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Аннотация
Братик погиб, мать уехала, а у отца новая семья в другом городе.
Но она сможет выжить одна. Сможет не сойти с ума от тоски по братишке, призрак которого просится жить в ее рисунках.
Выдержит ненависть бабушки, которая не считает ее родной внучкой, и не сломается, узнав, что было скрыто в заколоченных комнатах их квартиры.
Вступит в схватку, когда уцелеть нет никакой надежды, никаких шансов.
Только вера в чудо.


Ольга Апреликова
Жуткие снимки


Глава 1
Кошачья удача

1
Май был холодный, дождливый. Мерзкий. Мурку знобило. В Большом зале Академии с громадным и, наверно, красивым провалом посередине пахло влажным гипсом. И тухлятиной — это все штукатурка цвета мяса на стенах. И камень — лестница, колонны, фризы и прочие штуки — тошнотного, землистого цвета старых костей. За все месяцы подготовительных она так и не привыкла ко всему этому, по-прежнему чувствуя себя червячком в грудной клетке издохшего великана. Ладно, нытье ни к чему не приведет. Надо рисовать. Она нашла в разбухшей папке чистый лист — даже бумага влажная, что ли? Пальцы замерзли. Все замерзло. Присобачив лист на фанерку (тут много таких заляпанных, поживших фанерок на перилах валялось), откопала в сумке перехваченный резинкой пучок карандашей — половина тупые. Искать ножичек? Пофиг. Всего сорок минут до занятий: в тот раз задали рисунок с этого — иногда казалось, что шевелящегося — пергамского хентая сделать, а она забыла, конечно. Ладно хоть на алгебре вспомнила, после школы домой не пошла и сюда скорей. Хорошо, что близко. Снаружи дождь… Шорох по стеклянным квадратикам купола… Все серое, свет — серебряный, нежный, как колыбельная… Свет — дрянь! Мало света, ну и что: рисуй, дура! Она уставилась на кусок хнычущего мужика. Или лучше кусок лошади: нога, ребра, брюхо? Или вон тот мужик, спина и задница, а башки нет? Ну, без башки — оно спокойнее…
Осторожно она поднесла серенькое острие к бумаге: вот это первое соприкосновение графита с шероховатой поверхностью самое опасное… ой. Блин, так и знала: карандаш оставил нежный контур Васькиной щеки — ямочка, изгиб и выше, к синей тени виска… Васька мог проявиться в любой миг, везде, стоило только моргнуть: в трещинах на потолке над ее кроватью, в рисунке обоев, в изгибе стволов и веток деревьев, в траектории полета баклана над Невой — да вот только что, в маршрутке: дождевые капли по стеклу поползли чуть вбок и нарисовали дрожащий Васькин профиль — будто он плачет, бедный, плачет опять… А тут щека эта, висок… Пусть пока побудет. Надо искать стерку. Или не надо? Закусив губу, прищурившись, она провела твердую, точную, грязную линию мужского торса, потом — второй бок, посмотрела, куда тянется линия бедра… Дело пошло. Штришочки-черточки. Растушевочка. И мышцу — четче, четче, чтоб дрожала: его ж рвут на куски, этого каменного мужика. Битва жизни. Но взгляд невольно притягивала Васькина щека на краю листа: как бы скорей дорисовать ушко, жесткие белые волосы… тонкую шею… Стоп, дура. Кабана этого древнего давай рисуй.
Мимо проходили, зябко кутаясь, то студенты, то преподы — никому, к счастью, не было до нее дела. Ну, рисует девчонка с подготовительных — так тут таких полно. От визгливой мелочи с детских курсов до бледных старшекурсников. Вот метров за десять от нее хилый парень приволок аж мольберт выше себя ростом, и на бумаге там у него — будто увеличенная фотка куска этого Пергама. Хилый — он безопасный. На богомола похож… Молчит, сопит, горбится, ничего кроме рисунка не видит… Она посмотрела на свой лист с куском серого мужика: в общем, годно. Но еще полно работы. Ваську только надо убрать, чтоб не отвлекал, бедный, и она быстро, боясь задуматься, стерла его. Васька отомстит, конечно, вылезет — сколько она рисовала и рисовала его, братика ненаглядного, а ему все мало. В папке вон половина рисунков — Васька, Васенька. Отовсюду лезет. Жить хочет. Ладно, вечером нарисуем…
Запах. Вдруг. Запах лимончика и сказки, и еще чего-то… как ясный день, как белые цветы на солнце… Она подняла голову и вслед за ароматом проводила взглядом великолепнейшую златовласую красавицу: рослая, нежная до сияния девушка, уверенная — и ноги от ушей. А грудь… Подрагивает под белым трикотажем, кружавчики просвечивают. Мурка поплотней застегнула джинсовую куртку, чуть поддернула ее вверх, чтоб там, где розовые прыщики под пуш-апом, образовалось побольше объема. Посмотрела вслед красотке — какие ноги! Какая задница — ну, богиня с постамента в Летнем саду! А у Мурки и зада-то как такового нет, одни кости — сидеть больно, к шестому уроку изъерзаешься. Вот восемнадцать лет — есть. В марте исполнилось, и их класс отметил на детской площадке за школой пополнение обоймы совершеннолетних. Пиво дрянь было, правда, но на лучшее денег не набралось. Ребята не обиделись, поржали, попили, подарили дешевую коробочку коротких цветных карандашиков из «Буквоеда» напротив школы и один нарцисс. Мурка чуть не заревела, но удержалась как-то. А других подарков не было. Бабка и знать не знала, наверно — хотя, говорят, это она ее таким дурацким именем наградила — Марта… Отец, понятно, не вспомнил, мать… Да ну ее. Мурка сама себе день рожденья отметила: насчитала монеток — купила пакетик ирисок в желтых фантиках, Васькиных любимых, и сидела тихонько в комнате, рисовала подаренными карандашиками Ваську: как если б он был живой, настоящий, смеялся бы, нарядный, и они отмечали бы ее день рожденья так, как в прошлом году… Стоп. Нельзя.
Ладно, вечером дома надо его в цвете нарисовать. От этого решения сразу стало легче. Ох, ну как все же холодно-то! Она погрела ладошки дыханием, мрачно глядя на уходящую в сумрак громаду Пергамского алтаря, и снова взялась за карандаш.
…Про что это мы только что так хорошо думали? А, про восемнадцать! В смысле, толку-то: восемнадцать есть — а зада нет. То есть зад — как у Васьки, тощий. А не какой должен быть у взрослой, вроде как совершеннолетней девушки. А что поделаешь? Она — такая: мелкая, тощая. Восемнадцать никто не даст.
Она невольно снова посмотрела вслед божественной заднице в дорогих джинсиках-скинни. Лучше б не смотрела: навстречу златовласке спешил крупный, веселый, длинноногий рыжий парень в белой фуфайке, сиял глазами, зубами, вихрами, бородкой. Светился золотом в этом сером сумраке — как бог. Мурка хотела что-нибудь злобное подумать и про него — но почему-то не вышло. Уж больно он был хорош. Такой тяжеленький, литой, красивый, большой — и видно, что добряк. Или притворяется? Светится, правда светится… Да фиг с ним, надо рисовать… Ой, они целуются… Взгляд рыжего поверх нежных локонов его девушки пролетел мимо колонн и, как горячий мяч в баскетбольную корзину, влетел в Мурку, скользнул сквозь веревочные узлы нервов и выпал в сладкую дыру. Ой. Свело внизу, и мягко отнялись ноги. Сердечко затряслось. Мурка скорей опустила взгляд на бессмысленный рисунок, заскребла грифелем, — ай, блин, да тут уже не надо штриховать; схватилась за стерку — и нечаянно снова посмотрела на рыжего поверх фанерки с криво прикнопленным рисунком: ой, нет, он в самом деле светится… Рыжий смотрел спокойно, прямо ей в глаза, что-то шепча на ухо своей красотке. Очень ясно смотрел непонятным взглядом. Заметив Мурку. Запоминая ее. Мимоходом так не смотрят. Жадно, что ли? Зорко? Что ему надо? Мурка спряталась за фанерку: скорей дорисовать, а золотого рыжего — забыть.
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В пятницу настала такая классная теплая погода, что она, прихватив в буфете пирожок с картошкой, смылась с пятого и шестого уроков и, музыку в уши, промчалась по Кирочной мимо дома, потом по Пестеля мимо Академии, перебежала по мостику Фонтанку и свернула налево, в Михайловский сад. А то в Летнем глухих углов, где можно спокойно порисовать, толком и нет. И все статуи уже по два-три-четыре раза перерисованы, да и турье ходит, через плечо заглядывает: «Oh, what a cute little artist! A real little angel! What a beautiful drawing! How well you can draw, sweet girl!» Тьфу. Приятней, конечно, когда деловая овца в седых кудерьках сразу спрашивает: «How much is your drawing?»[1] Тогда — польза. Прошлым августом она, снаружи литтл ангел, внутри черная могила — в Летний являлась как на работу: беретик, красная юбочка, белые носочки, эскизник побольше, букет карандашей потолще, улыбочка — а горе поглубже в брыжейки. Бизнес. Но сегодня она хотела не зеленых бумажек, а просто порисовать Ваську, поэтому пошла в Михайловский, в угол к дворцу. Народу в саду было на удивление немного, пахло летом, чирикали мелкие счастливые птички. Нашла в зеленых пространствах свободную лавочку, достала Васькин альбом и сборник егэшечных тестов по русскому — до экзамена две недели. Сделала набросок, решила задания с первого по десятое. Подошли две рыбообразные скандинавы, спросили: «Мiss, how to get to the castle of the strangled tsar’?»[2] — объяснила, показала. Подумала о замечательной истории Отечества. По дорожке прыгали растрепанные воробушки, обалдевшие от солнца — ну и что. Ну их. Надо заниматься. Решила тест до конца, взялась было за Васеньку — тут московский дрищ в зеленых штанишках, ляжки лягушачьи, подошел, заквакал: «Милааая девочкаа, а гдее тут у вааас Летниий саад ваащеее?» Проявила стойкость и выдержку, не послала куда следовало бы, а на чистом, кодифицированном русском языке объяснила, показала — и с головой ушла в тест.
К четырем она отсидела задницу, решила пять тестов и нарисовала двух Васек. Постарше — получился нервный, испуганный, жалкий, босиком в драных джинсах: такой, каким он, не зная, доживал свои последние дни, пришибленный, измотанный гадскими гадами, папочкой и мамочкой — все нервы из пацана вымотали, твари. Будто много их там было, нервов-то. Наверно, два крошечных золотых клубочка: вот клубочек — «Мамочка, не расстраивайся!», вот клубочек — «Папочка, не сердись!» Твари. Только о себе думали. Потом повыли, конечно, но после похорон — опять. Даже в сто раз хуже, грызлись и грызлись… Ладно, стоп. Не реветь же тут, на ясном майском солнышке, у датчан и мурманчан на виду.
Васенька помладше который — получился совсем няшечный, глазастый, с мягким детским пузичком, сам весь голенький как яблочко, нежный, с тряпочным зайчиком в руках. Этого кривоватенького зайчика из клетчатой фланели она сама для него сшила, когда ей было, как сейчас ему, двенадцать, — а Ваське только шесть, и он был правда такой: гладенький, ласковый как кутя, тепленький, просил: «Нарисуй мне бегемотика! Собаку нарисуй! Хорошее — нарисуй!»
Куда делся зайчик-то, интересно? Вроде бы она его забирала с собой в бабкину квартиру? Да с такой жадной как сундук бабкой не то что клетчатого зайчика никогда не отыщешь — собственных кишок не найдешь, если без присмотра оставишь… Ох, а есть-то хочется.
Пирожок в рюкзаке завалился между учебниками и превратился в серый блинчик. Пах он прогорклыми столовскими противнями и школьной тоской, поэтому на обратном пути она скормила его уткам в сверкающей солнцем Лебяжьей канавке, а себе, по всем карманам штанов и рюкзака собрав мелочь, купила эскимо в подвальчике на углу за мостом. Без спешки съела, разглядывая, как над Соляным переулком перед Академией натягивают тросы: опять, наверно, цветные зонтики развесят пестрым ковриком, как в прошлом году. Убого, конечно, но жизнерадостно, как игра клоунов. Ладно, пора.
В темном коридоре возле аудитории, где сегодня занятия по композиции, толклись и трепались знакомые подготовишки, а в стороне — ой! — богиней инкогнито, в белом френчике с серебрушками, стояла, слегка светясь, та златовласая красотка. Пахла лимончиком и весной. Вроде как она смотрела в айфон, тыкала там что-то на экранчике, но Мурке показалось, что мягкий взгляд красотки исподтишка обволок ее неощутимо-теплым облачком и с интересом проводил за высокие двери. Чего это за интересы такие, а? И рыжий парень ее, золотой светящийся крупнячок, где?
Занятие по композиции сегодня не увлекло, хотя она любила возиться с треугольниками и квадратиками в условной геометрии плоского пространства листа и выстраивать между ними любовь или войну. А когда о жирном тупом квадрате в центре она нечаянно подумала, что это — бабка в сундуке, тошно сделалось! Даже голова закружилась. Конечно, ритм рисунка развалился, как разваливалось все, к чему прикасалась бабка. Ужасная судьба. Ни треугольничку, ни кругу жизни не стало. Ух, запереть бы ее навсегда в каком-нибудь ящике, пусть там в своей отраве задохнется!
Блин, труда в рисунке сколько. Порвать, выкинуть и начать все сначала? Лень… А препод, похожий на соломенного шведского козлика, подошел, похвалил за выраженный композиционный центр — знал бы он, что там, в плотно заштрихованном квадрате, мечется и бьется тупой башкой об стенки косматая жирная вонючая ведьма в сползших чулках… Как же она прожила, что превратилась в такую жабу? Бесполезная у бабки жизнь. Помрет — всем только легче станет… Кто о ней пожалеет? Точно не Мурка. Отец? Да бабка и его достала… Затошнило — от голода, что ли? Она отпросилась выйти, хотя до перерыва оставалось всего пять минут. Вышла в серое гулкое пространство…
Они, эти белая с золотым-светящимся, сидели напротив двери на колченогих заляпанных табуретках — и вокруг них мерцало облако теплого света. Рыжий уткнулся в планшет, что-то малюя, а златовласка, нежно наклонив головку, греясь в его свете и тепле, внимательно слушала, что он там над экраном бормочет. Оба подняли на нее глаза — ясно, прямо, жадно и весело. Парень поманил рукой, девушка улыбнулась:
— Иди к нам, юный гений.
— Ага, — хмыкнула она. — Бегу.
И прошествовала в туалет в дальнем конце коридора. Пока мыла руки под фыркающей прерывающейся струйкой, в трещинках старого кафеля над раковиной проступила нежная щека с ушком и прядкой волос, потом бровка, изгиб закрытого века… Мурка быстро провела мокрым пальцем, прочертив в тупой материи мира точный детский профиль: голова Васьки на миг ожила, дрогнула выпуклая ракушечка века… И все исчезло. Трещинки и мокрый след. Вот так всегда… Дура, на что обижаться? Она отошла, посмотрела в окно: май. Вечер. А как будто все еще день… Идти квадратики рисовать?
А эти двое все сидели напротив дверей в композицию. Да что ж им надо? Оба снова подняли головы, улыбнулись. Рыжий поманил рукой, показал пальцем в планшет: иди, мол, что покажу. Ага, щассс. Она уже прошла мимо, уже подняла руку открыть дверь — та с грохотом распахнулась на перерыв, из аудитории с визгом вылетела женского пола костлявая с подпрыгивающими сиськами юная тварь, а за ней прыщавый дурак. Мурка шарахнулась, но мосластый прыщ кувалдой вмазался в нее, снес — ее завертело, и, жалко мявкнув, она впечаталась в стену. Лопатки хрустнули. Поползла вниз. Вышибло слезы.
Но тут взметнулось пространство, большой рыжий теплый скорей отлепил от ее стенки, огладил по лопаткам — и те оказались целые. Но как же больно-то! Рыжий потащил в сторонку, и бледный прыщ крабом убрался у него из-под ног и смылся вдоль стены. Вокруг, бессмысленно гогоча и причитая, толпились сочувствующие кобылы. Отстранив их, рыжий посадил Мурку на табуретку, еще погладил горячими руками по лопаткам, по плечам:
— Все цело? Где больно?
— Норм. — Она, сморгнув слезы, наконец перевела дыхание. — Выживу. Руки убери.
Он убрал. Зато его златовласая богиня придвинула табуретку, обняла за плечи, окутав нежным запахом лимончика и сказки, заглянула снизу в лицо:
— А мне можно?
Какая ж она была теплая и свежая. И душистая. И тоже — большая. Мурка выпрямилась было, отстраняясь, но лопатки заломило, и она опять съежилась. Тут козликом вывалился преподаватель из аудитории:
— …Что произошло-то, где травма?
— Да все нормально, Аксей Юрич, — златовласка, покрепче приобняв Мурку, прицельно улыбнулась: — Дети ж придурки, не рассчитал один, снес девочку. Ушиблась немножко, куда ей теперь рисовать.
— Да, но может…
— Мы проводим, она тут недалеко на Кирочной живет, мы ее знаем!
Мурка онемела.
— Смотри, Яна! Я на тебя надеюсь! — выдохнул препод и отступил обратно в свет, духоту и гам аудитории.
Через минуту ее рюкзак и сумка с папками оказались у златовласой Яны в руках.
— Идем отсюда, — велел рыжий. — Дитё, ты есть хочешь? Что едят гении?
— Кости талантов, — буркнула она.
— Умная. — Они переглянулись.
— Вы тоже, — огрызнулась она. — Знаете меня, да? На Кирочной живу, да?
— На Кирочной, ага. Мы отследили. Понимаешь, не хотим тебя отпускать, — откровенно улыбнулся рыжий. — Да не бойся ты. Пойдем, в кафешке посидим, ты ж голодная, как бродячая кошка. И тощая такая же.
— Мы объясним, что нам от тебя надо, — добавила Яна. — Но не здесь же, а то это секрет. Пойдем кушать.
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Рыжего звали Шведом — фамилия такая. Бывает. Жил он в дорогущем, похожем то ли на крепость, то ли на фабрику новом доме у Невы, отделанном благородными, коричневыми европейскими кирпичами, с какой-то исторической водокачкой во дворе. Его квартира в три комнаты оказалась просторной, налитой светом, как эликсиром счастья, и почти пустой. Сиял белый паркет, везде пахло нежным Янкиным лимончиком. Мурке казалось, что ее пригласили в будущее, в нарядную позитивистскую фантастику, настолько далеко было отсюда до захламленной, пропахшей кошками и капустой бабкиной норы с комнатушками-пеналами. А тут! Простор и внутри, и снаружи! В комнате, которую Швед назвал студией, она замерла у окна: синяя Нева под беспредельным западным небом, набережная изгибом, с зелеными ковриками газонов, с цветной дробью катящихся велосипедистов и роллеров, со сплошным потоком машин; за широкой Невой всякие красивые домики, трубы, купола; а вон — шлем Исаакия, а это — штык Петропавловки… И золотое небо заката над невидимым за горизонтом морем.
— На. — Яна подала тяжелую белую кружку. — Рафчик. Красиво, ага?
— Красиво, — согласилась она, принимая пахучий кофе в обе ладони. — И там нереально нарядно, — она кивнула на синюю Неву, — и тут чистота… И творчество.
Комната была полна всяких фотоштук вроде рефлекторов, у стены — несколько задников разного цвета, а в углу — строй компов с громадными экранами, громадный принтер, стеллаж с фотокейсами, с фотоаппаратами, с объективами в прозрачных коробках, с ворохами фоток в папках и без. Она снова повернулась к закату над Невой и нечаянно сказала:
— Вот бы тут пожить.
— Да живи, — тут же хмыкнул расставляющий серебристые зонтики Швед. — За молоком будешь ходить?
Мурка посмотрела на Яну: та улыбнулась безмятежно. Она не видела в худышке Мурке не то что соперницу, но даже просто самочку примата. А может, ей в этом замке над Невой просто нужна прислуга? Мурка глянула на Шведа:
— Ты шутишь?
— Нет. Ты нам нужна. Очень. Для важных съемок. Лучше, если постоянно будешь под рукой, чем за тобой куда-то ездить. — Швед выпрямился, весь как бог золотой в сиянии заката из окна, и взглянул мягко и серьезно — у Мурки опять вздрогнуло в животе. — Времени не хватает ни на что. У Янки вон диплом, у меня — работа, концепт-арты и проекты по интерактивным средам. Да я, бывает, когда геймленды разрабатываю, по десять часов из-за компов не встаю, пиццу заказать некогда. А тебе что: школа скоро кончится, а ЕГЭ твое… Ну, что ЕГЭ, тебе тут всяко лучше заниматься, чем у бабки.
Мурка покраснела. Когда еще из кафе напротив Академии она звонила бабке предупредить, что не придет, из телефона вырвался бешеный поток помоев: разве что слово «курва» в нем было цензурным. Даже сидящий с противоположной стороны стола Швед все расслышал, не то что Яна рядом. Мурке еще никогда в жизни так стыдно не бывало: до слез, до удушья — а Янка всунула ей в руки свой нетронутый мохито, помахала в лицо кафешечной рекламкой и сказала:
— Не грузись. Старый больной человек, нервов, похоже, ноль. А ты — пей. Тут совсем немножко алкоголя. Реветь не вздумай. Ты слушай дальше… Ты поняла, что мы до этого сказали?
— Поняла. — Мятная ледяная мягкость напитка омыла ее обалдевший от Янкиного сочувствия умишко изнутри, успокоила. — Секса вам со мной не надо, так что бояться нечего. — Она погрызла крохотную ледышку — а что, секс — самое страшное? — и посмотрела в экран планшета. Взгляд снова провалился в прямоугольный кусочек другой реальности: у серых перил Большого зала худенький понурый эльф в мокрой джинсовой куртке. И она, и не она. Как Швед такое делает? — А надо вам меня всяко-разно пофоткать, потому что у меня странная внешность.
— Ты не там, не здесь, — сказал Швед, не отводя вдумчивых теплых глаз. — Не ребенок — не взрослая. Не мальчик — не девочка. Вот я и вижу… Такое существо: ни возраста, ни пола. То ли ангел, то ли бес. Как подгримируешь. Короче, ты — то, что мне сейчас надо в проект. Ты очень мне сейчас нужна такая. А там посмотрим.
И Мурка согласилась. Переступила черту, отделяющую ее, бездомную кошку, от странной волшебной жизни Шведа и Яны. И ее в большой белой машине привезли сюда. В трехкомнатный замок над Невой.
Она отпила из тяжелой кружки густого сливочно-кофейного счастья и сама себе не поверила: неужели вот это она, ничейная бродячая Мурка, сейчас стоит у огромного окна в золотом свете заката и смотрит, как по медно-синей Неве идет белый пароходик? И что это именно ей говорят, что она — и «нужна такая»? Она — вот эта замухрышка с кучей проблем?
— Оставайся, — сказала Янка. — Вон у нас комната, где реквизит, мы туда почти не заходим. Диван там есть. В школу утром я тебя буду отвозить, все равно каждый день по Кирочной проезжаю. Чего тут: через мост — и на месте.
Завыл телефон. Мурка достала его, оказалось — отец. Блин, это бабка уже наябедничала… Надо ответить:
— Да, пап.
Голос отца звучал так же раздраженно, как бабкин, но хоть без мата:
— Что там у тебя, не можешь без историй? Почему не дома?
— Я у подружки. — Яна и Швед переглянулись, притихли, слушая. Мурка не смутилась. — Пап, готовиться ведь надо. Первый экзамен через две недели. И в школе сплошные итоговые контрольные. Ну, пап. Ты ж знаешь бабушку.
Отец только хмыкнул:
— Ах да, точно. Ну ладно, школа. Что за подружка?
— Одноклассница. Мы готовиться вместе будем.
— А ты не врешь? — Тревожится он, как же.
— Пап, зачем? Да, я сбежала из дому, потому что бабка… Она невыносима, а мне надо как-то нормально экзамены сдать… Пап! Кинь мне денег, а то надо за июнь курсы оплатить. И за интенсив.
— Сколько?
— Семь триста.
— И все? А на что ты живешь?
— Да все нормально, пап. У меня все есть.
— Мать присылает?
— Ты знаешь, что нет. Пап, ну все, спасибо, жду. — Мурка закончила разговор, посмотрела на Шведа и Яну: — Вот. Я наврала отцу. Зачем — не знаю.
— Ну наврала и наврала, — пожал плечами Швед. — Я б тоже наврал… Врать проще. Все равно не поймут. А что, ты только с бабкой живешь? А отец с матерью где?
— Отец в Нижневартовске. Нефтяник. У него новая семья. Деньги делает. А мать… Ну, у нее своя жизнь, э… эм, духовная. Она, в общем… — Мурка вздохнула и, снова вспыхнув, сказала, что знала: — Она квартиру нашу продала и деньги какому-то монастырю пожертвовала. Теперь там живет, в этом монастыре. В Подпорожском районе где-то. Это на севере области.
Швед и Янка переглянулись. Янка осторожно спросила:
— Она — нормальная? В смысле — просто очень верующая или…
— Или псих? Я не знаю. Святоша, в общем. «Доченька, я за тебя помолюсь, и ты молись, — заныла она материным голосом, — а денег у папы не проси, не надо нам неправедных денег, а лучше приезжай-приезжай, зачем тебе эта бесовская блажь, рисование твое проклятое, а мы тебя примем, душеньку твою спасем, себя познать поможем, а мне помощница очень нужна, приезжай». Как-то так, в общем.
— Поедешь? — почти всерьез спросил Швед.
— Нет. — Мурка знала, что к настоящей маме, той, какой она была давным-давно, пусть грубоватой, воняющей аптекой, вечно отмахивающейся, но веселой, она побежала бы пешком в этот Подпорожский район, черт его знает, где он вообще! А вот к этой чужой, странной, серой женщине в платке, в затхлой длинной одежде, вечно рассыпающей какие-то таблетки, все слова которой — прокисшая ложь… Она повторила: — Нет. Пусть уж как-нибудь без меня спасается. Еще помешаю ей живьем на небо влезть.
Пиликнул телефон: отец перевел деньги. На десять штук больше, чем она просила. Да, для отца главное — деньги и вторая семья, для матери — ее ритуалы. Каждому свое.
— Откупается, — кивнула на телефон Янка. — Слушай, не злись на них. Они ж чувствуют, что тебе не нужны. Ты сильная. Справишься. Сколько уже своим умом живешь?
Мурка пожала плечами и допила кофе. Отец еще хоть как-то обращал на нее внимание, а рассчитывать на мать Мурке с раннего детства даже в голову не приходило. Швед хмыкнул:
— Ну, короче, думай сама. Пахать, конечно, придется и моделью, и ассистенткой на съемках, вон, зонтики расставлять обучим, но зато — нормальное место для жизни… Я б остался. Лето тут поживи, а там, если передумаешь с нами, — как поступишь, общагу попросишь или снимешь какую комнатку… Но независимость дорогого стоит. — Он глянул на фот в руках и вздохнул: — Янчик, найди дитю пару белых платьев… Ах да. Тебя как звать-то вообще?
— Мурка, — созналась она.
— Эм… Звучит мрачно и гордо. Что, прям так и звать?
Сейчас объяснить? Нет, немыслимо. Этим золотым — и ту историю? Нет, ни за что.
— Это привилегия, ясно? — улыбнулась Янка Шведу, потом так же лучезарно улыбнулась Мурке: — Не всем дозволено так тебя звать, правда?
— Секрет есть, да, — кивнула Мурка. — Но снаружи имеется объяснение попроще: у меня фамилия кошачья. Катцепрахт. Марта Катцепрахт.
— «Кошка какая-то»? Немцы, что ли?
— Да если и были немцы… То пра-пра-пра какие-то. Бабка… Фольксдойче, так это называется. Но я не слышала, чтоб она по-немецки говорила. Хотя в Советском Союзе среди немцев это в общем принято было скрывать.
Швед мрачно кивнул.
Янка скорей потыкала в телефон и засмеялась:
— «Прахт» — слава, блеск, роскошь, великолепие! Швед, мы что, поймали волшебную кошку?! Тут еще написано, что «Прахт» — это имя-талисман!
— Кошачья удача? — уточнила Мурка.
— «Кошачья удача»! — Глаза Шведа сверкнули, он ожил, от мрачности — не следа, а в жилах — будто сияющий золотой мед. Он светится, что ли? — Это не так и мало. Мне б не помешало немножко кошачьей удачи!
В соседней комнате было полно коробок с загадочными шифрами, несколько стоек, тесно забитых одеждой в чехлах, громадный туристический рюкзак, прозрачные огромные коробки со смотанными цветными веревками и карабинами, большой черный диван и — стена-зеркало. Вот просто целиком по всему периметру, без всяких стыков — громадное зеркало. В нем отражался закат над городом, коробки и одежда, крупная стройная Янка с сияющими волосами — и дикая, взъерошенная, в растянутом свитере худышка с бешеными стальными глазами, ростом ниже Янки на голову. Дитё, — правильно Швед говорит. Мурка. Приблудный котенок. Ну и что!!! Да они вообще первые в жизни, кто смотрит на нее по-настоящему! С интересом! Потому что видят в ней что-то нужное для работы! И даже если этого нужного окажется немного — ну и что! Зато она познакомилась с настоящими крутыми молодыми художниками! С золотой парой страшно красивых людей!!! И они привезли ее прямо к себе домой и даже — она посмотрела на великанский черный диван — жить тут приглашают! Пустили ее в свою волшебную, взрослую жизнь! И если надо, чтоб не выгнали из этих новеньких, насквозь проветренных невским простором комнат обратно к бабке, стать им не только моделью для съемок, но и домашней ласковой кошкой, бегать за молоком, мурлыкать и мыть кофейные чашки — она станет!
— Швед, — позвала Янка и, когда тот возник золотистой чеканкой в темном проеме, сказала, постукав носочком белой балетки в ящики с тросами: — Слушай! Тут из-за твоего альпинистского снаряжения места маловато. Ты ж в ближайшее время никуда не едешь? Так давай снесем в подвал в кладовку?
— Да я забыл… Ах да, мне ж еще паракорда прикупить надо, в августе-то мы… Ладно, ты права, до августа еще вечность, — он подхватил тяжело брякнувший рюкзак и коробку с цветными веревками. — Пойду снесу. А вы, девки, давайте, время не теряйте!
— Он еще и альпинист, — уважительно сказала Мурка. — Потому и бородатый? Ну, романтика походов, все такое?
— Борода ему идет, и он, модник, это знает, — улыбнулась Янка. — А что до альпинизма — так он просто любит залезть куда повыше; желательно в южных или ненаших краях. Там внизу полная кладовка всякого такого барахла специального. А что тут валялось — так ему после приезда убрать просто некогда было. Он всего-то на прошлой неделе вокруг Монблана гулял. Ну и восхождения были… Фотки присылал: красота и синий ужас. Небо — кобальт, снег — серебро. Но очень холодно, говорит, было… Вот в августе и захотел куда-нибудь на юг.
— А ты с ним? Ну, в августе?
— Я высоты боюсь. Но люблю эти альплагеря европейские, эти хижинки в горах… Уютно. Посмотрим… Вот, — Янка выбрала несколько чехлов с одеждой, положила на диван. — Эти вроде самые маленькие, но не знаю, примеряй. Потом выходи к нам, гримироваться будем…

Глава 2
Линии призраков

1
В субботу с утра вместо геометрии и прочей физры она проспала до одиннадцати, а потом вместе с сонной, ласковой, как омлетик, Янкой они на громадной кухне — нержавейка, белизна и сверкание, — попивая зеленый рисовый чай с клубничными чипсами, готовили немыслимую зеленую запеканку из брокколи, спаржи, тертой морковки, яиц и огромного количества дорогущего пармезана. Все это, как и целую кучу других нарядных продуктов, в одиннадцать, всех разбудив, приперли в коробках курьеры доставки, и сонный лохматый Швед расплатился с ними картой, а на чай дал синюю бумажку. Блин, откуда у него столько денег? Неужели фотками, пусть даже такими, можно так круто зарабатывать? Молоко тоже привезли, кстати, — зачем за ним ходить-то?
Янка без косметики казалась еще нежнее и милее. Лицо богини из Летнего — Аллегории Красоты? Да нет, Беллоны, что ли… Как она голову наклоняет: вроде бы мило, но на самом деле — безжалостно. Мурка еще присмотрелась: ну да, точно. Вся эта Янкина прелесть — оружие пятисотого левела. Холодок защекотал меж ушибленных лопаток: что там у Янки внутри, под этой нежнейшей броней? Мурка пошла в комнату с черным диваном, порылась в своей тяжелой папке, нашла рисунки из Летнего — ага, она, Беллона. Похожа. Очень. А Швед на какого бога похож? Или на кого? Непонятно. У него и у Янки — слишком чистые лица. Идеальные. И это странно: в лицах всех людей, на которых Мурка останавливала взгляд, всегда проступало что-то животное. Кто на крысу похож, кто на цыпу. Эволюция, ничего не попишешь. Миллионы лет звериного прошлого. Она вспомнила картинку из учебника со зверьком — первопредком всех млекопитающих. Такая мелкая живучая фигня вроде крысы с пушистым хвостом. От него-то, от пургаториуса, все олени и тюлени, кролики и алкоголики. Вот этот-то пургаториус временами так проступал в лицах одноклассников, учителей, пассажиров в маршрутке, что приходилось закрывать глаза и думать о статуях в Летнем саду. В лицах же статуй ни крысиного, ни свинячьего нет, потому что они — как это? — одухотворены мастером? В смысле — каждый скульптор прячет звериную тоску безволосых обезьяньих морд под маской красоты, гармонии и благолепия. Каждый скульптор, каждый художник — врет. Человек — животное, которое не желает себя таковым признавать, а искусство помогает ему верить в свое богоподобие. Мурка кивнула себе: да, такая игра. Может быть, единственная, в которую имеет смысл играть.
— …Ты что ушла, котенок? Слушай, а ты все свои рисунки с собой всегда таскаешь? — вошла Янка. — То-то я смотрю, папка тяжелая.
— Которые похуже — дома… А эти мне нравятся. Боюсь оставлять.
— Бабка испортит? — Янка присела на краешек дивана.
— Нет, она их ворует. В скупку антикварную носит. У нее там старый хрыч знакомый — бумагу состаривает как-то и потом за Серебряный век продает. Она даже мои детские рисунки воровала, цветными карандашиками еще, а старый хрен их коптил, пересушивал и тоже продавал — мол, рисунки детей, погибших в блокаду. Одно время она меня даже пыталась заставить специально блокадные картинки рисовать. Фиг. Теперь в детский садик ходит, выпрашивает… Да ну ее, — усмехнулась Мурка. — Мать хуже, она вообще просто перед продажей квартиры взяла все-все выгребла, пока я в школе была, и тупо спалила во дворе за мусорными баками. Так что в этой папке только то, что я за этот год нарисовала. Берегу.
— Это очень много. А посмотреть можно?
— Давай потом. — Мурка никому не хотела показывать Ваську. Она скорей протянула Янке Беллону: — Смотри. Ты без макияжа — вылитая она. Богиня.
Янка притихла, рассматривая рисунок. Потом встала и подошла к зеркалу, потопталась, поймала позу — и замерла, косясь на рисунок. Вздрогнула, ожила и убежала к Шведу:
— Золотой мой, ты только посмотри!.. Дитё-то правда дико талантливое!!! Ты глянь, глянь!
Из студии донеслось беззлобное, бархатное ворчание Шведа — в том смысле, что ему мешают работать, что да, талантливое, по съемке ясно, и, блин, где вообще обед — и резко оборвалось. Мурка запихала выставляющиеся углы рисунков в папку и застегнула молнию. Захотелось на папку сесть. Или спрятать под диван. Там в ней еще папка поменьше, синяя Васькина, тоже глухо застегнутая. И того, что там застегнуто, — никто видеть не должен. Никто! Через минуту они вошли оба, золотой и белая, юные боги счастья, такие сияющие, будто в ДНК у них пургаториусом и не пахнет. Швед осторожно нес Беллону за самые краешки:
— Кошка, ты это сама рисовала? Прям вообще сама-сама?
— Я рисовать умею: закончила художку.
— Это видно, но вот… Слишком круто для такой девчонки. А ты преподам на подготовительных показывала?
— Свои — нет. Только задания.
Швед подсел к ней — и к папке! — на диван, заглянул снизу в лицо, попросил бархатно:
— Ну, мне покажи еще, а? Котенок мой замечательный, ну тебе жалко, что ли?
Он и вчера на съемках порой впадал в этот приторный тон, каким говорят с милыми детками: хотел быть старшим и ласковым, но не умел. Но смотрел как на человека, поэтому пусть говорит, как хочет… Мурка приоткрыла молнию на папке, вытащила несколько мелких, на А4 рисунков из Летнего:
— Эти я для туристов рисую.
— На еду зарабатываешь? — распереживалась Янка.
— И на бумагу, трусы и кино, — безжалостно ответила Мурка. — Немного, но хватает.
Швед рассматривал аполлонов, помон и нимф молча — взглядом зорким, тяжелым. Когда он так вчера смотрел во время съемки на нее саму, все в животе замирало и щекотно ежилось. Кивнув, он бережно подровнял стопку рисунков и перевел прозрачные, янтарно-жадные глаза на Мурку. Она сдалась и вытащила рисунки получше: статуи, портреты зверюшек-одноклассников, натюрморты из странных вещей вроде туфель, перевернутых будильников и безглазых пупсов, иллюстрации к страшным сказкам — ну, и учебные работы с подготовительных.
— Я хочу на книжную графику поступить, — объяснила Мурка, когда Швед, посмотрев на дикую, злую картинку про Красную Шапочку, поднял на нее обалделые глаза. — Ну и графические книги рисовать…
— Да тут готовый концепт-арт, — Швед посмотрел на рисунок, передернулся и спрятал его под другие. — Лихо, однако… Да ты, я смотрю, только с виду бедная детишка… А внутри-то — бешеный гений!
Янка села рядом со Шведом и прижалась к нему. Оба они изучали каждую работу подолгу. Янка иногда показывала розовым леденцовым ноготком то на одно место в рисунке, то на другое, Швед кивал — а Мурка не могла понять, что они видят: ошибки или удачи? Наконец Швед поднял глаза:
— Ты что, вторую жизнь живешь, что ли?
— А?
— Ты — мастер.
— Я просто много рисую. И много всего смотрю.
— Я тоже много рисую и много смотрю, — сказала Янка. — Но чтоб — так… С такой техникой… Еще толком не учившись… Может, ты правда какая-то… Трехглазая?
Ну и что отвечать на такое?
А Швед показал на папку:
— Там еще чего-то много, а?
— Там самое интересное, — сказала правду Мурка, думая про синюю, Васенькину, папку. — Но давайте не сейчас. А когда я к вам немножко побольше привыкну. Я… Я покажу, правда. Может… Может, вы мне подскажете, что с этим можно сделать.
2
А вечером Швед снова закрыл окно плотной светонепроницаемой шторой, установил свет и позвал работать. Янка опять надела зеленый комбинезон, оставлявший только жуткие дырки на месте глаз, откуда посверкивали синенькие огоньки. Потом Швед превратит зеленую фигуру в чудовище, добавит фон, детали, и получится жуткая странная картинка. Вчера Янка истискала ее так, что до сих пор ребра болят. И лопатки… Днем Швед показал несколько готовых картинок, все утро работал: белый ангел извивается в клешнях склизкого краба, дитя в рваном платьице целует вурдалака — странная жуть, от которой мурашки не только меж лопаток… А уж Красная Шапочка…
— Кто это покупает? — передернувшись, спросила она.
— Да есть клиенты, — усмехнулся Швед. — Тебя вон тоже зацепило, я заметил, а ведь полно таких, кто совсем «добрый вечер», — он покрутил пальцем у виска. — А еще я фотографирую богатых дамочек скучающих. Фантазии их воплощаю. Тут, на днях буквально, одна из Берлина прилетела, отдохнуть на родине: «Меня надо сфотографировать мужу в подарок, и я выбрала образ развратной феи, вы понимаете?» Натюрлих, понимаем. Муж-то на съемку одобрил бюджет в триста тысяч, чего тут не понять. Любой каприз за ваши деньги… Нам одного реквизита из антикварок на семьдесят тысяч осталось, тоже доход… А так вообще я все снимаю, только у богатых. Хоть новобрачных, хоть новорожденных, хоть новопреставленных. Семейная съемка, детская, закрытые корпоративы, карнавалы для избранных, портретная съемка, приватная, секретная… Деньги. Бизнес. А вот ты… Ты — мое творчество. И ты, — он улыбнулся Янке, — тоже творчество.
К ночи Мурка устала так, что, пока Швед менял свет, прилегла прямо на фон, положила голову на руку и закрыла глаза.
— Лежи, лежи, — странно сказал Швед. — Нет, глазки не открывай. Поспи, если хочешь… То, что надо. Янка, прикрой ее какой-нибудь рваниной…
Стало тепло от включившегося софтбокса. Швед и Янка шептались где-то далеко, потом она почувствовала нежное прикосновение гримерской кисточки…
— Лапочка моя, — пробормотала Янка. — Спи.
И Мурка в самом деле уснула.

С утра так сияло майское небо, что Швед постоял у окна, жмурясь на синюю Неву и белых, ослепительных на солнце чаек, засмеялся — и они вдруг поехали на залив. Встречать лето: куда-нибудь подальше, за Зеленогорск, — куда не добрались сограждане с детьми, собаками и шашлыками. Но парочку фотов он с собой прихватил и, когда они нашли далеко-далеко удивительное место: берег вдоль кромки воды будто великаны вымостили большими и малыми розоватыми валунами, солнце сияет, морем пахнет, чайки орут, — конечно, устроил съемку. Только позировать нельзя, а — просто жить… Рассматривая на обратном пути фотки прямо с фота, Мурка в который раз изумилась: как у Шведа такое получается? Обычные вроде снимки: Янка с золотыми волосами, море, валуны, она сама, несуразное, костлявое и счастливое сероглазое существо, — а защемило сердце. Почему человеческая жизнь такая яркая — но жутко короткая? Почему вот она, Мурка, может скакать по мокрым валунам в сверкающих брызгах и смотреть в синее море, а Васька… Странно как-то. Она только первый раз за два дня про него вспомнила. Не рисовала. Не помнила о нем. Почему? Мурка посмотрела в окно: машина летела по КАДу домой, слева — самолетик вон садится, там Левашовский аэродром, справа — ай! — мелькнули серые памятники выходящего к КАДу угла Северного кладбища. Васька там. Родной, лобастый, хитрый Васька… Далеко, на новых участках, там даже деревьев нет. Глубоко-глубоко под землей… Мурка сжалась на сиденье, подобрав коленки. Янка оглянулась:
— Ты как? Все норм?
— Норм. Снимки уже летние-летние! Спасибо за такой классный день!
Она вернулась к фоту, стала листать дальше: море, камни, синее небо, золотая Янка… Ой!
Васька!
Она едва удержала тяжелый фот в руках. В сером пространстве между мирами, положив голову на руку, спал худой, жалкий Васенька, накрытый серым рваным свитером. Выставлялись коленки и щиколотки в синяках и ссадинах, плечо, родной локоток… Щека, ушко, шейка, вихры… Как он устал, как он замерз, бедный, в этом сером мире в нигде… Блин! Дура!!! Это же она сама!!! Это вчера, как она уснула, Швед все фоткал и фоткал! Она полистала снимки дальше: да… Ракурсы разные… Свет отличается… Она посмотрела в рыжий надежный затылок Шведа и чуточку успокоилась. Потом глянула в правое окно: кладбище давно проехали, конечно, КАД летит серой полосой с бесконечными мертвыми деревьями за ограждением… Она снова уставилась в снимок: мир «нигде». Мальчик, которого похоронили прошлым летом. Мальчик. Братик. Бедненький… Не мертвый вовсе, а просто спит. Вот он. То есть это она сама. Это она. Или все-таки — он?
И странные же мысли приходят в голову…
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…После школы она побрела домой к бабке забрать учебники и вещи. Швед велел забрать все, что можно утащить самой, и приехать на такси. Странный все же поворот жизни: раз, и она уже как будто и не она, одинокий звереныш, а нужная модель с фактурной, особенной внешностью. На невидимом золотом поводке привязанности к новому волшебному, красивому миру, где софтбоксы, запеканки с брокколи, залив, щелчки затвора, красивые и умные, жутко талантливые Швед и Янка, серебристые с изнанки волшебные зонтики, зоркий и тяжелый, насквозь, до золотой щекотки, взгляд Шведа… И поводок этот невидимый у него в руках. Ну и что. Пусть на поводке, но ее туда взяли, потому что она стала нужна. И будут съемки, лето, красота во всем… Она поступит, попросит комнату в общаге, подзаработает денег — и настанет свобода и счастье…
Она зашла в парадную. Сколько ни моют — даже пароочистителем проходили, когда появились «богатые» квартиры и «хостел» на четвертом, — все равно смердит раскольниковской нищетой. Архитектор строил-строил эту свою поэму, старался; и конечно, бедный, даже представить не мог, что с его домом сделают конвульсии истории и родное простонародье. По истертым и избитым — узбеки во время ремонта в богатейской квартире сбрасывали чугунные батареи прямо так, с грохотом по мрамору — ступеням дошагала к себе на третий, стараясь не наступать на сколы, выбоины и трещины, будто это правда раны в живом теле. Перед облезлой двустворчатой, осевшей дверью уж было достала ключ — раздался звонок. Она вытащила телефон — о! Хм, ладно:
— Але?
— Але, Малыша? — обрадовался любящий хриповатый голос. — Да где ж ты пропадала? Я аж танцевать готов, что тебя наконец камеры увидели! Поднимись на немножко, дело есть!
— Ок, иду, — Мурка сунула телефон в карман и стала подниматься на четвертый. Там располагался «хостел». Как бы «хостел». Вместо китайцев и москвичей с чемоданами туда поднимались шмыговатые или вальяжные дядечки налегке. Дядечки-то знали, что на четвертом этаже вовсе и не хостел. А уютное, дорогое, грамотно охраняемое «заведение». В петербуржском стиле, ага. На бледно-кремовых стенах комнат-номеров там висели большие, на А3, прекрасные и отвратительно притягательные рисунки в шикарных позолоченных рамах. Великолепно выполненные ею, Муркой, в стиле ар-нуво. Некоторые из них Мурка рисовала прямо в номерах. С натуры, да. А некоторые — дома по ночам, насмотревшись японских мультиков до тошноты. Или срисовывая нужные композиции со стоп-кадров элитной порнушки. Ну и что. Деньги-деньги-деньги. Money-money-money. И не стыдно нисколечко вообще: ведь вот — рюкзачок, вот — курточка, вот — кроссовочки, вот — деньги на еду. И заразы ж такие деньги эти — так быстро кончаются!
Тяжелая, многослойно-металлическая дверь «хостела» радушно отворилась ей навстречу:
— Малыша! Привет, золотко! — Администратор Митя, шестидесятилетний, худенький, похожий на енота, в черно-белой полосатой жилетке, сиял ей навстречу черными бусинками глаз за прямоугольничками очков и дружески растопыривал лапки с черным маникюром: — Входи скорей. Кофе будешь?
— Буду. — От хрупких Митиных объятий смешно уворачиваться. Для нее он добрый, как фея-крестная. И пахнет клубничными зефирками в шоколаде. — Привет. У тебя бантик новый? Класс. Тебе идет.
— Мой лиловенький. — Митя нежно прикоснулся к галстуку-бабочке, покосился в зеркало: — Правда одобряешь?
— Точный оттенок, — кивнула она. — Цвет счастливого либидо.
Довольный Митя еще потрогал бабочку и повел Мурку по запутанному коридору мимо зеркал и закрытых дверей. Одна была открыта — в номере со среднеазиатской истовостью возилась уборщица Ноза, похожая на жука в своем вечном зеленом с люрексом платке. Гостей тут ждали не раньше семи, и пока было пусто, свежо и тихо, лишь в подсобке жужжала стиралка.
— Только что доставка приезжала, — сказал Митя. — И пирожные — у-у-у! Будешь?
— Фисташковое есть? — Мурка сняла рюкзак, входя за Митей на сияющую чистотой кухню.
Там громоздились коробки и коробочки с угощением для гостей, на подоконнике грудой сохли вымытые, сверкающие на солнце металлические подносы, в сушилке сиял хрусталь. Пахло кондитерской.
— Есть. — Митя зарядил гейзер пахучим кофе, поставил на плиту; распихал коробки по углам и в холодильник, выложил на блюдечко и поставил перед ней пирожное: — На здоровье, ласточка!
— Спасибо, — Мурка наклонилась и вдохнула ванильный нежный запах: — Ой, Митя, какое спасибо!!
— Устала моя Малыша. — Митя налил ей кофе в розовую чашечку, потом — себе, сел напротив: — Ну, как школа?
— Норм. Почти что финиш. Скоро последний звонок.
— Ой. Ты ведь не будешь наряжаться в как бы старинную школьную форму? Ну, белый передничек, коричневое платьице? — встревожился Митя.
— Хотела попросить у вас из костюмерной напрокат, — мрачно сказала Мурка, доедая пирожное.
Митя, ахнув, откинулся на спинку стула и, сообразив, рассмеялся:
— Ах ты негодяйка!
— Митя, а ведь, наверно, все эти псевдодевственницы, когда такое платьице с передничком напяливают, прекрасно понимают, что делают, а?
Митя сделал вид, что разглядывает глазурь на своем ореховом коржике. Мурка все равно продолжила:
— И знают, о чем думают парнишки и взрослые дядьки, когда видят эти кружевные фартучки, жирные коленки над белыми гольфиками, бантик на попочке. Хентай не я одна изучаю.
— Ну, простонародью так проще искать друг друга для своих примитивных утех. Бог с ними. В конце концов мы тоже в этом бизнесе. А ты, детка, стала зла и цинична.
— Я? Да я — пушистый наивный утенок… Глянь-ка, вот он, цинизм как есть. — Она зашла в инсту и быстро нашла профиль одноклассницы, а там ее фотку топлес: тонкое предплечье чуть прикрывает соски крупной груди, накрашенные губки сложены уточкой, глаза сальные, прищуренные — и подпись: «Твоя 11-классница». — Смотри, какая половозрелая. Кариной зовут.
— Девственница?
— Вроде как снова — да. Мать ей починку оплатила.
— А номерочек дашь? — Митя изучал Каринкины фотки, на которых она или разными, порой акробатическими способами обнимала гигантского плюшевого медведя, или поливала газировкой белые трусы на себе, или с видом примерной отличницы читала «Пятьдесят оттенков». — Наш скаут ей позвонит. Экая гормональная озорница, надо брать… Ну и товарный вид свеженький, миленький. Дорого уйдет. Мы как раз топ-менеджеров из Челябинска ожидаем на той неделе.
— Да пожалуйста. Сейчас перешлю… Вот. Все равно она…
— Что?
— Да не проживет долго.
— …В смысле?
— Не знаю. У нее лицо кукольное. Какой-то резиновый труп, а не девчонка. Противно, как будто на дохлятину смотришь.
Митя поежился:
— Малыша, ты шутишь?
— Не знаю. Так, мерещится… Я иногда вижу в лицах у стариков что-то такое… Как будто у них уже последний билет на руках. Вот и Каринка… Ее не жалко. В ней будто души нет, одна биология. Дур вообще не жалко. Ну и тех, кто только самки и больше ничего. Не жалко, нет. И этих твоих… ну, сотрудниц — не жалко.
— Юность их жалко, — философски загрустил Митя. — Ну да ладно, каждый себе свое выбирает. Кто — грязь, кто — князь… Человек всегда сам решает, сам — внутри, и даже не умом, а потрошками, сколько ему, человечку, цена. Субъект он или объект. Очень рано решает, я заметил. Вот как эта — ага, Карина — сразу объект. Сама ни к чему не способна. Но красотка… А еще есть такие подружки?
— Митя, у меня нет таких подружек. И вообще у нас в классе только две такие озабоченные дурочки. Каринка и еще одна, прыщи как боеголовки, все парнишек лапает. Но та совсем тупая, вымя до пупа и ноги короткие. Не девчонка, а… Пылкий бекон. Кружевной передничек ей мать такая же тупая уже сшила. И коричневое платьице с манжетами.
— Неприятно, — повел плечиками Митя. — Дешман. Моветон. Нам не годится, мы ж не на рабочей окраине… А остальные?
— Остальные — девочки как девочки, юбочки-блузочки, поступать хотят, Ремарка читают и Докинза, гормоны под контролем держат.
— Милая, — развеселился Митя, — приличие не исключает согласия! А?
— Митя, нормальных девок телефоны я тебе не дам, хоть они мне ни разу не подружки… У меня вообще подружек нет.
— Я заметил. А почему?
Мурка слегка растерялась. Потом сообразила:
— Ну, они остались в прежней школе, в прежней жизни. А тут… Не знаю. Некогда. Они — дети. Пустоголовые, веселые. Ни уму, ни сердцу. Ну их. — Митя смотрел так грустно, что она скорей заулыбалась: — Митя! Мой самый лучший друг — ты! Очень вкусное пирожное, спасибо. А чего ты меня пригласил? Есть заказы?
— Позавчера две твои картинки купили. Прям со стены сняли. И попросили еще две, чтоб с брюнеточками, в стиле Бакста. — Енотик Митя в картинках понимал хорошо, давным-давно закончил в Академии, куда Мурка хотела поступить, реставрационное отделение и долго работал в Эрмитаже реставратором.
Его тянуло к искусству, и он, приметив Мурку с этюдником, подкараулил в ноябре в подъезде, уговорил ее, голодную и замерзшую, сначала показать, что есть с собой в папке на продажу, и обрадованно купил парочку готовых богинь из Летнего — Мурка сразу побежала в кафешку и наелась там, как тузик на помойке. И еще варежки купила, и немножко колбасы и хлеба, на завтрак и в школу с собой бутербродик чтоб… Митя ж денек подумал, снова подкараулил — а колбаса-то кончилась, есть хочется — и подговорил порисовать «неприличное» за денежки. Целую голубую бумажку дал авансом. И за первые же пять сладких картинок, присвистнув, сказал: «Давай рисуй еще!» и заплатил столько, что Мурка тут же побежала и купила классную зимнюю куртку. Митя разжился «позолоченным» багетом и, жадно сверкая глазками и очками, скоро заказал еще картинок, мол, гостям нравится, хотят такой «петербуржский сувенир», особенно москвичи. Мурка «разбогатела», купила зимние ботинки и дорогущую акварель «Ленинград», была благодарна, нарисовала моментально распроданную серию с Екатериной Второй, а Митя организовал небольшой гешефт: помимо основной оплаты еще плюс — когда клиент покупает картинку, Мурке — треть от цены. Остальное владельцу заведения, самому Мите и на новый багет.
— И еще один клиент скорее что-нибудь акварельное просит, нежное, сдобное. Вот как пирожное безе, и чтоб в стиле рококо. Тут будешь рисовать или дома?
— Тут, — Мурка не стала говорить, что дома, похоже, жить пока не будет. — Сегодня брюнеточек, рококо завтра. Быстрее получится. Бумага еще есть?
— Все в коробочке, как ты оставила. Краски, карандаши… Ноза! Принеси из кладовки Малышину коробку!
Через минуту Ноза, кланяясь, притащила большую плоскую коробку из-под элитного постельного белья, Митя ее забрал и почтительно пристроил на стул рядом с Муркой:
— Еще кофейку?
— Давай… — Мурка открыла коробку, достала бумагу и карандаши, пересела к подоконнику с подносами и, прямо на приятно твердой крышке коробки, принялась за дело. Сладкие линии женского юного тела сами проступали из белизны листа, надо их только обвести… Нежные, точные линии… Васька неслышно возник рядом, встал за спиной, следил. Казалось, она слышит его детское дыхание. Он тоже хотел на залитую солнцем бумагу — и проявиться под Муркиным карандашом, ожить, взглянуть серыми смышлеными глазами с листа. Но ему на этот лист, к умным брюнеточкам с приоткрытыми хищными ротиками — нельзя. Он — маленький.
— Малыша, ты что пригорюнилась? — Митя влил ей в кофе почти полчашки сливок.
— Подумала, что мой братик никогда такого наяву не увидит. Никогда не вырастет. У него не будет женщин.
Митя кивнул. В Новый год — первый Новый год без Васьки и родителей — тоска была так ужасна, что Мурка, когда Митя, вызвав звонком, в час ночи спустился к ней на лестничную площадку с сеткой мандаринок, с набитой конфетами и вафельками громадной детской коробкой подарка и конвертиком с «премией», расчувствовалась, разревелась и, обнимая подарок, все ему рассказала. Так что сейчас Митя понял ее с полуслова, поник:
— Да может, и к лучшему. Жизнь — грязная штука. А он у тебя в памяти — как ангел. — Он растерянно потрогал свою лиловую бабочку: — Скоро год уже, ага?
— Скоро… Двадцатого июня.
— Ничего. Живи и за себя, и за него. Сейчас живи, а не в прошлом! Малыша! Давай о светлом и прекрасном! — Митя нежной рукой обвел в воздухе контур ее рисунка: — Ты рисуешь как профи с бэкграундом в двести лет! Да как, ка-ак у тебя такое получается? Так сразу, так легко?
— Призрак Бакста, наверно, подсказывает, — усмехнулась Мурка. — Он, говорят, в этом доме жил… Митя, налей мне водички для красок во что-нибудь, пожалуйста.
— А что ты смеешься? Призраки существуют, — серьезно сказал Митя, налив воды в хрустальный винный бокал и поставив к ней на подоконник. — Говорят, тут Мариенгофа видели. И девушку-блокадницу, такую молоденькую, с санитарной сумкой. Существуют призраки, точно тебе говорю.
— Ну пусть существуют, — не стала спорить Мурка, подкрашивая розовой акварелью нужные места брюнетки. — Я не видела. Но хотела бы. А так — только воображаю… Наверно. А ты?
— Да если б можно было видеть… — Митя тоскливо поправил очочки. — Вокруг бы стада призраков клубились. А то, сколько я об этом слышал, — все так, хаос, случайные явления. Сам не вызовешь.
— Вот они, призраки, — Мурка показала на рисунок. — Мне кажется, они приходят на бумагу из реального прошлого. Хотят проявиться. Ну посмотри, разве сто лет назад не существовало вот таких — нервных развратных актрисок в костюмах по эскизам Бакста? Куда до этих продвинутых морфинисток твоим… эм… сотрудницам.
— Наркоманок не берем, — согласился Митя. — А то ты только представь, чего б тут натворили эти твои феи декаданса! Не-не-не, пусть остаются прекрасным видением. Нас вполне устраивают твои гениальные картинки. Под стекло и в рамку.
— А мне, наверное, картинок мало… Знаешь, я в детстве воображала, что все, мной нарисованное, оживает где-то в таинственном мире. Поэтому очень старалась рисовать красиво, чтоб никакие уродцы из-за меня там не мучились. А теперь, вот видишь, наоборот: призраки просятся на бумагу оттуда. Понимаешь?
— Так ты не шутишь насчет призраков? — лиловая бабочка Мити заметно вздрогнула. — Ты их видишь на бумаге? Они… Проявляются?
— Да. Митя, это психоз?
— Любое творчество — психоз.
— Значит, я — псих?
— Это значит только то, что человеческая психика страшно сложно устроена. — Он снял очки и посмотрел, бедный старенький енотик, беспомощными глазами. — Ты смотри не заиграйся, Малыша. Жизнь-то короткая.
— И кончается смертью. А после нее ничего нет. Только призраки.
— Ну и что. Не стоит на призраков свою единственную жизнь переводить. Пока живая — наслаждайся, — назидательно поднял палец с черным поблескивающим ноготком Митя. Прозвучало это уныло. Он и сам, кукольный генерал «заведения», это услышал, смутился: — Нет, серьезно, Малыша. Радуйся. Никакой возможности побаловать себя не упускай. Правда, живи и за себя, и за братика. Да ты только посмотри, как тебе повезло: ты и талантливая, и рисовать любишь, а порисуешь для нас — мы тебе еще и денег дадим, и ты пойдешь себе какое-нибудь баловство купишь… Ох, Малыша, — он взял готовый рисунок, и края листа мелко задрожали. — Ну, вот. Это ж чудо. Мистика. Я не понимаю, как это ты такое можешь! Ты ж не единой помарки не сделала. И колорит — модерн, десятые годы… Да, результат — будто сам Бакст рисовал. Рукой твоей водил.
— Тогда я — точно медиум, — усмехнулась Мурка и взялась за вторую брюнеточку. Прогиб спины, бедро — линии проводились так безупречно, что стало горячо внутри. — А серьезно если, то в художке еще говорили, что у меня вроде как фотографическая память. Что увижу — то запомню. А картинок я видела много. Вот и рисуется — легко. Слушай… Митя, а как ты думаешь, я хотя бы издалека могу сойти за мальчика?
— Да издалека-то я тебя за мальчика по осени и принял. Джинсы, курточка, этюдник. Смотрю, и какой милый юный художник тут живет на третьем этаже! Ты ж все время в штанах ходишь! Потом уж охрана мне разъяснила, что ты девчонка, — огорченно сказал Митя, посмотрел поверх листа и обрадовался: — Слушай, Малыша, да хоть и вблизи! Ты ж мелкая худышка. Тушь смыть с ресничек, и все. И бабского в тебе — ноль. Но многовато изящества. Мальчишки не так плавно двигаются. Но вот детскости-то нет, ты — жесткая, будто тебе лет сто… Не ребенок… — он спохватился, а лиловая бабочка опять задрожала: — А чего вдруг? Зачем тебе в мальчики?
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У бабки всегда воняло. Залежалым хламом, плесенью и почему-то хлоркой. В «заведении» наверху — чистота и сверкание, а тут, в «приличной» квартире, — ффу. Пол в коридоре Мурка вроде на днях подметала — опять под ногами что-то хрустит, карамельки какие-то растоптанные, семечки, сор. Ноза б тут кончилась от брезгливости, едва переступив порог… Или просто убежала б от вони. Да, чтоб зайти, надо было собраться и заставить себя. Ну и ничего. Почти год она тут прожила и не сдохла. А куда денешься, если идти больше некуда?
Мурка прокралась по коридору мимо двух дверей — одна запертая, другая даже заколоченная досками крест-накрест — бабка говорила, что квартира коммунальная, но этих соседей из запертых комнат Мурка никогда не видела. Вообще. По ночам в этих комнатах что-то шуршало — может, из-за сквозняка. И скреблось — мыши? Еще иногда в тишине было слышно, как что-то пересыпается с шорохом, как мелкий песочек, как соль. Тоже мыши? Почему-то это сыпучее шуршание наводило жуть. Со двора за грязными стеклами можно было разглядеть паутину расползающегося тюля. Бабка на вопросы про соседей, про что там внутри, только отмахивалась и ругалась. Может, в этих комнатах никто не жил с самой блокады? Ага, как же. На «Истории Санкт-Петербурга» в школе рассказывали, что после блокады-то, пока город восстанавливали, тут каждый метр жилья был на счету, люди в коммуналках жили семьями в крошечных комнатках. В ванных, в подвалах и на чердаках. Никакой домоуправ бы не потерпел заколоченных комнат даже в отдельной квартире. Значит, заперли и заколотили потом… Но тоже давно. Заколотили и уехали? Интересно, кто? И зачем заколачивать? Да кто их теперь поймет, этих советских людей… Дело темное, прошлое. Мертвое дело.
И что там может быть? Обычно, когда Мурка вспоминала про заколоченную досками дверь в страшную комнату днем, например, от скуки на алгебре, она представляла себе, что там «ждут своего часа» какие-нибудь сокровища: антикварный сервиз на двенадцать персон, каждая тарелка в голубом замшевом чехле, спрятанный в каком-нибудь ящике в громадном пыльном шкафу; или пережившие блокаду книги из Серебряного века, с золотыми обрезами, в тисненых тяжелых переплетах, с загадочными картинками и всякими виньетками в виде амурчиков, нимф и лилий. Но если она вспоминала про комнату ночью, сквозь бабкин храп вроде бы вновь и вновь слыша оттуда то ли кажущийся, то ли всамделишный тихонький шорох чего-то пересыпающегося, о кладах ей не думалось. Лезла в голову всякая чертовщина. Накатывала жуть, и хотелось лишь одного — чтоб скорей наступило утро. И вскочить в семь, и, едва умывшись в ледяной ванной над старинной раковиной, с которой ничем не оттереть ржавые подтеки, одеться, схватить рюкзак с учебниками, выбежать в гулкий выстывший подъезд, а потом во двор, а там синее утро, дворник снег разгребает, а девушка со второго этажа выгуливает черного мопса, и потом скорей на улицу, в шум Кирочной, в ее рыжие фонари, маршрутки и яркие вывески, и толпы народу спешат в метро и из метро, а там и школа, противная и такая милая, безопасная: яркий свет, гомон, малышня носится, и формулы по геометрии надо скорей повторить… В школе ночной шорох сразу кажется бредом. И еще на уроках можно незаметно рисовать.
А теперь уже почти лето. И у нее появились Янка и Швед, такие друзья, что больше ни одной ночи не надо проводить в бабкиной квартире. Все. Больше никакой зимней тьмы, вони, жути и ночного шуршания.
Издалека доносился глухой бубнеж бабки. Стараясь не наступать на покоробившиеся скрипучие паркетины, Мурка тихонечко пошла к своей комнате в дальнем конце темного коридора. В кухне капало из крана, и из коридора было видно, что там в луже на грязном полу валяется на боку почерневшая алюминиевая кастрюлька, несколько грязных картофелин и полуочищенная луковица. Бабка бросила от злости? Или уронила? Сил нет поесть приготовить? Может, помочь ей? Но на кухню Мурка никогда не заходила. Там черная плесень в углах потолка, загаженная, вонючая от хозяйственного мыла посуда и забитый старыми квитанциями, гречкой с жучками и окаменевшими пряниками труп антикварного буфета. Напротив заколоченной досками крест-накрест двери была комната, где бабка смотрела телевизор: среди гор узлов, коробок, пакетов, тряпья — сам телевизор на кривой пирамиде из деревянных чемоданов и громадное, изодранное давно истлевшими котами кресло с засаленной подушкой. Там воняло так, будто мумии котов правда захоронены где-то под слежавшимся хламом, а к окну, задернутому криво, не на всех кольцах висящей плюшевой, пушистой от пыли шторой, нельзя подойти. Да и рамы окна наглухо заклеены многослойными полосами пожелтевших газет. Кислорода для дыхания там не было.
В другой комнате среди узлов стоял незакрывающийся, набитый тряпьем платяной шкаф, бабкина кровать со слоями слипшихся плоских матрасов и десятком ватных одеял и громадный сундук, который она порой открывала и, бубня, рылась там. Мурка, не дыша, чтоб не хватануть вони, заглянула в приоткрытую щель: вот и сейчас бабка, широко расставив жирные колени, чтоб удобней свесить меж ними тяжелое брюхо, сидела на краю кровати перед открытым сундуком и, прижав к груди какой-то белый узел, бубнила, закрыв глаза и покачиваясь:
— …ненаглядной ты мой, желанной! Да что ж тако, да почему ж эта сука-смертушка тебя, моего птенчика, забрала, а меня пропустила, не заметила? И когда живой-то ты был, эта дура-стерва, мать твоя, тебя, дитятку мою золотую, ко мне не пускала… Деточка мой маленький, приходи хоть ты не ко мне, а в игрушечки поиграть, я там для тебя и мячик купила, и эти новы, как назвать, забыла, штучки складывать… Я хоть через дверку тебя послушаю… Катенька-то доченька ведь уж скока лет-то с восемесят второго-то приходит, мученица моя болезная, — и ты приходи… У меня с пенсии еще две тыщи осталось, я пойду завтра, тебе еще машиночку куплю, новеньку… Каку купить-то, синюю или красную? И конфетков куплю, по две штучки, тебе «белочку», а Катеньке — «раковые шейки»…
Мурке стало мерзко внутри, тошно. Бабка зазывала давным-давно умершую дочку — и Ваську! Да как она смеет? Сердце свело от ненависти — неужели к этой грязной жирной паучихе Васька может прийти из-за дешманского мячика и машинок? Ну уж вряд ли. От бабки так воняло, что он и при жизни морщился и убегал, когда она приезжала к ним в гости на Академика Лебедева.
— …на день памяти-то что тебе купить, мой беленькой, мой внученек ненаглядной? Катеньке-то доченьке я куколку купила, пойду-поковыляю, посажу на могилочке, а тебе-то чего хочется? Ты ж такой был современной, умненькой, бабке за тобой и не угнаться… А поеду, поеду, соберусь, такси найму — там нова пенсия придет, мне хватит, и на игрушечку тебе нову хватит, ты только подскажи, дай знак-то, чего тебе хочется, да родненькой ты мой… meine goldenen Enkelkinder…
На миг показалось, что она бормочет по-немецки. Бред. Это все от вони. И ужаса. Мурка хотела отойти, но тут бабка выпрямилась и со злобой завела новую ноту:
— У сестры твоей, курвы подзаборной, спросить бы, каку тебе игрушечку, да разве она скажет, сука такая? Днями где-то шляется, стерва, раньше хоть ночевать приходила, а теперь и глаз не кажет, проститутка… И мать ее проститутка, и сама она проститутка — в подоле принесена, дурная кровь, дурная, сказывается… И мать ее нагуляла, сыночку моему подсунула, и эта, того гляди, выродка, наверно, приташшит… Сука, похороны твои испоганила, орала, припадочная… Визжала, как свинья… Стерва, стерва белоглазая… Не смотрит — гвозди заколачиват, ведьма… — Она почесала согнутым пальцем в седых космах. — Пустила ее, курву, тока ради тебя, тока потому, что ты ее любил, ведь хоть как, нагулянная, да сестричка тебе, моему ненаглядному, из одного брюха-то вы ведь оба выпали… Чистоплюйка поганая, все моет да проветриват, проветриват, сквозняки тока устраиват… Да родненькой ты мой внучоночек…
Зажав уши, Мурка на цыпочках отошла — да блин горелый, зачем она все это слушала, дура? Нет, нет, не ходить сюда больше… Мимо запертой, в струпьях облезлой краски двери она прокралась в свою чистую, выстуженную комнату: ага, «больше не приходить»! Учебников-то сколько! Ладно, учебники надо сдать обратно в школьную библиотеку, поваляются пока тут… Тетрадки старые повыкидывать; оставить только то, что пока нужно к ЕГЭ. Ага, а зимняя одежда? А вторые Васькины джинсы? Одни-то на ней, а эти, рваные, куда? А! Вот в них-то тоже надо пофотографироваться. И еще его две футболки — она их надевала, когда боль становилась совсем нестерпимой, особенно ту, черную, с Микки-Маусом… Нет, оставлять нельзя. Она начала распихивать вещи по пакетам, собирать в коробку краски и запасы бумаги.
— …Явила-а-ся!! Да вы тока посмотрите, кака цаца к нам заявилася-то, а?! От курва-то, а?
— Здравствуйте, Эльза Ивановна. — «Бабушкой» эту старуху Мурка отроду не называла. И ненавидела свою несуразную в русском мире фамилию, через отца унаследованную от этой паучихи.
Мать говорила, что бабка врет, будто она принесла в подоле, что нагуляла от чужого мужика, а не от мужа, бабкиного сына, — но ей никто не верил. Даже сама Мурка. Ей, в общем, было безразлично. С отцом, настоящим или нет, отношения у нее были нулевые: она не хамила, он не обижал. С другой стороны, отец всю эту зиму сам звонил почти каждую неделю и денег посылал, а если Мурка ему звонила — никогда звонок не сбрасывал, не то что мать — той звони не звони, не дозвонишься; ну а бабка — плевать на бабку, она в их прежней жизни почти не появлялась. Но года в бабкиной квартире ей хватило сверх головы: даже если Швед не приютит насовсем — а с какой стати? — надо будет начать зарабатывать побольше и снять себе какую-нибудь конуру поближе к Академии. Или правда общежитие выпросить…
— Чё, манатки собирашь? — Прожив столько десятков лет в Ленинграде, бабка, когда хотела, могла говорить хоть и простонародно, но «культурно», по-питерски. А вот в злости ее несло дерьмом на каком-то зауральском диалекте: — Куды собралася-то, сикильда?
— Эльза Ивановна, я ведь понимаю, что мое присутствие вам в тягость. Мне уже восемнадцать, так что вы как родственница больше не обязаны давать мне приют.
Слово «родственница», как пинком, выкинуло бабку из разума. Ее прошибло таким многословным поганым фольклором, что Мурка зажмурилась, быстро похватала пакеты и пошла к двери, продираясь сквозь вонь и вопли:
— Эльза Ивановна, до свидания. Я на днях зайду, заберу учебники, мне их надо в школу сдать, ну и те вещи, что остались. Надеюсь, они вам не помешают в эти несколько дней. Будьте здоровы.
Бабка схватилась за крест на засаленном гайтане:
— …Да хоть совсем провались ты к той матери, которая за горкой живет! Ведьма!

Глава 3
Фотки из рая

1
На Последний звонок Мурка не пошла. В этой школе она отучилась лишь одиннадцатый класс и, в общем, учителя остались для нее слишком чужими, чтоб говорить им спасибо. Одноклассники… Водить дружбу с детьми ей было некогда. Да и вообще разве не глупо праздновать что-то сейчас, в конце мая, когда экзамены еще не сданы? Дурацкий праздник — Последний звонок. Зачем ей эти похороны детства — ее детство давно на Северном кладбище. Почему-то она думала про Северное все чаще — даже снились эти размеченные на громадные квадраты участки под будущие могилы. Трава, чахлые кусты, полудохлые сосенки — и чистая, нетронутая глинистая почва на много метров вглубь. А потом в ней выроют ровные глубокие прямоугольники… Стоп. Не надо про это думать.
Лучше про то, что в школу теперь только на консультации. Да и то не на все. Лучше про то, что кончается школьный май и вот оно — огромное, совершенно целенькое лето. Лучше про то, что каждый день теперь имеет золотой тяжелый смысл, потому что есть Швед, Янка и их чистый сияющий дом высоко над синей просторной Невой, и — ежевечерние съемки. Если, конечно, Швед не занят. Когда он уезжал работать, иногда прихватывая с собой Янку как ассистентку, Мурка добросовестно возилась с учебниками и тестами, с заданиями по рисунку на подготовительных и пораньше ложилась спать, чтоб хватало сил на долгий-долгий учебный день.
Швед и Янка белой ночью возвращались тихонечко, разгружали кейсы и зонтики, шептались на кухне, плескались в ванной, сладостно возились в спальне — а у Мурки наворачивались теплые ночные слезы: эти большие, теплые, живые люди, во-первых, снова дома и с ними ничего не случилось в дороге, и, во-вторых, они заботятся о том, чтоб не побеспокоить ее сон… Они — добрые. Умные. А вот отец… Он не был злым. Не был дураком. Растил ее, как свою, хотя, конечно, из-за бабки родной дочерью не считал. Но почему, почему он, заваливаясь домой с работы или откуда-нибудь среди ночи, всегда делал это шумно, с грохотом, начинал остервенело ругаться с матерью — они с маленьким Васькой спросонок вскакивали в страхе и тут же шмыгали обратно под одеяло, чтоб не попало. Прятались. Лет в пять Васька перестал срываться в плач с испуга, а молча перебегал комнату, забирался к ней и утыкался горячим лбом в ребра.
Что помешало родителям нормально расстаться тогда? Ведь давно ясно было, что хорошей, счастливой жизни никому в их семье не будет. А развелись бы — и Васька бы не погиб. Точно не погиб бы. Потому что не бросился бы вдогонку за уходящим отцом — ругань, чемодан с барахлом, материнские вопли, хлопок двери — не сунул бы ноги в разбитые кроссовки, не выскочил бы в подъезд, не пробежал бы, хлеща болтающимися шнурками по ступенькам, вниз по пролетам, не выскочил бы в белое солнце, черные тени снаружи, не вылетел бы, крича: «Папа, подожди!» в грохот и шум улицы, где крик его все равно никто не услышал… И его не вынесло бы, ослепленного солнцем и слезами, на проезжую часть.
А Мурка была в Синявинском садоводстве, на даче у подружки — тогда у нее были подружки! — без младшего. Ему одиннадцать — а им в выпускной класс, разные планеты; да еще подружка сморщилась: «Что, опять в няньках с Васечкой твоим?» И Васька не поехал. Никто не мешал мазаться кремом, загорать топлес; никто не кидался неспелыми яблоками, не постил, злорадно хрюкая, в инсте дурацкие фотки, не брызгался из водяного пистолета, не рассказывал ночью страшилки… Да, жалко, что с Васькой не поделиться крупной темной клубникой и пупырчатыми огурчиками, но зато как тихо и хорошо, какая стрекоза на загорелом плече… И она веселилась, обжиралась малосольными огурцами, клубникой и пряниками, купалась в канале, а то и в Ладоге, загорала; а по ночам они глупой счастливой компанией девчонок и мальчишек собирались у соседской восьмиклассницы на чердаке и, шлепая по комарам, рассказывали страшные-страшные истории про черные занавески и безглазых ходячих кукол. Как она обрадовалась, когда двадцатого июня, жарким вечером, странный материн голос в телефоне велел попросить у родителей подружки разрешения еще погостить, а те (она — сарафан в цветочек, улыбка из имплантатов; он — шорты, кроксы, волосатые ноги) махнули рукой, мол, конечно, какой разговор, лето перед выпускным классом, жара, клубника, велосипеды — гости сколько нравится!
И она не поверила, когда вдруг рано утром — пасмурная погода, все в доме сонные — за ней приехал выцветший, осунувшийся отец и по дороге домой, на Ладожском мосту стал рассказывать страшное. Внизу по серой Неве в сторону Ладоги шел белый с синими полосками на трубе туристический теплоход. Редкие капельки дождя разбивались о пыльное лобовое стекло. Она не поверила. Она не поверила, когда дома опухшая, осипшая мать велела ей переодеться «хоть во что-то черное», а черного нашлась только старая Васенькина футболка с Микки-Маусом, и какие-то чужие тетки — с материной работы, потому что тоже воняли аптекой — сказали: «Ну пусть» и дали черную, кусачую вязаную шаль прикрыть Микки-Мауса, скололи шаль булавкой; а потом с родителями они поехали, втроем: мать съежилась впереди, кусая платок, то рассыпая, то собирая с юбки какие-то таблетки; отец сгорбился за рулем. Втроем поехали, не вчетвером… Мурка не помнила, чтоб хоть когда-то ездила с родителями одна, без Васьки… Пустое место рядом, скомканные обертки от конфет в дверце. Это Васька на прошлой неделе нажрал ирисок… Фантики, желтые — вот. А Васька? Где Васька?! Ехали долго, какими-то путаными проездами под команды навигатора куда-то на Пискаревский, в какое-то жуткое место морг. Там, остановив машину у вроде и нестрашного серого забора, отец посмотрел на нее, окоченело выбравшуюся с заднего сиденья, и велел:
— Доченька, останься в машине. Закройся на все кнопки и сиди. Жди.
Ни до, ни после — никогда он не называл ее «доченькой». Никогда. Только в тот единственный раз. У серого забора.
Ждать пришлось не очень долго. Отец вернулся один, сказал, что мать поехала на катафалке с гробом, и потом они в молчании, долго-долго, впритирочку, зачем-то ехали за медленным синим автобусом с черной полосой, не обгоняя, не отставая — и только когда сворачивали с Выборгского шоссе влево по указателю «кладбище», Мурка поняла, что этот синий автобус и есть катафалк. И что там везут этот страшный продолговатый ящик — гроб. А в гробу — ее Васька. Этого не понять. Никак не понять. Она все смотрела и смотрела на желтые скомканные фантики от ирисок в дверце: как же так? Неделю назад они вместе, по дороге в Диво-остров, жевали эти ириски, запихивая фантики в дверцу. Почти все Васька съел, он и должен был фантики выкинуть… Забыл.
Фантики есть. Васьки — нет. То есть он там. В гробу. Гроб — в синем автобусе…
А вот что там было на кладбище — вспоминать нельзя.
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Утром первого июня, в воскресенье, Мурка проснулась поздно и, стоя у окна, долго смотрела, как по серой Неве против течения, наискосок, пробираясь к устью Охты, идет маленький грязный буксирчик. Красненький, с нездешним именем «Ялта». Солнца не было, тучи. Обещали дождь. Нева казалась серебряной насквозь, бездонной. Но дно-то там есть, черное, илистое… Наука говорит, здесь, у левого берега под Смольным, самые большие глубины… Что там на дне? Ей представилось, что целиком пронизанная дневным светом, прозрачная Нева несет красный буксирчик высоко-высоко над еще одной, вязкой, черной и по-настоящему бездонной безымянной рекой, которая только и ждет, чтоб сверху что-то упало… В иле медленно вязнет издохший от какой-то заразы баклан… упавшее с моста колесо от разбитой в ДТП машины… тянет руки утопленник… Ай. Да ну. Стоп. Жуть.
Так, все снова: серебряная Нева — есть. Только вода в ней ни разу не серебряная, а бурая, торфяная — привет из лесов Подпорожья. Красная «Ялта» — уже у моста, грязная, как портовый алкаш. Торчащий, как последний расколотый зуб в челюсти, собор на том берегу — есть. Бакланы, вполне здоровые, наглые — есть. Прекрасный и равнодушный город до горизонта — есть. На набережной собачники, подбирающие дерьмо своих питомцев, и жрущие ветер пофигисты-велосипедисты — есть. Мир освещен по законам оптики, проветрен Балтикой и правилен, как учебник по геометрии. Или по физике. Там все всегда хорошо, и угол падения всегда равен углу отражения…
За завтраком Мурка как бы невзначай попросила Шведа:
— Сфотографируй меня как мальчишку.
Швед поставил кружку с зеленым чаем, взглянул обалдело:
— …А чего? В смысле, зачем?
— Интересно. Помнишь, когда я уснула прям на фоне — это ж мальчик на снимке получился, не я. Ты заметил? Ну вот. Хочется еще.
— Эммм… Ты что, трансгендер все-таки?
— Нет. Ни разу. Мужиков только немножко боюсь… Просто… — Она — пальцы чего-то задрожали — нашла в Инстаграме прошлогодние драгоценные последние фотки: лето, Диво-остров, Васька; протянула ему: — Это кто?
— Ты, — пожал плечами Швед.
Янка подошла от плиты и посмотрела через его плечо:
— Ну да, ты. Только в шортах. А футболка твоя, с Микки-Маусом. А что?
— Листайте дальше.
Там было несколько фоток Васьки на всяких аттракционах, а потом… Отца попросила сфоткать.
— Ой, — вздрогнула Янка и выпрямилась. — Да вот же ты, в юбочке!! Девочка-девочка, солнышко! Вас двое на одно лицо! А я подумала… Вы что, двойняшки?
— Нет, — буркнул Швед. — Двойняшка был бы взрослее, крупнее. Это — маленький пацан, только рослый. Сколько ему?
— В середине этого июля исполнилось бы двенадцать… Но он и до одиннадцати… Не успел. Под машину попал, насмерть. Врачи сказали, у него сразу сердце оторвалось, мол, он не мучился… Там еще, на Академика Лебедева, где мы раньше жили. Он… Ну, у меня нет никого дороже его.
Они переглянулись. Мурка убрала со стола, принесла тяжелую синюю папку с Васькой, вытащила сразу все, большие и маленькие, цветные и монохромные, рисунки, выложила на стол:
— Я его рисую, как будто он живой. Он живет тут на бумаге, понимаете?
— …Ты его не видела мертвого? — вдруг догадалась Янка.
— Да, его в закрытом гробу похоронили, — кивнула Мурка.
— Жесть, — Янка взяла верхний рисунок. — Какой красивый мальчик!
Мурка решилась:
— …Мне на кладбище показалось, что он… Что он из гроба стучит. Я слышала. Но… Но мне никто не поверил. Его закопали, хотя я орала. И всё… Закопали, венки положили. А мне вызвали скорую.
Они молча смотрели на нее. Янка постепенно бледнела. Мурка испугалась:
— Я не псих, нет. Мне, наверно, просто так послышалось. Меня в дурку не возили, нет. Укол только скорая вкатила такой, что я два дня проспала. Отец потом сказал, что там вроде недалеко рабочие опалубку какую-то сколачивали. Вот и стучали… Я не псих.
— Мы и не думаем, что ты псих. — Глаза Шведа потеплели, ожили, напряженные плечи разгладились. Он снова заговорил бархатно: — Ну что ты, котенок. Просто жалко тебя. Значит, говоришь, он живет на бумаге?
— А если оцифровать все эти рисунки и сделать мультфильм? — предложила Янка. — Есть программы, которые все промежуточные фазы дорисуют. Надо только задать сюжет.
Мурка оцепенела. Потом кивнула:
— Нужен специалист? И деньги?
— Я — специалист, — улыбнулся Швед. — И нам деньги не главное, время вот только дороже всего дорогого. Время на это надо найти. Но подумаю, подумаю. А ты пока придумывай историю. И что надо — дорисовывай. Куда нам торопиться-то… Знаешь, это очень, очень крутые рисунки. Великолепное мастерство.
Мультфильм про Ваську будет — она поверила сразу. Когда-то потом. Но это «потом» — очень долго ждать. Мурка вскочила и сбегала за тем фотоаппаратом, с которым они ездили на залив, быстренько пролистала и нашла фотку, где накрытый рваниной мальчик спит в сером пространстве «нигде». Скорей показала Янке и Шведу:
— У тебя тоже мастерство. Вот смотри: это ты его сфоткал, не меня. Его, потому что он спит как будто нигде. Ну или на том свете. Давай сфоткаем так, чтоб он был хороший, веселый, а не такой несчастный; и пусть даже на том свете, но в хорошем месте. Чтоб вокруг — красиво.
— В раю, — поддержала ее Янка. — Ты ж любое пространство можешь создать! Давай у нас будет новый геймленд специально для этого мальчика! Жалко же!
— Вы ненормальные обе, что ли?
— Пару работ, — Янка просительно заглянула ему в лицо снизу. — Чтоб у нашей девочки маленькой хоть немножко нервы подразжались. А?
Швед пожал плечами. А Мурку, наверное со страху, что он откажется, вдруг осенило:
— Швед, а у богатых-то ведь тоже дети иногда умирают. И престарелые родители… Если… Если деликатно предложить, то ведь из старых фоток с другим фоном…
— Сколько денег можно заработать! — продолжила ее мысль Янка. — Да, правда, может, попробуем? Ведь целые арт-буки с фотками с того света можно делать?
— Я расту, — вспомнила еще резон Мурка. — Медленно, но что-то меняется. Задница еще влезает в его джинсы, но с трудом, — она заглянула себе в ворот футболки: — И эти… А вдруг станут еще заметнее? Сфоткай меня сейчас, пока я еще почти что он, а не взрослая баба!
Швед опять пожал плечами, но в золотистых глазах его возникло медовое, мечтательное, сосредоточенное выражение, которое Мурка иногда подмечала, когда он разглядывал удачные снимки. Он вздохнул:
— В конце концов, я ведь только тем и занимаюсь: создаю рай. В том смысле, что каждая фотка — не вполне реальное пространство. Любая свадьба, любой праздник на фотках — это вымышленный, праздничный мир, да. Мечта, а не жизнь. Корпоратив — идеальная жизнь благородных свиней… Да простой портрет, не говоря уж о грезах богатых бабенок, конечно, фантазия. Идеал. Камера что угодно может увидеть. Любые сказки. Только дураки думают, что камера не лжет. Сочиняет, и еще как.
— Рай, наверно, у всех разный. — Глаза уставившейся в серое небо за окном Янки тоже стали бездонные, мечтательные. — А какой у твоего братика?
— Зеленый. Солнечный. Просторный… Одиннадцать лет, понимаешь?
Хорошо, что сегодня Шведу на работу надо было только к вечеру. Янка возилась со своим дипломным проектом за большим компом, ничего не видела и не слышала. Швед без спешки пересмотрел все Муркины рисунки и все фотки Васьки, которые сохранились у нее в телефоне. Пару напечатал, повесил на рабочий стенд, долго перебирал рисунки, отобрал несколько, тоже повесил. Сел за работу.
Мурка ушла к себе заниматься математикой. Включила старенький ноут, вошла на «Решу ЕГЭ», минут десять честно думала на задачей… И вдруг почти невольно влезла в свой заброшенный аккаунт, а оттуда — к Ваське. Там на страничке было написано: «Последний вход — 11 месяцев и 10 дней назад». И фотки там были… Реальные. Глупые, неумелые, кривые, косые — детские. Густые от круто замешенной жизни. Не призрачный Васенька — а настоящий, лобастый, родной Васька…
Мурка когда-то слышала про почти мифические, наверное дорогие, программы, которые собирают все следы, которые оставил в Интернете человек: фотки, посты, комменты, переписку — и создают из всего этого посмертный бот, с которым можно разговаривать, советоваться и все такое. Как будто общаешься с человеком с того света. Она полистала Васькины посты: с его ботом, похоже, можно будет общаться только про «гончие машинки» и шпаргалки по математике. В переписке — тоже немного. Васькина цифровая личность никогда не будет полноценной. Он еще и умом-то не жил, в общем, он — только рос.
Нечаянно вспомнился пароль от его аккаунта: цифры ее дня рождения. Не забыть никогда… Ой. А что, если…
Кто же знал Ваську лучше, чем она?
Боясь задуматься, она перешла в Васькин аккаунт и выложила пару годичной давности его фоток — тех, из Диво-острова. С каруселями. Одна — сумасшедшая, на цепочной карусели «Седьмое небо», высоко-высоко над парком, над городом, над миром. В небе. И подписала: «Я умер. Я здесь».
Здравый смысл очнулся и истерически заверещал.
— Я больше не буду, — подумав, пообещала ему Мурка. — Дурацкая игра. Все равно меня вычислят в секунду.
Под фоткой Васеньки щелкнул первый лайк. Потом — еще…
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Второго июня к девяти Янка отвезла ее в чужую школу на экзамен по русскому языку. Там в холле уже толпилось множество народу, пахло парнишками и дешевыми духами. Мурка отыскала своих, отдала классной выключенный телефон, зарегистрировалась, отстояв шумную нервную очередь, и с паспортом в кармане и черными гельками в кулаке прошла сквозь металлоискатель в тишину коридора. Нашла аудиторию, заглянула — класс как класс. Облезлый немножко… Тетки сидят: одна старенькая беленькая овечка, другая, потолще и помоложе, — совсем каракулевая, чернявая с проседью… Вздохнув, вошла, снова зарегистрировалась. Потом пришлось долго-долго ждать, сидя за партой. И даже порисовать было не на чем.
В общем, сдавать ЕГЭ не страшно. Только очень нудно. Наконец раздали пакеты с заданиями и бланками. Тест она решила влет — дольше перепроверяла. С сочинением пришлось повозиться, но умных собственных мыслей тут от нее никто не ждал, так, информационная обработка текста. Больше хотелось на черновике порисовать, благо ручка гелевая, линия от нее — черная-пречерная… Не удержалась, нарисовала тоненького большелобого Васеньку в белой рубашке, с выгоревшей челкой, с астрами в кулаке — с какого-то первого сентября, что ли… В школе ему было тошно, он ныл каждое утро, бедный. А теперь казалось, одиннадцатилетний Васька сидит рядом за партой, на пустом соседнем стуле, подглядывает, как она рисует его и пишет дурацкое сочинение, — и, качая ногами, неслышно хихикает — он-то от ЕГЭ избавлен. А ведь правда. Ваське-то ЕГЭ никогда не сдавать. Не поступать в институт, не жениться, не болеть, не стариться… Не мучиться жизнью. Как там у Пушкина? «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Она чуть отодвинула стул, чтоб Ваське было просторнее, положила перед ним оставшийся лист черновика и запасную ручку: может, порисует, скучно ведь ее ждать… Отыскивая в скучном тексте авторскую позицию, расписывая по плану, как учили, все остальное, она старалась не смотреть в его сторону и не прислушиваться — но где-то на самом краю слуха шуршала рубашка, поскрипывал расшатанный школьный стул, слышалась возня и детское посапывание… От того, что он рядом, внутри стало тепло. Невольно улыбаясь, она быстро переписала сочинение с черновика в экзаменационный бланк, перечитала; еще разок просмотрела тест — вроде годно. Пошла сдавать всю охапку бумаги. У нее все приняли, а потом тетка-организатор с белыми овечьими кудряшками спохватилась и шепнула:
— Девушка, вы там на парте вон еще — что за бумагу оставили?
Она вернулась: ручка лежала с другой стороны, а на бумаге… На бумаге исчезала, таяла линия, очерчивающая растопыренную детскую ладошку: вот отогнутый большой палец, вот чуть кривенький, родной мизинчик… Все исчезло. Как не бывало.
— Девушка, с вами все нормально? — Тихонечко подошла организатор, тараща выпуклые овечьи глаза. — Вам плохо?
— Извините… Все нормально. Это я тут чистый лист забыла, вот, и ручку… Все. Я могу идти? — и про себя добавила: — Васька, идем.

…Встретились с Янкой на Рубинштейна:
— Ты чего такая грустная? Как сдала?
— Да вроде все написала… Устала просто. А у тебя как?
— Да тоже вроде хорошо руководитель отозвался, замечаний было только два. Мурка, кошка моя любимая! А давай-ка мы пойдем, попьем чего-нибудь капучинистого, а потом пройдемся, платьице тебе на выпускной поглядим. И мне в ресторан после защиты тоже надо что-то необычное. Ага?
— У меня столько денег нету.
— Ничего, сегодня ты со Шведом ассистенткой поедешь: научилась ведь уже объективы различать и зонтики ставить? А это оплачивается.
— Вы меня балуете.
— Ага. Но еще мы тебя эксплуатируем по полной. Ты ж работаешь и как помощница-ассистентка, и как настоящая модель. Швед счастлив. Фотки с тобой показал в агентстве, так там люди от зависти локти грызут, но…
— Но что?
— Жуткие, говорят, фотки. Бездонные. Потусторонние. Шоковые. Как ты делаешь такие глаза? То белые, то серебряные… Да, и все еще не сразу верят, что ты не нарисованная. У меня, кстати, тоже мурашки, когда я на готовые работы с тобой, где ты не твой братик, конечно, смотрю, будто это и не ты вовсе, а кто-то… С той стороны, что ли. Посланница потустороннего какая-то. Жутенько, да. Но народ такое обожает. Ты молодец, Швед молодец… О, вот моя любимая кофейня. Давай туда!
— Там дорого!
— И что? Котенок мой ненаглядный, пойми уже — ты заслуживаешь самого лучшего! Ну, и первый экзамен надо отметить, правда?
— Первый экзамен — это еще не праздник, — проворчала Мурка, но пошла за ней.
В интерьерах этих Янкиных дорогих кофеен и кондитерских она в стареньких школьных юбочке и белой блузке чувствовала себя неловко. Янка поняла:
— Какая ты сегодня — школьница-школьница. И нервничаешь так же: по-школьному. А на самом-то деле ведь все хорошо. Последние школьные денечки, и все — аттестат и свобода. Лето. И ты, Мурлетка, — красавица, пойми это уже наконец. Молоденькая только очень. И миниатюрная, да.
— А ты сегодня — ну просто фея-крестная. Ты чего такая добрая, Янка?
— Так. Мне нравится представлять, будто ты моя сестренка.
За столиком, устроившись в уютном кресле, расправив белую юбочку, Янка добавила:
— Я и за Шведа очень рада. Он в работе с головой, такой весь при деле, а то до тебя все нервничал, все рыскал, все искал, как фоткать, кого фоткать, что фоткать… А ты ему будто все замыслы в один фокус собрала. Просто муза концепт-артов. И ты вроде удачу приносишь: ему заказы повалили жирные, а у меня с дипломом все гладко пошло… Так что нам на платьица хватит, на любые. Швед велел не жмотиться.
Мурка не ожидала, что на ее тощую мелкую фигурку найдется приличное платьице. Но Янка привезла ее не в ТЦ, а в какой-то особенный бутик к знакомым сестрам-близняшкам, похожим на черненьких суетливых стрекоз, и там началась жизнерадостная возня с примерками того, другого — пока вдруг у самой Мурки не вырвалось: «О-о-о-о!» при виде нежного платьица из серебристой тафты.
— Супер, — сказала Янка, на которой одна из стрекоз подгоняла нежно-голубое платье. — Юная луна. Серебряная сказка. Песня звезд. Ну и так далее — ты поняла. Это оно. Какая ты милая по правде-то, ага?
— Это оно, — согласилась Мурка, разглядывая в зеркале громадной примерочной волшебную, хрупкую, взъерошенную от счастья девочку с живыми и серебристыми, как ртуть, глазищами. — Это, что ли, я? Я — такая?
— Настоящая ты — такая, — засмеялась Янка. — Девочки, а нам бы еще туфельки в стиль? И чулочки?
Две коробки, Янкину и Муркину, сказочных, белоснежных с серебряными бантиками, черные стрекозы сами осторожно уложили на заднее сиденье маленькой Янкиной машины. Мурка невольно то и дело оглядывалась, борясь с искушением потрогать жесткий бантик. Чулочки, если честно, ее потрясли… Янка, стараясь быть серьезной, сказала:
— Грим я тебе сама сделаю — чтоб глазищи в пол-лица. А вот волосы… Дам маску для волос, и чтоб ежедневно на ночь, ясно? Потом еще надо с девочками-стилистками посоветоваться, что из таких коротких волос сделать можно… Мурлетка! А у тебя ведь все данные для карьеры студийной фотомодели. Тут уж рост не важен, если по подиуму, как цапля-микроцефалка, не ходить. А так ты вся сильная, тощая, ладненькая, пропорциональная, унисекс — то, что надо всем сейчас. В кадре оживаешь с полунамека.
— И в машине места немного занимаю…
— Я серьезно!
— Комнатная модель.
— Так оно ведь и неплохо. Для тебя тоже, ага? До Шведа это тоже сразу дошло, вот он тебя и приручает… Баловать велел. А давай-ка мы с тобой еще куда-нибудь заедем, в ТЦ какой, что ли, а то у тебя вон джинсики все истертые уже. Штаны тебе купим и пару юбок. Платьице еще, так, простенькое, для лета?
— …Это Васькины штаны.
— Я знаю. И все понимаю. Вот и надо их снять, постирать и поберечь — а то износишь, что надевать, когда совсем тоска припрет?
В ТЦ Мурку потянуло в отдел для мальчиков — купить брату новые штаны. В одежде для пацанов она разбиралась неплохо: все, от носков до курток, она покупала ему сама, отец только деньги давал, а матери с ее супами, которые никто не ел, вечно было некогда. И на брата Мурка всегда тратила больше, чем на себя. Глаза жадно зарыскали по стопкам футболок, по нарядным рубашкам и штанишкам на манекенах, она уже услышала капризное Васькино сопение у плеча — но Янка твердо взяла за руку и молча увела в девчачий отдел. Там нашлись шикарные джинсы, юбочки, платье в синий мелкий цветочек и прочая красота, включая нежнейшую пижамку со щенками. Мурка растаяла. А Янка вертела ее в тесной примерочной, приносила еще разные славные одежки и вдруг, притихнув, созналась:
— А знаешь, Мурлетка, тебе сейчас примерно столько, сколько было б моей сестричке…
— Сестричке? Тебе было семь, когда она родилась? — Мурка, вдруг озябнув, стиснула ворох одежек. — А что стряслось?
— Что стряслось… Не знаю, — странно ответила Янка. — Нет, не семь, не первоклассница, раньше — мне было пять; значит, ты младше. Иногда мне кажется, что все это только приснилось… Знаешь, пять лет — это еще очень мало. А иногда мне все это снова снится, да так отчетливо, как в кино… Она и жила-то минуты три, не больше… Так, хватит. Она была давно — ее сейчас нет. А ты — есть. Так что будем баловать тебя! Давай-ка вот эту пепельную юбочку посмотрим…
— Давай. Ты как волшебница, Янка, ты из гадкого утенка пытаешься девушку сделать!
— Просто чтоб ты вспомнила, как это — девчонкой быть. И почему сразу гадкий утенок? Просто медленное созревание. Я тебе завидую, кстати.
— …Чего?! — Мурка посмотрела на озябшего ребенка в зеркале. Нулевой бюстгальтер только прибавлял ему жалкости. — Вот этим… Косточкам?
Янка накинула ей на плечи что-то пушистое и кружевное, летнее:
— В тебе виднее человек, а не самочка. Знаешь, когда фактура созревает рано, — провела она рукой вдоль сладкого изгиба своей груди, — мозги ее догнать не успевают. В пятнадцать-шестнадцать ни людей не знаешь, ни себя. На парня смотришь, вроде хочешь дружить, говорить об интересном — а он по факту и не парень, а павиан, слюни пенятся, мозги в яйца провалились. Одни проблемы.
— В смысле, красоткам не прощают красоты?
— Скорей, смотрят жадными глазенками, потрогать без спроса норовят… А ты даже сама не знаешь еще, куда себя пристроить, красивую такую. Да еще если растешь без матери, подсказать толком некому…
— Ты росла без матери?! Она… Она умерла?
— Она нас бросила. В смысле меня и отца. Через год после той непонятной истории с сестричкой. Исчезла. Отец сказал, уехала работать куда-то. А потом выяснилось, что у нее другая семья, дети есть. Что она здесь же живет, в Петербурге.
— А с тобой не видится?
— Нет. Наверно, она меня ненавидит. Ну, за то, что я видела… И что-то поняла.
— А что ты видела? — Мурку трясло и очень хотелось обнять побледневшую, словно бы провалившуюся внутрь себя Янку.
— Давай… Давай я тебе потом расскажу, — через силу улыбнулась Янка. — Ну, в общем, наверно, я должна ее найти, посмотреть в глаза, поговорить и все такое. Но вот мне уже почти двадцать пять, я не ребенок, не несчастная соплюха — а все не решаюсь. Не могу. Ну вот скажи, если б я ей была интересна, если она бы хоть немного про меня думала — разве б она не повидалась со мной?
— Я не знаю. — Мурка думала про свою мать, успешного фармацевта, которая точно так же спокойно вычеркнула ее из жизни, продав и долю в аптеке, и квартиру, а еще спалив у мусорных бачков Муркин мольберт-хлопушку, их с Васькой игрушки и книжки, одежду, вороха детских рисунков, потому что это мешало ей передать квартиру новым владельцам. А теперь зачем-то зовет в монастырь. — Может, они сходят с ума и все забывают. Моя тоже какая-то с приветом… А отец что говорит?
— Говорил: «Доченька, ты умная и красивая, зачем тебе эта мерзавка, у тебя ведь все есть, а чего нет — мы все купим». Ну, и покупал… Вещи, студии танца, репетиторы… И бабушка, его мама, у меня прекрасная была, пирожки-варежки-сказки на ночь, добрая. Но она рано умерла, рак, а отец три года назад поехал с подругой на юг, и на трассе «Дон» они разбились. Если б не Швед… В общем, я отцову квартиру сдаю, а живу у Шведа. Я без него не могу даже дышать — ну, если он вдруг из города далеко уезжает. Это даже не любовь, не зависимость, а просто он — это я, а я — это он, — Янка прерывисто вздохнула и слегка смутилась. — Чувства такие, да… Самообман, конечно, но так хотя бы жить можно. Он хороший. Добряк. Благородный и весь в творчестве.
— Мне кажется, он немного… колдун такой добрый. Да?
— Есть что-то. — Янка даже не улыбнулась. — Вроде волшебник. И поумнее прочих, да. Ну что, на кассу?
4
После вчерашней съемки, когда они со Шведом вернулись с корпоратива в Лахте в три часа ночи, Мурка проспала до десяти и, ясно, в школу на консультацию по математике опоздала. Но она все равно собралась — джинсы-футболка, а в рюкзачок скетч-бук, карандаши, новое платье в цветочек — и помчалась на маршрутку. Идеи надо воплощать, а то они разорвут на клочья. Вышла у Таврического и позвонила Мите:
— Митя, а ты занят?
— …Малыша! Ой! Что стряслось?
— Ничего. Просто уже лето, третье июня, а ты сидишь там в своей норке на четвертом этаже и видишь только ржавые крыши. А я — в Таврике. Приходи на часок, погуляем вдоль прудов, помолчим, поговорим. Часок-то у тебя найдется? Придешь?
— Приду, — растерянно согласился Митя. — А ты чего такая добрая, Малыша?
— Лето потому что.
Она немного боялась, что Митя явится в одной из своих психоделических жилеток, но он пришел совсем обычный, в серенькой рубашке, в наутюженных Нозой брючках, — только черные глазки за очками хитро поблескивали: обычная одежда для Мити — маскарад. Дожидаясь его, Мурка нарисовала в скетч-буке Ваську на велике; пришлось присматриваться к проносящимся мимо велосипедистам, чтоб вспомнить, где что у велосипеда. Митя, подсев к ней на лавочку, долго разглядывал рисунок:
— Да… Жаль. Очень жаль мальчика. Добрый был?
— Всякий. Мальчишка как мальчишка. Знаешь… У него вот тут был шрам, — Мурка отметила точную черточку на Васькиной руке чуть повыше локтя. — Это я звезданула, кирпичом. Хорошо, что на излете, сустав не вышибла. И мизинчик еще — перелом был, потом криво сросся…
— …За что?!
— За преступление.
— А?
— Когда мы жили на Академика Лебедева, там недалеко в ВМА была стройка. Длилась и длилась. Все дети окрестные туда пробирались — ну, интересно же. Васька тогда был классе во втором, мальчишки тогда еще совсем придурки, вот туда они-то, на стройку, человек шесть, и залезли. Я перепугалась и за ними тоже. Ну, нашла, смотрю издалека: как ловить, как выволакивать… А они, эти суконцы малолетние… Камней и кирпичей набрали и швыряют в какую-то ямку… А оттуда писк, мяуканье такое тоненькое… Понимаешь, там котята были. Уковылять пытались, пищали, маму звали… Половина уже убитые, один лежит — дергается, головка в кашу, только уши дрожат… А эти гаденыши… Все кирпичами садят, кирпичами… Я тогда тоже камни похватала и как давай в них кидать, в уродов этих мелких… Со всей силы. Пацаны орут, попадали, ползут по грязи, я визжу, кидаю — хорошо, сторож прибежал, остановил, а то поубивала бы… Пацанята отползли, убежали — только мой остался, я его схватила и бить — по морде, по морде; потом схвачу, потрясу и опять бить. А тут кошка прибежала, худющая, нюхает котяток своих, нюхает — и как закричит, замяучит… Ваську аж затрясло… Сторож нас вытащил — меня за косу, чтоб не дралась, Ваську — за шиворот вынес и за ворота как тряпку выкинул. …Васька ревел сутки, наверно. Устанет, уснет на полчаса — и опять ревет… Хорошо, родителей дома не было. Я с ним месяц все равно не разговаривала.
— А как простила? — Митя, побледневший, потирал грудь с левой стороны.
— Да увидела, что у него мизинец кривой. Сломан был — я кирпичом попала, болел страшно, наверно, а он никому не сказал, прятал от нас свой мизинчик… Так криво и сросся. Я хоть и сказала, что убитым котятам в тысячу раз больнее было, все равно… Пожалела его. Прибитый был, горестный, есть почти перестал, ревел, по ночам вскакивал… Пожалела. Но не простила, нет. Просто стала разговаривать. Как ты думаешь, надо было простить?
— Нет. Нет, что ты. Ты все правильно сделала… Бедная.
— Он меня потом Муркой прозвал. За это все. Митя, а вот если бы рай был, как ты думаешь, его, дурака, простили бы за котят, взяли бы туда?
— Он же мучился, — Митя потер лицо. — У него ж сердечко кровью потом изошло. Наверно, все-таки взяли бы… Я бы взял.
Мурка долго смотрела вверх, в зеленый шорох и свет старых лип.
— Митя, а ты какой был в детстве?
— Да тоже всякий, наверно. Мы жили на Пряжке, в доме, где Блок жил, представляешь? Но нам, мальчишкам, это было как само собой, ну Блок и Блок, мы все больше в порт пробирались или на Адмиралтейские верфи. Тоже опасно было. Родители ничего не знали, конечно… А еще у меня было восемь воображаемых друзей. Они просили их не выдавать. Пойдем, Малыша, пройдемся. А то…
— Прости. Я… Я нечаянно, — встала Мурка. — Я это никому не рассказывала никогда. Я не знаю, почему тебе все рассказываю. Прости.
— А ты рассказывай, — настойчиво и тоскливо сказал Митя. — Я рад. Это ведь значит, Малыша, что я, старый дурак, хоть кому-то по правде нужен.
Они обошли почти весь пруд, разговаривая о Блоке, о Мандельштаме, о Галиче, когда Мурке наконец вспомнилась ее идея:
— Ой, Митя! Я чего хотела-то! На, пофоткай меня, пожалуйста. — Она сунула ему в руки свой телефон. — А потом будет сюрприз!
И она превратилась в мальчишку. Скакала через скамейки. Валялась на газоне. Вскакивала и подпрыгивала в небо — только чтобы Митя забыл про котят. Вроде бы удалось: Митя, смеясь, только успевал нажимать спуск:
— Малыша! Да ты ж мое солнце! Скинь мне, чудовище мое маленькое, хоть парочку фоток! Скинешь, Ласточка?
— Скину, скину, — кивнула Мурка. Скакать на жаре в джинсах вообще-то было очень жарко. А еще они подошли к подходящим кустам в углу парка, да и люди другие далеко. Она подвела Митю к скамейке: — Митя! Ты — тайная часть моей жизни! И друг! Я тебе доверяю! Тебе сейчас будет оказано еще доверие, громадное просто! Поэтому вот сиди и карауль, чтоб никто не подошел!
И она скрылась в кустах — всполошив целую стаю молодых разоравшихся воробьев. За кустами стащила сначала футболку и нырнула в прохладные цветочки платья, расправила его; сняла джинсы и, туго свернув, запихнула мальчишечью одежку в рюкзак. Жить в шелковистом платье на улице, среди вольного воздуха оказалось легко, прохладно и страшновато. Мурка причесалась, чуточку подвела глаза, волнуясь, обошла кусты и вышла на дорожку справа от Мити. Тот, старенький одинокий енотик, задумчиво крутил в руках ее телефон и смотрел в сверкающую гладь пруда.
— Митя, сфотографируй меня, пожалуйста, снова.
— …Ой. Малыша… Моя Малыша!! Да ты же… Девочка! Ох какая ты: девочка-девочка! Малыша, да какая ж ты красивая, оказывается! Да куда ж тебя спрятать от этого мира!

А вечером Мурка, не выдержав, выложила новую фотку Васьки, невесомо перелетающего через скамейку в зеленом и солнечном — вовсе не Таврическом, а райском — саду, на стене его аккаунта. С подписью: «Я умер. Теперь я умею летать».
Через мгновение под фоткой появился первый лайк.

Глава 4
Девочка Эля

1
ЕГЭ она сдала очень классно, сама от себя не ожидала. Вот просто замечательно сдала литературу и историю. Даже математику — хорошо, хотя она не нужна для поступления. Но художник ведь должен понимать геометрию? Так, со школой все. Осталось получить аттестат, и можно подавать документы. Ну и выпускной… Швед покраснел и выпучил глаза:
— …Какие-какие «Алые паруса»? В эту толпу тебя, такую… Такую дюймовочку? Нет. Я за тебя отвечаю. По телику посмотришь. …Что? В ресторан с классом? На лимузине? Ты знаешь, какая там биофлора, на сиденьях этих лимузинов? А ресторан? Дешевое шампанское и продукты неизвестно с какой скотобазы? Гнилые апельсины? Грязные скатерти и озабоченные одноклассники? Нет. И все.
— Но… Швед, ты шовинист и собственник.
— Собственник. Однозначно. Значит, мы вот как сделаем: пойдем с Яночкой к тебе в школу на вручение аттестатов. Сфоткаем и тебя, и все, на что пальчиком покажешь. Только, чур, ни с какими Марь Ваннами и Петями-Машами не обниматься. Потом — тебя за ручку — и вертолетная прогулка, ок? Фотосессия в Стрельне — ок?
— Это дорого!
— Ты дороже. А потом в ресторан — Яночка, ты выбери, ага?
Янка тихонько смеялась. Швед не выдержал и весь вспыхнул золотым смехом:
— Ох, девки, как же я вас обеих люблю! …Ой. Мурка, Янка. А вот мне сейчас показалось… Что вы здорово похожи вообще-то. Или не показалось… Брови одинаковые точно, веки… Поворот головы… Масть только разная.
Мурка посмотрела на золотую Янку, потом на Шведа:
— Да ладно. Янка — красавица, а я кто? Мышь!
— Нет. Ты — красивый, но очень худой и смешной котенок, — пожал плечами Швед. — Вот посмотришь, какая ты еще станешь красавица. Я-то вижу. Правда, Янка?
— Правда. Я тоже вижу. С тобой все в порядке, ты просто страшно худенькая и расти не хочешь. То ли девочка, то ли мальчик. Тебе сейчас так надо. Так что не подгоняй природу, все само собой придет.
Швед глянул на часы и вскочил:
— Ага!! Так, ненаглядные, а что вы расслабились? Кошка, давай-ка, собирай: оба кэнона, объективы TS сверхширокий, RF двадцать восьмой, EF семидесятый… Все в серый кейс. Остальное как обычно. У нас сегодня приватная съемка в Юкках, сорокалетняя пара в саду и в спальне… Янка, ты поедешь как стилист и гример, собирай свои сундучки: там баба страшная, а в сказку хочет. Живо, обе! Шевелитесь!

Да, Швед любит командовать. И еще он циничный и брезгливый. Нельзя, чтоб он проведал, откуда Мурка в их жизнь свалилась, — бабкина квартира убьет все. Если Швед узнает про черную плесень на кухне и вонючие узлы, выгонит, наверно… Мурка перестирала всю одежду, которую забрала от бабки, по два раза. А половину выкинула. Еще и потому, что вместо старья Янка помогла ей завести хорошие вещички.
У нее полно было знакомых стилистов, дизайнеров одежды, владельцев бутиков — и все эти модники звали Мурку Янкиной куколкой или Янкиной сестричкой, радовались ее микромодельной внешности. А Янка вроде бы и правда играла в куклы: между делом наряжать Мурку и фоткать эти кукольные луки стало у нее пунктиком. На стойке с Муркиной мелкой одеждой становилось все больше платьиц, сарафанчиков, кружевных подъюбников, корсетов, а Янка рылась во всяких стоках, дизайнерских секонд-хендах, старых коллекциях; добычу отдавала дизайнерам перешивать на Мурку; если брала в бутиках для съемок что-то напрокат для клиентов, то прихватывала что-нибудь мелкое интересненькое и для Мурки, и дома фоткала ее, пока Швед не начинал ворчать, что их детсадовский косплей и чириканье мешают ему сосредоточиться. Но несколько работ с куколкой в аду он, мрачно понаблюдав за их девчачьей возней с нарядами, тоже сделал: тяжелые это были фотосессии и результат шоковый. И то платьице они с Янкой, подумав, чинить не стали — еще и рваное пригодится, не давать же Шведу еще одно пластать…
После этих съемок ее неприличные рисунки для Мити стали такими, что клиенты встали в очередь, а Митя вздрагивал и потом бродил по номерам, мучительно решая, какую картинку пустить на продажу, а какую оставить на стене для пользы дела — постоянные гости огорчались, если видели, что картинку меняли. Владелец заведения заказал серию работ для своих высоких покровителей, а те захотели еще. Одному потребовался чуть ли не весь «Декамерон» в рисунках для дачи на Корсике. Митя купил Мурке дорогущую итальянскую и японскую бумагу, французскую акварель и колонковые кисти. Багет некоторых картинок покрывали сусальным золотом. Бизнес цвел так, что Мурка через день прокрадывалась мимо бабкиной квартиры на четвертый этаж и несколько часов рисовала то в крошечной квартирке у Мити, то на кухне — в зависимости от погоды за окном. Митя перестал кормить ее пирожными и заказывал фрукты из Таиланда. И еще для пользы дела натаскал откуда-то толстых дореволюционных альбомов по искусству и французских арт-буков. И даже сводил разок по знакомству в особое хранение Эрмитажа…
И еще после этих кукольных, игрушечных Янкиных съемок — панталончики с кружевами-юбочки-оборочки-нежные ткани, — которые происходили-то, в общем, просто так, между делом, для удовольствия, Мурка, странное дело, почему-то уставала больше, чем после любого экстрима под камерами Шведа. Трудно быть девочкой. Трудно быть объектом, если ты сама художник. Трудно, когда тобой любуются… Трудно, когда Янка так внимательно смотрит, говорит ласковые слова, а в глазах у нее рождается странная тоска.
— Что ты хочешь во мне увидеть? — не выдержав, однажды спросила Мурка.
— Не знаю. Но мне кажется, ты правда на меня похожа.
— Ну, в общем, да, — признала Мурка, потому что глупо отрицать явность, выраженную в линиях и пропорциях лиц. — Не слишком, но сходство есть. Можно сойти за двоюродных каких-нибудь… Только мы разного цвета.
— Ты серебристая, как луна, — улыбнулась Янка. — И худышка. Странная какая игра природы… А ну и что. Мне нужна сестренка. И все.
И Мурка позволяла ей себя баловать. С Янкой весело кататься по городу. Весело заходить во всякие подвальные магазинчики с редкостными, чудесными одежками, бусиками и туфельками, весело, когда Янка в магазине обнимает ее за талию и говорит своим знакомым: «Девочки, а вот мне для сестренки нужно что-нибудь чудесное!», весело заходить в кондитерские и кофейни, весело, когда утром выйдешь на кухню, а Янка, благоухающая лимончиком и свежестью, притянет и поцелует в глаз или в щеку… Но немножко неловко, ага. И устаешь — но, может, Мурка не привыкла кому-то нравиться? Или ей, которая сама всегда была старшей сестрой Ваське, невмоготу быть младшей?
Еще интересно было ездить с Янкой на детские съемки: там Янка превращалась в добрую фею, что-то шептала малышам, причесывая; напевала, шутила, мурлыкала, каким-то неведомым образом создавала в кадре волшебный мир, — а Швед ловил на снимок маленьких бессмертных существ с ясным, полным тайн взглядом, а не капризных человеческих детенышей. Однажды пришлось снимать такую противную, настырную, полыхающую румянцем пятилетнюю хрюшку, что Швед хотел даже от съемок отказаться, так дите выло и ныло. Но Янка пошепталась с мамашей, поиграла с девчонкой, успокоила ее, мимоходом перебрала весь радужный ворох детских платьев, поколдовала: «Свет-цвет-фокус-ракурс!» — и из кадра глянула сероглазая и нежная бессмертная душа, ребенок эльфов. Правда, колдовство? Янка, сияя энергией и радостью, пожала плечами:
— Да они ведь для этого и фотографируются, нет? Хоть на миг поверить в то, что бессмертны? Ну да, девчонка страшненькая, не повезло; к пятнадцати-двадцати еще страшнее станет, но вот будет смотреть на эти фотки и утешится, всерьез поверит: вот, мол, я какая на самом деле! Нежная душа!
— А там и снова вам позвонит, — усмехнулась Мурка.
— Ага, — просияла Янка. — Потому что мы со Шведом умеем вот это, чего другие фотографы не умеют. Немножко рая на грешной земле, да?
— Раньше люди верили, что рисунок или фотография похищают их душу.
— Тогда мы все бездушные, — усмехнулся Швед. — Да ну, Кошка, на кой кому бы то ни было человечья душа? Добра-то. Нервы, страхи, иллюзии. Суета, в общем.
— То, что удается Шведу в них сфотать, в сто раз лучше, чем они настоящие, — добавила Янка. — Иллюзия, да. Совсем другая история про них, другой сюжет жизни.
— В смысле, они увидят на фотах себя лучше, чем есть, и им захочется стать такими — получше?
— А разве нет? Но дело еще глубже, ведь… Ведь все хотят бессмертия, — серьезно сказал Швед, медово и ласково взглянув на Мурку. — Понимаешь, котенок? За это ведь они и платят. В кадре-то умереть нельзя. А если там человек еще и в самой лучшей своей ипостаси, да еще и в пространстве, смахивающем на его заветную мечту… Пусть радуются.
— Может, мы правда лучший мир фотографируем, и в нем лучших, чем они на самом деле есть, людей, — Янка старалась быть серьезной, но от радости жить ее разбирал смех. — Ну, и нам от этого польза.
Польза явно была не только денежная. Три часа съемки и возни с чужим ребенком и с толком не знающей, чего хочет, богатой мамашей — даже Швед устал. Мурка устала бегать с волшебными зонтиками и объективами. Мамаша ребенка устала. А сама пятилетняя хрюшка к концу съемки стала смахивать на фарфоровую куколку — бледненькая, послушная, и уснула у матери на руках, едва та забрала ее, когда решили, мол, все, закончили… А Янка лучилась энергией.
На двух других детских съемках, куда пришлось с ними съездить, происходило примерно то же — дети превращались в бледных и послушных одухотворенных куколок, навсегда остававшихся в идеальном мире кадра. А Янка, упиваясь красотой, сияла.
Швед, как заметила, понаблюдав, Мурка, тоже питался красотой и смыслом. Неприкрыто и непосредственно. Когда он снимал кого бы то ни было — под конец съемки у людей сил почти не оставалось. Мурка сама после его съемок еле доползала до подушки. Швед, конечно, не заливался звонким смехом, как Янка, от преизбытка энергии, но глаза его становились медово-прозрачными, полными огоньков, лучились, а золотое сияние становилось заметно гуще.
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Из бабкиной квартиры она забрала остатки своих вещей, хотя что-то — чашку и тарелку, постельное белье, старенький чайник — бросила. Противно. Хотела оставить бабке ключи, но забыла, они так и валялись на дне рюкзака. Однажды она видела бабку из окна лестничного пролета: старуха с двумя палками брела через двор по, казалось, трескавшемуся под ней асфальту, грузно, как паучиха, которой оборвали лапы, оставив только тяжелую, беспомощную тушку. На миг Мурка вздрогнула от жалости: бабке трудно ходить в магазин, в аптеку — и каково ей одной по ночам в загаженной, полной призраков и унылого прошлого квартире? Но эта жалость тут же растворилась в смердящих слоях бабкиной ругани, мата, ненависти. Даже когда Мурка ходила в детский садик, бабка находила для нее только гнусные слова, а раз, когда родители не видели, жутко больно ущипнула за бок «с вывертом». Она помнила, как, взахлеб рыдая, пряталась потом за развизжавшуюся, вечно воняющую аптекой мать, цепляясь за ее скользкое платье, а отец орал на бабку:
— Это же ребенок! Дура старая, ты пойми, это же пятилетний ребенок — чем она перед тобой виновата?
— Ведьма она, — поджимала губы неприступная бабка, странно и неловко отмахиваясь от отца черным ридикюлем. — И не твоя! Не надо нам в родове нагулянных выродков! Сучья кровь! Прогони их! Обеих прогони!
Вроде бы мать утащила ее, и что там дальше… Да неважно. Плохо было дальше, но, какая-никакая, это была обыкновенная жизнь: матери осталась от родителей двушка на Академика Лебедева, в старом мрачном доме, там они и жили втроем: мама была веселая… вроде. А отец, чем старше Мурка становилась, тем все больше отдалялся от нее, отстранял, все меньше говорил с ней — и никогда не называл дочкой.
Ну и что. Зато перед тем, как Мурке идти в первый класс, родился Васенька, крохотный, беленький и сразу — очень, очень нужный. Родной. Одно лицо с Муркой, на детских фотках — не отличить, все удивлялись. Мурка помогала матери, как только могла, забавляла, никогда не оставляла братика одного; мчалась из школы со всех ног, а в ранце лежала его любимая погремушка. Васенька принес отцу и матери покой. Ради Васеньки они старались, чтоб было «все как у людей», чтоб «у детей было все», и отец покупал Мурке ненужные игрушки, потому что она «хорошо занимает ребенка». Васенька был умничка, а она радостно рисовала для него картинки и сочиняла сказки, разыгрывала с игрушками бесконечные приключения, кормила толстого тяжелого малыша с ложки и умывала. Когда его стали водить в садик и незачем стало торопиться из школы домой, она пошла сначала в кружок рисования, потом в детскую студию — а там и художка… Художка и Васька — вот это самое главное, самое лучшее. А родители… Мать превратилась в истеричку, везде рассыпала таблетки — отец орал: «Что ж ты делаешь, тварь, дети в доме!» Но отец тоже заводился с пол-оборота — хоть домой не ходи. И Ваську некуда было прятать от их свар или тяжелого молчания. Брат даже одно время ходил с ней в художку, сидел в уголке класса, рисовал танчики или мультики смотрел на всех по очереди чужих телефонах — ему не отказывали, он был втируша и лапочка, бегал воду менять, карандаши точил, кисти мыл, скоблил палитры… Потом отец нашел работу в Нижневартовске, и в доме стало тихо. А когда он вдруг приезжал на неделю, на две, то был щедрый, богатый, веселый — папа! — возил их то на кораблике кататься, то в Диво-остров, дарил деньги. Как-то даже купил им с Васькой ноутбук и еще Ваське велик, а ей мольберт-хлопушку и хорошие краски. Нормальная жизнь. Нормальная.
А сейчас отец не звонил. Может, ему бабка что-то наговорила? Ну пусть. Самой позвонить? Он подумает, что ей денег надо. А вот не надо! Митенькины «неприличные» денежки и то, что перепадало от Шведа, она прятала на карту. Мало ли что впереди. Эта жуткая одинокая зима многому ее научила. А вдруг она пройдет только на платное обучение? Тут взвоешь… Мать позванивала, но нечасто: требовала получать аттестат и сразу ехать в монастырь, а про Академию даже не думать. Эсэмэску прислала с подробными указаниями, как добираться. Швед посмотрел маршрут и карту, возмутился:
— Она что, хочет, чтоб последние полсотни километров ты пешком прошла? Это ж глухомань какая-то дикая! Грунтовки, лес! А ну-ка, медведь выйдет, что тогда? Или работяги на лесовозе догонят? Нет. Нечего. Давай живи своей жизнью.
Мурка жила. Даже Ваську рисовать стало некогда — и сил не было. Последние занятия на подготовительных, утра у Мити, фотосессии у Шведа, выезды с ним и Янкой на съемки, и скоро выпускной — Мурка все отчетливей ощущала Васькино требовательное, ноющее присутствие рядом. Он сопел у плеча. Мял страницы Янкиных учебников по искусству. Ронял чашки со стола — вдребезги. Он хотел проявиться. Хотел ожить хоть на секунду. Хотел, чтоб она или нарисовала его, или сфоткала — хотел быть. Требовал. Дыхание, шуршание одежды — даже чуть островатый, родной мальчишечий запах. Кажется, оглянись — и увидишь, причем не воздушного ангела-Васеньку, а плотного, большелобого, настоящего Ваську: морщит переносицу, коленку чешет, мол, ну сколько можно рисовать всякую фигню, рисуй меня! Оглянешься, на самом деле — нету… И во сне она искала его каждую ночь. То в каком-то детском лагере среди черных сосен у застывшего, как стекло, серого залива, среди безликих детей-упырей; то на заброшенной стройке, превращавшейся в подземный лабиринт, то в каком-то перевернутом городе, где она забегала в родную парадную и, задыхаясь, мчалась наверх по узким лестницам, но все или этаж не тот, или квартира не та, и люди чужие, чужие, чужие… Или квартиры вообще нет.
Но если войти в профиль брата и опубликовать еще одну фотку «с того света», становилось легче дышать. Васька будто отходил, чуть успокаивался, мол, «да, я есть», переставал смотреть ей в затылок и сопеть в плечо.
Но ведь подходящих фоток в запасе немного: те, что Швед делал, суперпрофессиональные, райские, публиковать нельзя, Швед голову оторвет: да он и не дал их, держал у себя на компе, как-то еще работал с ними; а ей распечатал две на бумаге и отдал в белом конверте. Если на них смотреть больше минуты — начинает колотить. Хоть они и из рая. Зеленого и солнечного… Поэтому Мурка переснимать их на телефон не стала, так и держала в конверте, куда заглядывала не каждый день и лишь на пару секунд, только чтоб, как в окошко, прошептать: «Привет, Васька, как ты там?» Значит, для соцсети оставалось только то, что не очень-то умело нафоткал Митя. И несколько себяшечек — она намучилась, пока в кадре получился Васька… Она выкладывала снимки. Подписывала фразами, что звучали в голове Васькиным голосом, а потом разрешала себе дождаться десяти лайков. И удаляла пост. Может, это была трусость. Или здравый смысл. Но ей казалось, что так будет лучше: фотки с того света и должны быстро исчезать на этом. Вот как тогда на ЕГЭ по русскому — сколько продержался контур Васькиной ладошки? И на сообщения отвечать нельзя. Ничего нельзя. Фотка — десять лайков — удаление…

Приближался выпускной — так хотелось думать. А на самом деле приближался день перед выпускным. Страшный. Черный. Невозможный. «Дата». Хорошо, что Янка неожиданно выхватила ее из колеса привычного расписания, и появились новые темы для размышлений:
— Мурлеточка! У меня в Академии подружка есть суперская, с дизайна костюма, у нее диплом по подростковой одежде — а денег на профессиональную модель нет, давай поможем? А? Ну давай, а то она ревет уже, все сроки вышли! Ты ж у нас опытная!
— Конечно, поможем… Только у нас и времени-то нет…
— Найдем! Да и тебе в портфолио фоточки пойдут — а ты собирай, собирай, всегда подработать сможешь!
Знала бы Янка, чем она подрабатывает по утрам! Что́ она рисует колонковыми кисточками на итальянской бумаге! Сериями по пять штук! Раз — фигурку прояви; два — акварелькой тела́; три — все другие цвета; четыре — контур красивей… Но рассказать им, солнечным, счастливым Шведу и Янке о теперь уже серьезном заработке было немыслимо. Они пригрели ее, беспомощного бездомного котенка — а она, что ли, не такая уж и беспомощная? Да и весь этот декамерон на бумаге… Митя посмотрел ее последнюю работу и сказал:
— Малыша. А вот по этой дорожке мы с тобой ходить не будем… Гениальная картинка. И я ее сейчас для тебя спрячу. Ты сама потом ею распорядишься.
— Ужасно?
— Нет. Гениально, — Митя смотрел на картинку, и лист тихонечко трясся в его руках. — Но наши клиенты — люди несложные… Разбогатевшее простонародье. Москва, Нижний Тагил, Омск… Им безе с рококо — это понятно. А это… Не надо их пугать. — Он спрятал картинку в папку. — Малыша. Ты ведь — маленькая. От тебя женщиной еще даже не пахнет! Откуда ты знаешь… О страшной сути женщин?
— Просто я всех боюсь, — уныло созналась Мурка. — И мужчин, и женщин. И женщиной быть боюсь.
— Юность, — вздохнул Митя. — Жуткий возраст.

Уйти от акварельной ненасытной анатомии к съемкам одежды было все равно что комнату проветрить и чистой холодной воды попить. В подростковой одежде ее снимали в совсем пустой, только что отремонтированной студии на Разъезжей — там даже задников и фонов не было. Снимали на фоне побеленной кирпичной стены и заляпанной побелкой строительной лестницы, на подоконниках, в проемах дверей. Янкина подружка издала писк счастья, когда Янка открыла свой гримерский сундучок и показала, как легко Мурка превращается из девчонки в мальчишку. И наоборот.
Ближе к полудню откуда-то — в окно, что ли? — пришла бродячая белая кошка с голубыми глазами, оглушительно замурлыкала и так стала льнуть к Мурке, так ластилась, бодая пыльным и твердым лбом в ноги — что стало не по себе. Мурка сбегала в зоомагазин и притащила кошачьей еды. Кошка, дрожа от жадности и не переставая мурчать, сожрала сразу две банки. Мурка сказала:
— Давайте отмоем!
Мыли кошку теплой водой в раковине — та ничего, не вырывалась. Потом сидела под софтбоксом, вылизывалась. А когда обсохла и царственно вошла в кадр, оказалась, белая и глазастая, такой красивой, что скоро к себе ее захотели взять все, и Янкина подружка, и фотограф — «для мамы», мол. С кошкой, которую иногда пускали в кадр, работа пошла веселее. Фотограф сказал:
— Да вы похожи, красавицы!
Сниматься было весело, только ткани дешевые. И фасоны… Ну, для диплома сойдет. Хотя непонятно, зачем создавать модели подростковой одежды, если весь молодняк одевается в масс-маркете? Ладно, это не ее дело. Фотографу, молодому Жирафчику, было далеко до Шведа, да и сказок в кадре от него никто не требовал — лишь бы грамотно отснял. А в перерывах они гладили кошку, болтали, пили — пакетик на два раза — чай с сушками. Мурка им даже завидовала: вот ведь какие бедные, но отважные! Талантливые! В светлое будущее верят! Кошку белую никак разыграть не могут, третий раз жребий тянут!
Времени, в общем, было жаль, но зато остались фотки. С глазастой кошкой — очень девчачьи, трогательные. А другие, в штанах и рубашках… Ну, подрезать, обработать — вот и новые Васькины фотки «с того света» — особенно те, где Мурка немножко пошалила, попрыгала… И от съемки она не устала вообще. Ну, Жирафчик ведь и не фотоколдун, как Швед. И подружка Янкина — просто девушка, нервная дипломница, на ящерку радужную похожа в своих смешных дизайнерских тряпочках… Они не умели высасывать из людей ни энергию, ни красоту. Просто фотографировали.
Да кто ж такие тогда Янка и Швед?
Они ведь в самом деле не похожи на обыкновенных людей. Они красивые, золотые и волшебные. Они сияют в толпе, как будто у них вместо крови в жилах течет медовый, золотой свет. Может быть, они опасны?
А разве не все равно? Они ведь — друзья.
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Двадцатого июня с утра она ушла из дома рано, когда Швед и Янка еще спали. Надо было попасть на кладбище раньше бабки — чтобы прийти к Ваське первой. Она вышла на яркое солнце, в пахнущий рекой голубой воздух утра. Год назад в это время Васька был еще жив. Дрых, наверно, прижав подушку к пузу… Надо добраться до метро «Чернышевская» — Мурка привыкла ездить к Ваське с Кирочной. Чтоб миновать пробку перед Большеохтинским мостом, она пошла пешком по набережной, слушая, как орут чайки и шумит поток машин, глядя на синюю Неву и распрекрасную, розово-голубую с блестками обманку собора на том берегу. Там внутри, под золотыми крестиками, свои сказки: войди, поверь — и сразу станет легче. Там все просто. Поэтому она и не винила мать, измученную бездарной жизнью и ужасным браком. Ей не к кому было пойти — пошла туда, где слушают и утешают? Наверно. Зная мать… В ней все ж многовато было цинизма, чтоб отдаться религии. Но вот заработать на чьем-нибудь религиозном неврозе — это б она не упустила. Зарабатывала же она на привозных лекарствах. Вот только зачем квартиру продала? Швед, кстати, пошарил в сети и сказал, что монастыри обычно такого громадного денежного пожертвования не требуют, — просто поступающие в монастырь не должны иметь собственности в миру и малолетних детей. Значит, матери нужны были деньги для какого-то вложения? Настолько ей важного, что прошлым летом Мурке со спешно набитой одеждой одной-единственной сумкой пришлось переезжать к бабке, переходить в другую школу — и никого, тем более мать, Муркина судьба не волновала?
Мурка остановилась, посмотрела на сверкающий на солнце собор, вокруг которого грязными призраками кружили бакланы, и пожала плечами. Квартиру жалко. Но ведь это была материна квартира. Она имела право делать с ней что угодно.

На Северном кладбище тоже была церковь с синей крышей. Там кого-то отпевали, стоял страшный автобус-катафалк, поджидали добычу нищие. Мурка прошла мимо и свернула налево. Кладбища она уже не боялась. Только по осени трясло, и она старалась хотя бы часть пути пройти поблизости от других посетителей — они хоть живые, разговаривают, цветы искусственные несут. Теперь ничего, одна — шла и шла. Но на могилки и памятники с портретами лучше не смотреть. За год она приезжала сюда раз двадцать. В ноябре простояла под мокрым снегом всего-то полчасика, даже рассказать всего Ваське не успела — окоченела, как Каштанка, и Васька велел: «Беги отсюда, темнеет!» На обратном пути, мчась сквозь сумерки и шарахаясь от шевелящихся портретов на памятниках, еще и ноги промочила, и автобус долго ждать пришлось. Наутро заболела так, что в сорокаградусном бреду казалось: лучше умереть. Пусть закопают рядом с Васькой, с Васенькой родненьким, все равно они всю жизнь бок о бок, вдвоем против всего мира, вот и после смерти будут рядышком. Но Васька приснился и сказал: «Дура, что ли? Тут нету ничего, только земля!» И она осталась жить.
А сейчас солнце жгло плечи сквозь черную футболку. Как, однако, жарко… У могил везде копошился народ, воняло краской. На перекрестке дорожек озирался растерянный старик в черном костюме — такой дряхлый и бледный, что, казалось, вылез из-под земли. Мурка обошла его сторонкой. Тут на кладбище иногда мерещилось, что это не живые люди сюда пришли, а покойнички деликатно вылезли наружу и теперь или гуляют, или домовито прибирают к лету свои могилки, сорняки выпалывают, цветочки подсаживают. Чушь, конечно, но все люди тут делаются не такие, как в городе. Они холодеют. У них прозрачные, далекие, застывшие глаза. У них жуть под сердцем. Но они делают вид, что все нормально: копошатся, разговаривают, красят, поливают жалкие цветочки принесенной водой, поминают тех, кто внизу.
Навстречу на тихоходном мотороллере с прицепом ехал рабочий. В прицепе погромыхивали лопаты, ведра из-под цемента и какие-то доски; рядом бежал крупный, клочкастый, бурый как земля пес. Мурка отошла к краю дорожки — а пес подбежал к ней, крутя хвостом, топыря висячие уши и подхалимски заглядывая в глаза. Нос у него был в свежей земле, и Мурка шарахнулась. Работяга притормозил:
— Пацан, не бойся! Не тронет! Он щенок еще! Зарывай, а ну ко мне, песий дух! Зарывай! Отстань от пацана!
Пес поскакал к нему, мотая хвостом. Мурка тихонько пошла дальше. Занятно у них тут собачку зовут, ага… Ой. А что это мужик ее пацаном назвал? Она вроде сегодня и не думала фоткаться Васькой. Хотя чего она хотела: джинсы, футболка с Микки-Маусом — она ее всегда на кладбище надевала. Волосы короткие, рюкзачок, сама костлявая, мелкая, вид — понурый, жалкий. Она попыталась вспомнить себя девочкой в зеркале, в волшебном серебряном платье, или хоть куколкой в лапах чудовища на работах Шведа — все равно что другую вселенную вспоминать. Не надо здесь ни о чем хорошем думать. Тут, в этих кладбищенских квадратах, другие законы. Вот выйдешь — тогда и подумаешь, что завтра выпускной…
— …У тебя есть конфетка? — раздался скрипучий голосок откуда-то снизу.
Мурка отпрыгнула. На дощатом мостике через заросшую канаву, отделяющую захоронения от дорожки, сидело мелкое существо в грязной белой рубашке и смотрело, болтая ногами, голодными бесцветными глазенками. Откуда? Чье дите? Побирушка? Сограждане ведь полно всего оставляют: конфеты, пряники, водку в стаканчиках под кусочком хлеба. Видела весной: после «светлого праздника» от стаканчика к стаканчику ходил бомжик, подсохший хлебушек за пазуху прятал, водочку, на время переставая трястись, аккуратно сливал в двухлитровую бутылку, а его самка, горбясь следом, сгребала с памятников крашеные яйца и конфеты. Может, этот замурзанный — их?
Из рюкзака она достала начатый пакетик с ирисками — дитё вскочило.
— Стой там, — велела Мурка. — Не подходи ко мне!
Мальчонка только шмыгнул носом и кивнул. Что-то в нем было не так. Такой бледный, будто просвечивает, и ручонки в земле.
— Ты чей? Ты тут что, один?
— Не, у меня тут папа с мамой, я с ними… Меня погулять отпустили! Конфетку-то дашь? Хоть одну?
Мурка положила пакетик на дорожку:
— Вот. Это все тебе. Чур возьмешь, когда я отойду.
Положила на песок дорожки и пошла себе. Меж лопаток закололо мурашками. Когда шагов через пять оглянулась — заморыша не было.

Ваське она принесла большое зеленое яблоко. Самое большое, которое нашла в магазине. Осторожно положила на узенький постамент к памятнику. Даже если потом его заберет тот заморыш — это будет уже не важно. Призраку Ваське все равно достанется призрак яблока. А вечером она его с этим яблоком нарисует.
Хорошо, что на памятнике нет портрета. Только имя и цифры. Отец хотел портрет, но, когда заказывал памятник, передумал. Сказал, не хочет, чтоб этот портрет потом всю жизнь в глазах стоял вместо настоящего Васьки. А так памятник был дорогой, высокий. Васька должен был в августе на юг ехать, в дорогущий лагерь у моря, английский учить — вот эти деньги отец, добавив еще столько же, и отдал осенью за памятник.
Мурка обошла памятник, села в тенек от него на пустой рюкзак и закрыла глаза. Стала вспоминать всякие мелочи про Ваську: как морщился, как щурился, как злился, как смеялся… Когда Васька встал как живой, как лист перед травой, она спросила:
— Ну, как ты?
— Норм. Привык. Здесь не так уж и плохо. — И вокруг него развернулся придуманный Шведом золотой и зеленый рай. — Ты для меня тут целый мир создала!
— Я иногда притворяюсь тобой.
— Ну и норм. Мне нравится смотреть твоими глазами. Я хоть через тебя все вижу живое — живи давай, смотри на все!
— Ладно. А я еще фотки твои выкладываю. Чтоб как будто от тебя привет всем, кто тебя знал.
— А что «как будто»-то? Привет и есть. Хорошо, что ты так можешь… Но они все, фотки или там что, скоро забудут, что я жил на свете. А ты — никогда. Я живу в тебе, ага. Ты же чувствуешь это. Иногда в тебе, иногда просто рядом хожу.
— Да. Я чувствую.
— Иногда и тебя почти нет, а есть только я… Ой. Бабка идет. Тоже первой быть хотела… Слышишь, сипит?
Мурка растерялась. Убежать, а потом прийти, когда она уберется?
Тяжелые шаги и сипение постепенно приближались. Мурка осторожно выглянула из-за памятника: вдали на дорожке припарковано такси, около которого, уставившись в телефон, стоял водитель; а меж могил грузно пробирается бабка, волоча большой аляповатый венок с голубыми ленточками и пластмассовый большущий самосвал. На кой он Ваське в двенадцать-то лет?!
…Тьфу. Ваське никогда не будет двенадцать.
Бежать поздно. Да и куда тут бежать, одни памятники, никаких кустов — совсем новый квадрат, еще не заросший. Бабка тяжело дошла; отдуваясь, сказала:
— Ну, здравствуй, внучек… Ох и долго я к тебе ехала, жара-то кака адова…
Мурка вышла из-за памятника:
— Здравствуй, бабушка.
Старуха перестала сипеть и подняла посветлевшие глаза. Стояла, смотрела на Мурку и чего-то ждала, мелко кивая. Беззащитно, будто по-детски, улыбнулась. Моргнула — и тут из серого, обвисшего ее лица что-то ушло. Взгляд потух; улыбка отвалилась. Вся ее грузная фигура будто просела внутрь. Сначала из ее рук упал игрушечный самосвал и кувырнулся в блеклую траву между могилами. Потом шмякнулся ридикюль, потом зашуршал венок с голубой ленточкой и нежно лег на Васькину могилу. А потом тяжело повалилась сама старуха.
Мурка закрыла глаза. Потом открыла: бабка лежала поперек могилы. Изо рта у нее что-то текло, платье задралось, пальцы чуть подергивались. Белые глаза — зрачок в точку — смотрели в никуда. По мягкой белой щеке скатилась, сверкнув, слеза.
Она чего?!
— Бабушка? Эльза Ив… Бабушка!!
За черной дыркой зрачка ничего не вздрогнуло.
Отскочив, Мурка заорала что было сил:
— Помогите! Вызовите скорую кто-нибудь! Помогите!!
К ней кинулся водитель такси и еще всякие люди, возившиеся у дальних могил. Мурка перестала орать, когда какая-то тетка сильно встряхнула ее и, помедлив, чтоб содрать перепачканную в земле розовую резиновую перчатку, легонько и звонко шлепнула по щеке. Таксист уже вызывал скорую, а сухая, как вобла, желтовато-полупрозрачная аккуратная старуха в туго повязанном платке и с каким-то бумажным ободком на лбу, поджимая рыбьи губы, качала головой:
— Жара, жара. Разве можно в жару такой полной женщине…
Пожилой красномордый дядечка в свернутой из газеты панамке, с малярной кисточкой в руке, с которой капала серебрянка, поддакивал вобле:
— Долго ли до беды по жаре престарелой такой… даме. Ты внучка, что ли? Куда ж ты смотрела?
— …Сегодня… Надо было… День смерти вот его… — Мурку трясло. — Братика…
— Скорая едет, да, — сказал смуглый таксист, опуская телефон. — От шайтан, а! Ты внучка, да-а? Ты откудава взялась? Ай, давай, девачка, папа-мама звони, да? Ой, я попал, да! Ой, не хотел, ой не хотел этот заказ брать, ой сердце чуяло, да?
Мурка дрожащими руками вытащила из рюкзачка телефон. Он тут же упал рядом с бабкиной ступней в стоптанном, абсолютно мертвом полуботинке с пустыми дырочками для шнурков.
Бабка не встанет. Бабка… Все, нет бабки… Она еще теплая… Но мертва. Все.
Мурка подняла телефон, нашла номер отца, нажала «вызов». Потянулись гудки. Таксист жаловался всем:
— Заказ туда-обратно, да? В компьютере, да? Джипиес-глонасс, да? Куда я теперь уеду, а? От шайтан!
Сияло солнце. Шевелились под легким ветерком новенькие голубые ленточки на венке. Блестел пластмассовый самосвал. Мурке казалось, что все это не по правде. Что так не бывает. Не с ней.
— …Але! — рубанул голос отца. — Марта?! Чего тебе, я занят! Говори быстро!
— Пап, бабушка…
— Чего опять бабушка?! Да сколько ж можно…
Телефон опять упал. Тетка, которая трясла Мурку, шумно вздохнула, сняла вторую розовую перчатку и подняла телефон:
— Алло, мужчина? Слушайте. Дочка ваша, худенькая, говорить не может, шок у нее. Они тут с бабушкой, грузная такая, на Северном кладбище… В общем, мужчина, приехать вам надо!.. В Нижневартовске?.. Мама ваша? Умерла она только что. На могилке… Мальчик вот похоронен, Вася. …Да, умерла. Жара, возраст. Тут таксист скорую вызвал, но что скорая. Дыхания нет, пульса нет. Соболезную. … Хорошо. Таксисту телефон?
Телефон перешел в руки таксиста:
— Але… Да, слышу… Понимаю, дарагой, все понимаю, такое горе, да-а! Нет, не уеду, у меня пратакол, попал я, да! Джипиес-глонасс! … Заплатишь? Да какие деньги, дорогой, понимаю все, да? … Сбербанк-онлайн есть, да… Спасибо, помогу, дочку твою не оставлю, да! Горе какое! …Дарагой, значит, скорую ждем, да, скорая приедет, смерть установит, да, ментов вызовет, туда-сюда…
Женщина и дядька с малярной кисточкой отвели Мурку к такси, посадили на заднее сиденье. Тут жутко пахло химической клубникой. Мурка подняла глаза и зачем-то опять сказала слово, которое вообще никогда не произносила раньше:
— Бабушка.
— Бабушка, — кивнул дядечка. — Все. Пожила старушка, срок вышел. А ты держись, девчоночка. Ничего, молодая, выдержишь.
…Срок вышел?
Пришел таксист, принес бабкин ридикюль, вернул телефон:
— Возьми, девачка, да? Есть кому еще звонить?
Мурка помотала головой. Она справится сама. Не золотого же бога Шведа звать на Северное кладбище к трупу страшной чужой старухи.
— Ничего, — покивал таксист. — Сиди. Скорая приедет, потом менты, потом труповозка… Я с тобой дождусь, да… Папа твой, нефтяной, да? Уважаемый? Потом отвезу тебя домой, да, все нормально будет. Папа твой все порешал, уважаемый человек, да?
Кто-то принес Мурке бутылочку с минералкой. Люди разошлись, около бабки никто не топтался. Среди памятников в стороне Мурка заметила дядечку в газетной панамке — тот снова что-то красил. Таксист чуть успокоился, и теперь бродил вокруг машины, звонил кому-то, поминая злобных джиннов:
— …шайтан-джипиес-глонасс! Кисмет! Ай, шайтан-иблис!
Приехала скорая. Мурка вылезла было из машины, но врачи тут же затолкали ее обратно и дали горькую таблетку и водичку в крошечном пластиковом стаканчике, запить. Кто-то из них сходил к бабкиной туше, наклонился, потом накрыл ее с головой реденькой голубой простынкой, прижав пластмассовым самосвалом; вернулся; на капоте такси разложили какие-то бумажки и, придерживая от шевелившего уголки ветерка, что-то там заполняли; потом опять спросили у Мурки, как она себя чувствует; попросили зачем-то паспорт, и из бабкиного ридикюля тоже вытащили паспорт, списывали оттуда немецкую бабкину фамилию по буквам. В голове стало мутиться. Мурка закрыла глаза: грустный, немного напуганный Васька спросил:
— Зашибись! Джипиес-шайтан, да?
Кажется, она задремала. Полицейский потряс за плечо, что-то спросил. Мурка, как могла, объяснила:
— Бабушка.
Зачем она сказала там, у памятника, это слово? Зачем? Опять забрали паспорт, опять на капоте такси заполняли документы. У Мурки никто ничего не спрашивал. Потом вернули паспорт, уехали. Надо было еще ждать специальную машину… Мурка почему-то опять уснула.
— …всё, уехали, — разбудил ее голос таксиста. — Документы им отдал, вот квитанцию спрячь, да? А теперь домой; отвезу, как по воздуху, да? Ты спи, девачка, спи, это нервы… Врачи сказали, пусть лучше спит, да…
Памятники и могилы отступили, стронулись назад, отстали. Поворот, еще поворот… Большие деревья старого кладбища… Ничего, уже скоро выезд, и можно будет дышать…
— …Шайтан! — ругнулся водитель, резко затормозив. — Откуда вылез, а?
Поперек дорожки тот самый грязный заморыш в белой рубашке катил Васькин пластмассовый самосвал. Самосвал тоже казался слегка прозрачным.
Это все жара.
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Когда Мурка проснулась на своей продавленной пустой кровати в узенькой, как пенал, комнатенке бабкиной квартиры, до конца дня было еще безнадежно далеко. В распахнутое во двор окно вплывал городской, перегретый асфальтом, шумный воздух. Она расправила смятые, как комок бумаги, мысли в голове: это что же, бабки больше на свете нет? Утром была — а теперь нет? Только ее туша где-то в холодильниках морга? И потертый ридикюль — вот поставлен в кресло к телевизору?
Мурка села. В голове слегка прояснилось. Чего это тут она уснула? Вошла, пооткрывала окна на кухне и здесь, легла и уснула. Кажется, снился Васька. Или нет? Она посмотрела в окно: противоположную стену двора-колодца выжаривало солнце, и все трещины и щели в рамах окон, все узорчики на занавесках за стеклами были видны как под лупой. На втором этаже тушкой ощипанной курицы на белом подоконнике свернулся голый кот. А тут, в квартире, было жутко тихо, и все казалось, будто где-то что-то шуршит, пересыпается, как песочек… Наверно, от тишины слышно собственную кровь в ушах. Зимой по ночам, в мертвой тишине, она тоже слышала это шуршание. Как будто в соседней комнате, ну, в той, что заколочена досками, кто-то что-то пересыпает. А она тут сейчас совсем одна, бабка не сопит, не возится в барахле… Нет, правда что-то шуршит?
Заныл телефон, и Мурка очнулась, схватила его: отец.
— Пап?! Пап!
— Марта, але, Марта!
Мурка еле вспомнила, что «Марта» — это про нее. Ужасное имя. В прежней школе дразнили мартовской кошкой. Ладно, это в прошлом…
— Марта! Ну, что ты там? Але! Ты где?
— На Кирочной.
— Хорошо. Иди там, найди у нее в сундуке такой большой белый узел. Я знаю, там должен быть, она мне показывала. Это смёртное.
— …Чего?!
— В чем ее похоронить надо. Она давно приготовила. Ей надо по обычаю. Я завтра приеду — сам в морг отвезу. Ты, главное, найди и в пакет какой-нибудь сунь. Поняла?
— Поняла. Пап, а ты во сколько прилетаешь?
— Утром. Часов в девять.
— Пап, я тут ночевать не буду. Ни за что. Ты, как прилетишь, мне позвони, и я сюда подъеду с ключами, ладно?
— Как знаешь. Матери звонила?
— …Зачем?
— Вот и не звони. А то приедет, похороны испортит. Ну все, давай, до завтра.
Мурка встала, качнувшись. Так, стоять. Найти белый узел — и скорей отсюда. Она выглянула в коридор: пахло бабкой. Смердело. Будто она там сидит перед сундуком, роется… Хватит! Нет тут никого. Васька, тут есть бабка? Васька не ответил. Он и сам боялся… Мурка, стараясь шагать шумно, уверенно, дошла до бабкиной спальни и рывком распахнула дверь — никого.
Да, пусто. Застоявшийся смрад. Перешагивая через хлам и узлы, через кучи тряпья — бабка с помойки носила, что ли? — она, стараясь ни к чему больше не прикасаться, добралась до окна и, отодрав полуистлевшие газетные полосы, распахнула форточку. В комнату влетел шум улицы и немного летнего кислорода. На подоконнике лежали полузавернутые в пересохшую желтую бумагу елочные игрушки. Она развернула: облезлый старинный космонавтик в оранжевом комбинезоне и белом шлеме «СССР», шарик с вдавленной малиновой звездочкой, ватный клоун, обмазанный почерневшим клеем с тусклыми блестками… Бабка вздохнула. Мурка дернулась, озираясь, — нет, почудилось… Она развернула еще игрушку: стеклянная сова на зеленой прищепке, толстая, нахохлившаяся, как бабка — и глаза таращит. Нет, правда: как похожа на бабку! Только не злая совсем! Мурка осторожно положила сову обратно в бумажку: что ж, и бабка когда-то была человеком. У нее был муж — вроде бы военный железнодорожник, дети — ее отец и умершая дочка. Бабка была полноватой теткой в крепдешиновом платье, вечно стояла в очередях за этими игрушками елочными, за колбасой и яблоками. Тогда ж ничего купить спокойно было нельзя. Все надо было «доставать». Отец рассказывал, однажды бабка чуть не убила его за порванное новое пальто — подрался у школы, и оторвали полворотника и хлястик. И бабка со всей дури отлупила его проводом от утюга, а потом полночи, помогая себе сибирско-немецким матерком, чинила пальто… Мурка оглядела кучи тряпья и набитый одеждой незакрывающийся шкаф. Куда она все это тряпье всю жизнь копила, зачем? Отец наверняка наймет клининговую службу, приедут парни в комбинезонах и респираторах, и все барахло, не разбирая, вытащат к черту. И полетит вся бабкина жизнь на помойку… Мурка заметила под ногами в тряпье что-то белое и поблескивающее, подняла: липкая фарфоровая балеринка с отбитой ножкой, на подставке снизу — зеленые буковки ЛФЗ. Митя говорил, зеленые буковки — это третий сорт. И правда, балеринка грубоватая, жалкая. На красоту подороже денег не было? Она осторожно положила фигурку на подоконник, вытерла пальцы. Ну да, в Советском Союзе, говорят, денег ни у кого не было… Только на еду и ужасную одежду.
На стене висели серые портреты каких-то давно умерших людей, следили за ней точечками зрачков: теперь уже и не узнать, кто это. Она начала пробираться к сундуку: сломанный стул, разбитая большая ваза в коробке, мельхиоровая поварешка, пластмассовая корзина с аптечными пузырьками и коробочками, и везде — тряпки, тряпки, бумажки, какая-то истлевшая вышивка… Так. Сундук. В замке сундука торчал ключ — на кольце которого висело еще два больших ключа с крупными бородками. Интересно, а эти что запирают? Она почему-то сразу подумала про дверь в коридоре, просто запертую и заколоченную досками. Ладно, потом…
Стараясь не касаться смердящего гнезда бабкиной кровати, Мурка повернула ключ и с трудом — тяжелая какая! — подняла крышку. Ой… Она думала, тут будет помойка… А тут все аккуратно: справа несколько узлов — один большой белый; а слева какие-то старинные папки, фотоальбомы — архив? Она вытащила большой белый узел и хотела закрыть крышку — Васька сказал: «Не, давай посмотрим!»
В первой папке были грамоты, большие фотки групп каких-то серых людей, выцветшие конверты с советскими картинками, исписанные на немецком и русском открытки россыпью и открытки в серых наборах «Город-курорт Кисловодск» и «Город-герой Минск». Мурка покрутила в руках открытку поярче: «Карл-Маркс-Штадт»? «ГДР»? Это где такое? И написано на немецком: «Liebe Elsa, wir gratulieren dir am 1. Mai…»[3] Дальше вообще не понять… Да бабка ж слова по-немецки не произносила никогда? Она что, правда знала немецкий? Она ж — деревня-деревня, откуда-то с границы с Казахстаном… Вроде ж немцем был дед, этот — Катцепрахт? Надо у отца спросить…
Мурка снова завязала веревочки папки и вытащила из-под нее конверт, один из нескольких, большой, плотный, черный — там лежало что-то, завернутое в пожелтевшую газету. Она вытащила: «Пионерская правда», 18 мая 1982,– уже догадываясь, отогнула газетный уголок — край детского гроба с кучей оборок внутри, толпа людей в черном, цветы… Мурка всматриваться не стала, скорей все засунула обратно и положила на место.
Хотела уже закрыть сундук — но под черными конвертами виднелось что-то голубое. Бабка опять вздохнула, и Мурке почудилось, что вот она стоит совсем близко, у шкафа, пригорюнившись, и вроде бы даже не злится… Мурка осторожно извлекла из-под черных тяжелых конвертов выцветший плюшевый фотоальбом, открыла: какие-то деревенские люди… Паренек в черной фуражке… Ой. Это же… Ой. На фоне криво висящей тряпки с непонятными словами: «…лет Октября» смотрела ей в лицо она сама. Тьфу. Не может быть. Да это же бабка! Девочка была снята крупно, четко, лицо в фокусе, а края снимка чуть расплывались. Косички с темными ленточками, светлые, аж сияющие глаза, переносица с чуть заметными конопушками, крупные ровные зубки за четко очерченной Васькиной улыбкой. Белая легкая блузочка без рукавов, пионерский галстук — девочка сидела, опершись голым локотком тонкой руки о накрытый чем-то темным столик — ей лет двенадцать, как было бы Ваське сейчас… У нее и лицо — Васькино… И ее, Муркино… Мурка вся покрылась гусиной кожей: девочка так простодушно и доверчиво смотрела ей в глаза, в будущее, так верила, что все будет хорошо! Так радовалась чему-то!
Мурка покосилась на слежавшийся хлам вокруг: вещи могут убить человека. Задушить и прикончить. Именно это с девочкой Элей в невесомой блузке сделала жизнь. Задушила тряпьем. Вещи, вещи и вещи — целая помойка вещей. Почему, за что девчонка превратилась в смердящую, сипящую тушу? А ни за что! Все, все начинают этот бег по лабиринту из одной и той же точки, вот только не все находят оттуда настоящий, правильный выход. Кто-то сдается в начале и превращается в тупую жирную крысу уже к пятнадцати. Кто-то, как бабка, сгнивает заживо в тупике одиночества и бессмысленной жадности… И злобы. Мурка еще посмотрела на ясноглазую легкую девочку — и вокруг, на помойку, что осталась после нее. Красивая девочка, нежная… Ой, дура, ой, какая же слепошарая дура эта девочка Эля, эта Эльза Ивановна: почему она не видела в Мурке родную кровь? Ведь одно ж лицо, даже противно и хочется умыться? Не видела — из-за жадности? Чтоб сыночек не тратил свои кровные на чужого ребенка? Вот от жадности и сочла родную чужой… Да, лабиринт жизни запутан в такие узлы, что в них только задушишь себя. Стоит поддаться — и ты уже дерьмо, висельник, вонючее чучело человека. Надо бороться… И тогда после ухода останется не затхлая помойка и несколько выцветших бумажек, а… Ну, каждому свое.
Мурка передернулась и решила себя беречь: ведь если судьба прикончит ее прямо сейчас, то что от нее останется? Талантливые похабные картинки? Концепт-арты Шведа? Рисунки с ненаглядным Васькой? Что? Мурка достала телефон, вытащила фотографию из альбома и, подставив свету, тщательно сделала снимок девочки. На память. Уже хотела всунуть обратно, но перевернула нечаянно: там фиолетовыми чернилами детским почерком было написано: «Эля Катцепрахт, 6 б класс женской школы № 2 города Тарту, 1949 год».
Катцепрахт? Это же ее, Муркина, фамилия. То есть фамилия отца. Бабкина фамилия! Это что же — бабка не дала детям фамилию мужа, оставила свою? Почему? А был ли у нее вообще этот муж — вроде железнодорожник? И это еще что за школа города Тарту? Это где-то в Прибалтике. А как же граница с Казахстаном?
Она не была уверена, что станет расспрашивать отца. В четырнадцать лет, когда получала паспорт, не рискнула фамилию поменять, боялась скандала — а сейчас-то кто мешает? Надо только придумать новую… Или не менять? Она еще посмотрела в сияющие глаза девочки в пионерском галстуке. Бабку-то легко было презирать… А эту девочку, такую доверчивую?
Она вынесла белый узел в коридор и положила в приготовленный пакет. Посмотрела на запертые двери в коридоре. Вернулась в спальню и с порога глянула на ключи — один вставлен в замок сундука, два других висят на кольце. Оглянулась на запертые двери. Подождать отца? А вдруг он не позволит, потому что знает, что там за тайны? Мурка потихоньку прошла меж барахла и осторожно вытащила ключи. Сундук все равно надо оставить открытым, чтоб отец сразу увидел, что тут документы и открытый альбом со снимком красивой девочки, а не мерзкой старухи…
Да еще, может, ключи и не подойдут…
Ключи подошли идеально. Заколоченную досками дверь ей, конечно, не открыть, пусть, но вот соседнюю… Тяжелый какой ключ… Головка ключа идеально вошла в скважину, Мурка повернула вбок, и замок послушно, маслянисто захрустел под ключом. Оборот… Еще оборот…

Глава 5
«Verfluchte Hexe!»[4]
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Какой уж тут выпускной. В небе — черное солнце, и на земле — не лучше… В голове муть и в сердце — тоска и «зачем-жить-все-равно-все-сдохнут». Утром по дороге в Академию Янка подвезла Мурку к школе и велела, если что, сразу звонить. Мурка — немножко голова кружилась от недосыпа и все происходящее казалось сном — поднялась в канцелярию, попросилась к директору. Та, нарядная, уже была на месте; выслушав Мурку, расстроилась, кивнула — и тут же аттестат и личное дело оказались у Мурки в руках. Все, свобода от школы? Не тут-то было: классная поймала и увела к себе. Через минуту Мурка уже пила чай в темном от растений на окнах кабинете и, как во сне, рассказывала, что будет поступать в Академию на специальность «Книжная графика». Рассказывала — и сама себя не понимала: чего это она разговорилась с чужой, аккуратной как карасик тетенькой, которая пару раз в неделю вела у них урок обществознания? И почему тетенька вроде как и понимает с полуслова?
Заныл телефон: отец.
— Ну, где ты? Я подъезжаю. Забыл из аэропорта позвонить.
— Я в школе. Тут рядом. Иду.
Раз десять по пути с четвертого этажа на первый пришлось пообещать, что «Буду заходить». Да зачем это им? А может, и правда зайти? Потом. Потом-потом. После всего… В другой жизни. Когда она правда станет студенткой Академии. Или еще кем-то.
Отца она ждала на подоконнике между вторым и третьим этажом. После того, что она увидела в запертой комнате, в одиночестве войти в квартиру не было воли. Совсем. Глядя на побитые ступени лестницы, на растрескавшуюся плитку, она ощутила, как тут же на подоконнике незримо пристроился Васька:
— Привет.
— Привет.
— А бабку-то ты убила.
— Да, — Мурка поняла это еще по дороге с кладбища, в воняющем химической клубникой такси. — Ну и что. Я не нарочно.
— Ты выглядела, как я. Ты была в моей одежде. Она подумала, что это я ей сказал: «Здравствуй, бабушка».
— Она обрадовалась. Тебе обрадовалась.
— Типа счастливая умерла? — Васька сморщил переносицу: — Я не хочу, чтоб ее рядом со мной зарывали.
— Я скажу отцу. Если он послушает. — Мурка увидела, как из темной арки во двор вошел отец и, не поднимая головы, грузно ступая, пошел к подъезду. Тоже казался немного похожим на паука без лап. — Отца жалко. И бабку жалко. То есть не ее… А девочку, которой она давным-давно была… И дочку ее жалко. И тебя.
Мурка посмотрела из колодца двора в небо — его виднелось совсем чуть-чуть, и было оно бледное, фарфоровое от жары. Плоское, как потолок. Как лист дорогой бумаги. Может быть, надо взять и нарисовать врезавшуюся в память легкую девочку Элю, и тогда бабке где-то там станет полегче?..
— Здравствуй, — буркнул отец. — Ключи принесла? Давай.
— Васька не хочет, чтоб ее рядом с ним хоронили, — сразу сказала Мурка.
— Васька? А может, ты? — тяжело взглянул отец, забирая ключи.
— Васька и я — это одно и то же.
— А ты совсем тронулась, как я посмотрю. — Отец отвернулся и стал подниматься к дверям квартиры. — В дурку тебя сдать, что ли?
— Матушку-то что свою вовремя не сдал? — Мурка сползла с подоконника и, как привязанная, пошла за ним.
— Знаешь, Марта, не нам ее судить. Сколько бед, скитаний, да еще ссылка, да еще национальность — это в послевоенном-то Союзе! Она ведь дочь врагов народа, родители в лагерях сгинули, могил не найти — как она выжила вообще, я не знаю. Потом вроде замуж вышла, я появился — так потом дочка инвалидом родилась. Тут кто угодно с ума сошел бы.
— Ты у нее дома вообще бывал в последние годы?
— Нет, и это моя вина. — Отец вставил ключ и провернул замок. — С другой стороны, все вы, бабы, ненормальные…
От щелканья металла Мурку прохватило холодом. Отец толкнул дверь — и сморщился от затхлого запаха. Помедлил, не решаясь переступить порог. В линии его напряженных бровей мелькнуло что-то растерянное, Васькино.
— Погоди, пап. — Мурка взяла его за рукав; тут же отпустила под мрачным взглядом. — Ты знал, что там у нее в запертых комнатах?
— Это ж чужие комнаты. Квартира коммунальная.
— Ага, коммунальная. Врала она. Я вчера открыла… Одну. Увидела, что там… за соседка живет. А в той, которая досками заколочена, — там что, еще хуже?
— Да ну тебя. — Отец переступил порог и щелкнул выключателем. — Ну и вонь… А что хлоркой воняет? Да, точно, помойкой и хлоркой… Иди, окна везде открывай.
— Я еще вчера все открыла. — Мурка смотрела на ключи, всунутые в замок приоткрытой в сумрак двери. — Тут всегда так пахнет. Пап, ты ж до того, как на матери женился — тут ведь жил? Как же ты не знал, что это вовсе не соседские комнаты, а бабкины?
— Да я в пятнадцать уже в Москву сбежал от нее, сама понимаешь, с сестрой-инвалидом жить не сахар, ну и дядька Федя, отцов брат, меня в Москве в нефтяной техникум пристроил, — отец тоже смотрел на приоткрытую облезлую дверь и не спешил подходить и заглядывать. — А летами я тоже сюда не ездил, экспедиции, Геленджик-Сочи, бабы, то, се… Нет, — он опять поморщился. — Грязища, жуть. Ночевать тут нельзя. А тут на четвертом этаже вроде гостиница есть?
— Вроде. Только не гостиница. А секретный бордель.
— Так оно даже и лучше! А ты-то откуда знаешь?
— А вот знаю. Видел, как подъезд вычистили? Пароочистителем отмывали. — Нет, это правда все во сне. Это только во сне можно разговаривать с отцом про бордель. — Дорогое заведение.
— Ты что, там подрабатываешь? — резко повернулся отец.
— Не гожусь. — Мурка едва удержалась, чтоб не сказать правду, мол — да, картиночки рисую. — Ты на меня посмотри. Я не товар.
— Плюгавенькая, да, — успокаиваясь, кивнул отец. — Мать твоя курила, сучка, когда тебя носила, таблетки всякие жрала… Я думал, ты без глаз родишься… Ну, что там? — Он решительно шагнул к облезлой двери и рывком ее распахнул. Замер. Потом выдохнул: — Verfluchte Hexe… Катька… Фу! Мать-перемать…
— Пап, давай уйдем отсюда, — взмолилась Мурка. — Вон пакет с белым узлом бабкиным заберем и уйдем.
— Нет, — отец с порога смотрел в сумеречную комнату. — С этим ж надо что-то делать… Сюда даже уборщиков не вызвать… Хотя… Это ж… Просто старый… Хлам.
Ага, хлам. Мурка не хотела подходить. Хотела — выскочить вон и убежать на солнечную сторону улицы. И никогда не возвращаться. Но подошла и из-за локтя отца посмотрела в сумрак — и снова дернулась.
Посреди комнаты стояла девочка в парике с громадными синими, пыльными бантами. В платье, как у Мальвины. Вокруг — игрушки. Много игрушек. Старых и не очень. У стены — старинная детская, с никелированными шариками, расстеленная кроватка с пышными, серыми от пыли подушками. Никель шариков тускло поблескивал из-под аккуратных, пушистых шапочек пыли. Вчера Мурка тоже, как контуженая, смотрела на эти серенькие шапочки — чтоб только не смотреть в лицо девочке, — на черно-белую, крупную фотографию дауна, приклеенную к лицу детского манекена.
Сейчас Мурка разглядела подробности: в распахнутом шкафу с покосившейся дверцей виднелись еще платья, пальтишки, внизу стояли сапожки и туфельки; на полках что-то было разложено в аккуратные заросшие пылью стопочки. На письменном столике у окна — детские книжки, большая ваза с конфетами — конфеты все не влезли, видно, бабка носила их сюда много лет — разложены были парочками по всему столу. Ярко поблескивали новые фантики двух карамелек «раковые шейки».
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Вчера ей, впрочем, хватило одного взгляда на пыльную девочку в полумраке. Ее трясло так, что, когда она вылетела из квартиры, судорожно заперев за собой дверь, на лестнице — оступилась, упала и разбила коленку. Две поднимавшиеся на работу к Мите нарядные, свеженькие, немного знакомые девки сочувственно помогли подняться и присесть на подоконник. Боль и приторное сочувствие девок заставили Мурку очнуться и взять себя в руки. Она сказала, что все в порядке, хотя джинса на коленке намокла от крови, встала и, хромая, пошла вниз — в аптеку на углу. Можно бы пойти и вверх, к Мите — но уже поздно, дело к вечеру, он встречает гостей. Нельзя. Никто нас не любит просто так — и Митя испытывает к ней симпатию лишь потому, что она не лезет не в свое дело, не мешает бизнесу и просто рисует, что требуется. А если она ввалится сейчас с этим кладбищенским дурдомом в голове, с разбитым всмятку коленом, капая кровью на розовые ковры… Ой, нет. Но на первом этаже из однокомнатной квартиры вышел секретный охранник «заведения» Петя:
— Че стряслось-то, художница? Расшиблась? Иди сюда, аптечка есть…
— Да не, все нормально… Дохромаю.
— Ну смотри… А бабка твоя где?
— Все. В морге.
— …Че?! Я ж вчера утром ей в такси грузиться помогал? Самосвал пластмассовый волокла, говорила, к внуку едет?
— Васька под машину попал уже как год назад. Вчера день памяти был. Вот на могилке она… И все. Жара. Я там была. Все, Петь, не могу, пойду я…
В синем вечернем дворе, откуда ушло солнце, было прохладно, и Мурка начала соображать ясней. Позвонила Янке и сказала честно:
— Янка, ты где? Я упала и разбила коленку. Заберешь меня?
В машине Мурка рассказала ей все — как будто Янка правда старшая сестра. Янка пару раз задрожала во время ее рассказа, но не расклеилась и руль держала крепко, только костяшки побелели. Поцеловала в лоб и в глаз, остановилась у аптеки, сбегала и вернулась с пакетом — бинты, лекарства. Дома загнала в душ, принесла пушистое полотенце и пижамку со щеночками, потом грамотно обработала и забинтовала распухшее колено, увела в постель и принесла травяной чаек с молоком и чем-то таким, от чего в Муркином уме тут же выключили свет.
Полночи-то она проспала… Вроде. От собственного тоскливого мяуканья очнулась у Шведа на руках, в одеяле — забарахталась. Янка наклонилась откуда-то, поцеловала — опять в глаз. И Швед поцеловал — в другой:
— Спи, котенок, спи.
И стало спокойно и смешно своему испугу: с котятами не занимаются сексом, их просто любят: гладят и целуют, любуются и берегут. Просто. Иногда — очень любят. Вот и у Янки со Шведом к ней — такая любовь, нежная. Как к котенку. Остаток ночи она провалялась между ними в их громадной постели. Швед дрых, большой и рыжий, от него шло такое светящееся золотом тепло, что наполняло всю комнату; Янка дремала, посапывая; сама Мурка тоже временами задремывала. Теплые, живые. Дышат. Милые. Лето, город и Нева за окном… Тоже — живые…

— …Марта, очнись. — Отец взял ее за локоть и отвел от облезлой двери. Аккуратно запер дверь и сунул ключи в карман.
— А там? — Мурка показала пальцем на заколоченную досками дверь.
— Да хер с ним, — мрачно сказал отец. — Даже смотреть не хочу. Найму узбеков и мусоровоз, вычищу все, и это, как ты сказала — пароочиститель? Обдерут пусть все до кирпичей, потом ремонт, чтоб все шведское, белое — и продам к чертовой матери… Пять комнат на Кирочной — да это приличные деньги…
— …Пап, она знала немецкий?
— Да. Да и я маленько знаю… Но она скрывала.
— Почему?
— Ты что, советскую историю не знаешь? Да ну его, этот немецкий; она, в общем, на нем ругалась больше: «Аlso hast du versagt», типа «Чтоб ты провалился».
— Она что, ненавидела тебя?
— Да нет. Скорей, она просто по-людски говорить не умела, ругаться только. Ее жизнь так научила: молчать и таиться, если все хорошо, чтоб не отняли; и ругаться в крик, если что не по ней. Ну, и нервы ни к черту. Такая судьба…
— Где она родилась? В Тарту?
— Да. Потом — ссылка, за Урал… И не твое все это дело, Марта, ты ей… Ты ей — никто. Так, Марта, — он взглянул мрачно, исподлобья. — Не хотел по телефону, думал, приеду как-нибудь… Короче. Тебе в марте исполнилось восемнадцать, так?
Мурка хотела сказать, что да, и что еще она сегодня — а выпускной вечером не для нее теперь — получила школьный аттестат, и теперь можно будет подавать документы… Но почему-то только кивнула. Голые руки покрылись мурашками.
— Регистрацию я тебе временную продлевать тут не буду… Вещи забирай — и все, счастливого плавания. Вырастить я тебя вырастил, имя-фамилию дал, денег еще переведу немного на первое время — и давай, чтоб тебя в моей жизни не было. Хватит. Ты мне не родная, в общем — никто, а у меня еще свои детки есть, маленькие. Поняла?
— Нет, — честно сказала Мурка.
— Ты — не родная, — почти нежно сказал отец. — Приблудная, нагулянная. Всю жизнь мне испортила — только за Ваську тебе спасибо, нянькой ему была, подружкой. Потому я тебе в эту зиму деньжат подбрасывал. А теперь — все, банк закрыт. Давай сама. Совершеннолетняя. Иди на все четыре стороны. Я так понял, ты у хахаля живешь? Да мне в общем и похер, где. Делай, что хочешь. Все. Да хоть к матери своей идиотке езжай и тоже монашкой заделайся! Ты мне не дочь, я тебе — не отец! Ясно?! Чужие мы. Теперь поняла?
— Поняла.
— Ну, так давай, — он сунул ей в ладонь пару красных бумажек, почти нежно закатал в кулак: — Держи. После похорон еще кину. Может быть. Деньги, как ни крути, — главное. — Он подвел ее к входной двери: — Порог, осторожно. Под ноги смотри. И еще главное — никому ты, если не родная, просто так не нужна… Ну, все: большому кораблю — большое плавание. Давай-давай, — он толкнул дверь. — Шагай.
За открывшейся дверью на площадке стоял охранник Петя. А за ним — еще один, ночной, Андрюша. Черные майки, широкие ремни, мускулы. Взгляды — стрельба на поражение.
Андрюша спросил:
— Вмешаться? Тебя обижают?
— Нет, — Мурка скорей переступила порог.
— А это чо за румяный хер? Дойч, чо ли?
— Папа мой… Бывший.
Андрюша и Петя переглянулись.
— Не родной больше, говорит. — Мурка, не оглядываясь на человека в дверях, обошла парней. — Все нормально, ребят, пойдем отсюда.
— Не родной — так не родной, — хрюкнул Андрюша. — Мой вот папахен тоже матери лапшу на уши вешал и вешал… Ничо, вырос и без него, уродца. Да не бледнейте, уважаемый, не тронем.
— Давай, бывший, пока, — Петя протянул ручищу и аккуратно прикрыл дверь перед лицом отступившего во мрак прихожей человека.
Они втроем зачем-то подождали, пока внутри перестанет щелкать торопливо запираемый замок. Переглянулись. Петя вздохнул.
— Иди, художница, — Андрюша кивнул наверх. — Дмитрий Гедиминович волнуются. Велят тебя пред светлые очи.
Мурка поправила рюкзачок и похромала наверх. Митя встретил ее в дверях, молча обнял, молча же, за руку, повел на кухню. Там сидела дежурная — крупненькая, розовая после душа, похожая на поросенка Алина, Мурка ее как-то рисовала специально, по заказу владельца подмосковного мясокомбината. Она пила чай с молоком и, мрачно шевеля толстыми губами, читала любовный роман. С буквами у нее было не очень. Митя ей чуть улыбнулся — и Алина исчезла вместе с книжкой. Мурка оказалась за столом, а перед ней — чашка крепкого кофе.
— Спасибо, Митя…
— Ты пей, пей… Малыша, что, Эльза Ивановна правда умерла вчера при тебе на Северном кладбище?
Мурка кивнула и зачем-то сказала:
— Она родилась в Тарту. А я всю жизнь думала, что она из глуши какой-то деревенской на границе с Казахстаном.
— Дело темное, советское, — Митя мрачно покивал. — Репрессии, расстрелы. Беженцы, ссылки. Семья скрывалась, наверно. У меня отец вот тоже скрывал, что поляк, Геннадием себя называл. Тоже через ссылку прошел, в Среднюю Азию… Змей ловил, чтоб выжить, гюрз. Яд сдавал…
— Жуть.
— Нет, жизнь. Так что вообще не удивляюсь, что Эльза Ивановна скрывала свой немецкий, как могла. Странно, что фамилию сохранила.
— Он сказал, что не мое дело.
— «Он»? Отец?
— Говорит, не отец. Говорит, мать меня нагуляла. Не от него. Говорит, хватит, вырастил — и все, вали, раз не родная. Ну, они с бабкой всю мою жизнь меня нагулянной считали.
— И ты — тоже так считаешь?
— Я не знаю.
— А что думаешь?
Мурка пожала плечами:
— А я-то что докажу? ДНК-тест? Да ну его. Не родной — значит, не родной. Только… — Она вытащила телефон и нашла фотку девочки Эли: — Вот посмотри. Бабка в детстве.
Митя посмотрел. Поднял взгляд на Мурку. Еще посмотрел в телефон. Вернул:
— Одно лицо.
— Говорят, это она меня Мартой назвала… Ой, да ты ж не знаешь, как меня зовут!
— Ну почему не знаю. Это ж вопрос нашей службы безопасности. Все про всех жильцов знают: и грешки, и потрошки, и стаж на последнем месте работы… Ох, Малыша, но имя — это ведь не так и важно. Что делать-то будешь? Он же, как я понял, тебя из дома выгнал?
— Ну и что.
— Куда ж ты пойдешь?
— К друзьям. Я и так у них уже живу.
— Это не дело, — Митя налил себе полчашки чаю и долго-долго, хмурясь, его пил. Потом взял телефон: — Але? Андрюша? Машину мне скоренько, пожалуйста. …Да, ты за рулем. Все, жду.
Мурка допила кофе, разглядывая переплетение нитей на жесткой от крахмала тканевой салфетке. Идти в Академию, порисовать гипсы? Ехать к Шведу? Свобода… Да куда ж спрятаться от этой свободы…
— Ты не дрожи, — ласково сказал Митя. — Вот что, Малыша моя. Я ж все равно живу тут и всегда должен находиться… На рабочем месте. А на Петроградке-то у меня квартирка брошенная. Вот сейчас туда поедем, все тебе покажу… Там солнечная сторона, для твоей графики — самое то. Поняла? Живи, сколько хочешь… Родная, не родная — какая разница…
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Ночью Мурке снились страшные сны. Будто она не может пошевелиться, а девочка Эля вплетает ей в косы пыльные синие ленты и шепчет:
— Ты должна была быть моя, моя! Не бедная больная Катенька, а ты! Понимаешь? Ты должна была быть моя!
Спас, конечно, Васька. Оттолкнул белую Элю в черном пионерском галстуке, схватил за руку, и они убежали бегать по зеленой солнечной траве. Только под травой была земля, земля, земля — а в ней прямоугольные замаскированные люки в какие-то то черные, то светлые бездонные шахты…
Она проснулась — у Шведа в квартире, в комнате с реквизитом, на своем уже обжитом черном диване. Она и сама для Шведа — реквизит. Ну и что. Да у нее отроду таких друзей, как Швед и Янка, не было. Даже если б она в самом деле была не девчонкой, а подобранным ими бродячим котенком — и то было б счастье… Котята глупые, верят, что у них дом есть, хозяева добрые… Котята милые, их все любят… Котята — умные.

Вчера Митя все ей показал в «квартирке брошенной» — трехкомнатное сложное, необжитое пространство, заставленное антиквариатом, в новом доме на Большой Посадской, сказал:
— Живи, сколько надо! Живи навсегда!
И временно зарегистрировал как «племянницу» с одним условием: никаких знакомых не водить. Представил охране, и Мурку тут же сфоткали и внесли в реестр жильцов, а приехавшую на такси молоденькую сестру Нозы с пластмассовым ведром, набитым средствами для уборки, в реестр «сервис». Этой сестре было лет пятнадцать, и по-русски она почти не говорила — Митя сказал, что это в ней самое ценное. Квартира казалась больше похожей на салон антиквариата: стеклянные стеллажи, картотека, компьютеры, видеокамеры; коробки, запакованные картины — но силач Андрюша под руководством Мити быстро освободил одну комнату, оставив только мебель: столик с мозаичной столешницей — для рисования, пару дворцовых стульчиков с гнутыми ножками и обитый голубым атласом диванчик в стиле ар-деко. Получилась комната для принцессы, и Мурке стало тепло на душе и тревожно, как Золушке. Митя, улыбаясь, уехал, а тихая темненькая девочка в розовом платочке до вечера отмывала полы, мебель, запылившиеся сокровища, потом Мурка вызвала ей такси — и наконец осталась одна в новом своем дворце.
И вдруг перестала понимать, куда себя деть. Посмотрела на картины на стенах — сплошь, обоев не видно, а сюжеты — в основном натюрморты. Поразглядывала отороченный мрачными золотыми каемочками фарфор в стеклянных стеллажах. Попила чайку на кухне из австрийской, золоченной внутри и с амурчиками снаружи чашки. Постелила себе на атласном диванчике, поплескалась в беломраморной ванной. Легла. От паркета пахло мастикой. В серебряных сумерках было видно картины в соседней комнате, и казалось, что на богатом, аж яблоки выкатываются в явь, натюрморте шевелятся дохлые зайцы… И на соседнем полотне жабры у большой рыбы двигаются, и глаз, круглый, пронзительный — смо-отрит… Мурка отвернулась к атласной спинке дивана, закрыла глаза. От атласа пахло пылью и сухими апельсиновыми корками. Перед глазами из тьмы проросла чахлая, бледно-зеленая трава, которую приминали шаги кого-то невидимого, грузного… Чтоб не смотреть на эту ужасную траву и не вспоминать бабкин полуботинок без шнурков, она открыла глаза и опять уставилась в серо-голубой атлас обивки диванчика. Сквозь тишину квартиры слышались звуки извне: гудение в трубах, далекое шуршание и вибрация лифта, чьи-то шаги наверху, а с улицы, как с той стороны мира, шорох машин, неразборчивый плеск голосов, визгливый лай собачонки… Ой. Шаги. Так близко, как не должно быть — она рывком развернулась, тараща глаза. Никого. Тишина. Серые сумерки и картины далеко, за серыми провалами двух комнат, на стене. Это все нервы. Она легла на спину, подтянула одеяло к подбородку и закрыла глаза: опять шаги. Наверху. Да, точно, люди ведь живут наверху… А девочка Эля подкралась неслышно, на цыпочках. Подкралась и села на край диванчика в ногах, примяв ломкое накрахмаленное белье, вздохнула и… Мурка взвилась, вскочила — разумеется, нет никого, — дрожа, не сразу попав ногой, влезла в джинсы, натянула майку и, схватив рюкзачок, вылетела из квартиры.
Швед и Янка ехали со съемок, им легко было подхватить ее на Каменноостровском. В знакомой белой машине, салон которой по самую крышу заливало золотое сияние Шведа и нежный лимончиковый аромат Янки, Мурка мигом успокоилась.
— Рановато одной-то оставаться, — проворчал Швед. — И ты хоть расскажи, что за Митя?
— Митя мне помогал зимой, когда совсем туго было. Рисунки покупал.
— Да кто он такой-то? Замуж не уведет?
— Ха-ха, — мрачно сказала Мурка. — Меня — и замуж? Не дождетесь. Кому я нужна такая. А Митя — ну, Митя… Он… Бывший реставратор. В Эрмитаже работал. Ему почти что шестьдесят лет, он ростом примерно с меня, хрупкий, носит лиловые или зеленые бабочки, шелковые жилеты и красит ноготки черным лаком. Понятно?
— Куда уж понятней. А что за квартира это у него?
— А квартира… Новая… И — да, никто там не живет. Только полно дорогущих ваз, статуэток, картин старых и всего такого.
— Ага, — понимающе кивнул Швед. — Где реставраторы — там и фальшак. А где фальшак — там и денежки. Понятно тогда, откуда у него квартирка на Посадской. Ну да это не наше дело. Тебе там понравилось?
— У вас лучше. Там пусто, только вещи, и страшно. Призраки ходят.
— Откуда? Дом-то новый. А ты что, призраков видишь?
— На самом деле? Нет. Так, над воображением контроль теряю. А ты, Янка, видела когда-нибудь призраков?
— Нет, — передернула плечиками Янка. — Я больше людей боюсь. Злые они. Ну, и темноты. Швед, а ты чего боишься?
— Жизнь потерять. Она у меня хорошая такая, — он сунул конопатую ласковую лапу Янке под юбку, погладил, похлопал нежно и скорей вытащил — переключить скорости. — А с мистикой у меня вообще-то плохо.
— По твоим фоткам этого не скажешь, — удивилась Мурка. — Голая ж мистика!
— Полуодетая, — промурлыкал Швед.
— А хоть в детстве ты чего-нибудь боялся?
— …Родителей, — помрачнел Швед. — Вообще ничего-ничего ни о чем, что стремно, нельзя было рассказывать. Не поверили б, а если поверили — убили б, наверно… А мистика в том, наверно, что я вообще выжил: я, девки, лет в одиннадцать обожал гулять по стреле строительного крана: ветер, голубой свет, далеко видно, людишки внизу как муравьи. Высоты не чувствовал, одна страсть и радость. Ну, запалили, конечно: куртка-то, штаны — в мазуте. Отец так отлупил, что больше я ему по жизни вообще ни слова не сказал. Как лазил — так и лазил. Потом кран, как стройка кончилась, разобрали, увезли. Я ревел, честно, будто с братом прощался. Потом ничего, привык. Но на громадные краны над новостройками я до сих пор с нежностью смотрю. Правда, не полезу ни за что. Пусть эти нищеброды городские лазят, у кого жизнь пустая… Я лучше в горы. С друзьями, со снаряжением, с грамотной страховкой. Ох… Как вспомню эту синюю пустоту внизу — а подошвы-то у детских дутиков скользкие… Не, жуть. А в детстве казалось — фигня какая… Так что, в общем, отец, наверно, прав был. Но выбрал не ту форму высказывания. А ты, Янчик, чего в детстве боялась?
— Родителей тоже, — подумав, кивнула Янка. — Особенно мать, хоть и плохо совсем ее помню. Ну, мне шести не было, когда она исчезла, но до этого я ее боялась — не передать словами, насколько. От нее всегда странно пахло. Ну, как будто аптекой. Ненавижу аптеки… А отец… Он далекий такой всегда был. Боялась. Нет, меня никто и пальцем не трогал, но… Сама не знаю. Потом, как мать ушла, боялась, что или отец исчезнет, или бабушка пойдет в магазин и не вернется, или что я сама потеряюсь как-то… Отцу вот рассказывать точно ничего было нельзя. Маленькая была — рассказывала, а на все один ответ: «сама-дура-виновата»!
— И я — тоже родителей боялась, — помолчав, сказала Мурка. — Они собачатся, орут, а Васька плачет, и спрятать его от них некуда… Плакал. Да ну их. Забыть.
— А я б не забыл, — мрачно сказал Швед. — Я за то, чтоб зло было наказано.
— Я уж бабку наказала, мне хватит.
— Ты правда думаешь, что она с испугу померла? Что увидела не тебя, а Ваську?
— Я не знаю. От всего вместе. Больная ведь, старая была. Срок вышел. «Liebe Elsa, Herzlichen Glückwunsch, Ihr Verstorbener»[5]…
— …Чего?
— «Сердечно поздравляю, вы умерли»…
— Фу, какая гадость, — поморщилась Янка. — А ты что, знаешь немецкий?
— Нет.
— Но ты ж говоришь?
— Переводчик в телефоне есть, вот, читаю. Но вообще, конечно, Швед, ты прав, мстить есть за что. Особенно матери, святоше этой: как-то я зимой, классе в пятом, мчалась поздно из художки, и в темноте мужик вонючий, громадный поймал, в подворотню затащил, зажал — не трахнул, конечно, потому что на мне штаны на лямках были, знаете, детские зимние, шуршащие, да и я орала и царапалась — он изматерился весь, плюнул и отстал. Я домой бегом, и шапку-варежки потеряла, и сумку с рисунками, слезы и сопли — а она: «Ах ты тварь такая, хороших девочек не лапают, вот вела бы себя прилично, никто бы и не пристал! А краски мы тебе новые покупать не будем, и так сколько денег на твою пачкотню уходит, все, рисуй теперь соплями!» — Мурка зло передернулась. — Тоже больше ничего не рассказывала. Смысла нет: как у тебя, Янк, у них на все — «сама-дура-виновата».
— И теперь по жизни мы все сами да сами… Может, так и надо?
— С детьми-то? — буркнул Швед. — Да это все равно что предательство.
— И ты до сих пор с ними не разговариваешь. Месть это или не месть? — задумчиво спросила Янка. — Отец тебе не звонит, ты сам ему — тоже.
— Сказать-то нечего. Мать вон звонила на днях: как дела да что кушаешь… Надо это мне? — Швед вздохнул. — Почему они не умеют иначе? Все детство ждешь от них каких-то важных слов, а для них главное — что я покушал, какой ремонт сделал, что купил. Для них вещи — главное.
— Ей просто важен сигнал, что ты в порядке, — усмехнулась Янка. — Ох, вот мне бы папа позвонил… Или бабушка. Швед, ты на них не злись. Ну, достались такие, что поделаешь. То поколение правда барахло очень любит. Типа если шкаф забит тряпьем, так и все в порядке…
Мурка вспомнила бабкину квартиру, передернулась и кивнула. Может, заваливая игрушками, конфетами и детской одеждой комнату с манекеном дочери, бабка воевала со смертью? В смысле, если есть вещи, то все в порядке, никто не умрет?
Янка вздохнула:
— У меня вон никого, у Мурлетки — все равно что никого, а тебе — позвонить достаточно.
— Сигнал послать? — хмыкнул Швед. — Янка, ты просто слишком добрая. Ну, да, неправильно это, конечно, что нет нормальных отношений. Я-то что сделаю? Поздно уже.
— Это мне поздно, — вздохнула Янка. В глазах у нее отражался красный огонек светофора, когда пришлось остановиться на перекрестке. — А вы…
— Меня прогнали, — напомнила Мурка.
— Дай ему время. Он все поймет, — пожала плечами Янка. — Может, уже понял. Представляю, каково ему. Да еще похороны… Да ладно-ладно, ты скажешь, что он сам заслужил, и будешь права, но… Может, простишь?
— Сейчас — не могу.
— Ты только не тяни. А то отцы… Ну, в общем, жизнь человеческая уязвима. Надо успевать делать что-то хорошее. И родители и дети должны… Ну, если не дружить, то хотя бы нравиться друг другу. Так бывает, я видела… — зажегся зеленый, но отразиться в Янкиных глазах светофор не успел: Швед мягко тронул машину с места. Янка оживилась: — Мурлетка! Давай, вот вступительные сдашь, и, может, нам съездить в этот, как его, Подпорожский район? В леса? А, Швед? Там это… Деревянное зодчество. Ладога, Онега. Пейзажи. Русский Север. Мы пофоткаем, а Мурке надо с матерью поговорить. Пусть правду скажет: нагуляла или нет.
— Да какая уже разница? Он же сказал: «Иди вон»!
— Психанул просто. Да он не такой уж плохой мужик, — проворчал Швед, поворачивая с набережной во двор своего замка из коричневого финского кирпича. — Растил ведь тебя, хотя и не знал, родная ли. Помогал. Деньги в Нижневартовске зарабатывает. Чего этого дурака дочери лишать. Хотя думай сама, конечно. А так-то я б на север на недельку съездил. Фактура, да. Монастыри, церкви деревянные, фольклор… Только машина другая нужна. И резиновые сапоги.
Заныл телефон: отец. Мурка сбросила звонок и внесла номер в черный список. Простить — это слишком сложно. Потом когда-нибудь… Через минуту, уже на стоянке, телефон заныл снова: мать. Сговорились они, что ли? Мурка ответила:
— Але.
— Але!! — радостно позвала мать. — Доча, а что, бабка умерла, что ли?
— А что ты радуешься, христианка?
— Да при чем здесь это! Мне ж даже дышать легче стало!

Глава 6
Север близко

1
Преподаватели на подготовительных Мурку похваливали всю зиму, да; и Янка говорила, что рисунки тонкие, грамотные, и даже своим преподавателям показывала — отзыв был хороший. Но Мурке все равно было жутко идти на первый экзамен, хотя и самый простой, на три часа: плоскостная графическая композиция в три-четыре цвета. Янка ее отвезла и обещала потом забрать из того самого кафе неподалеку, где они договаривались в мае.
Рисуя, Мурка размышляла о том, что надо бы навестить Митю. Она уже ночевала четыре раза в его «квартирке», и ничегошеньки ей не мерещилось, никакая Эля. А Васька… Он всегда рядом. В ухо сопит, если прислушаться.
Обычно она приезжала в «квартирку» на Посадской с утра, если не было съемок или занятий на подготовительных, и зарабатывала денежку, рисуя «серии» для Мити. И барокко, и рококо, и ар-нуво… Но это уже стало совсем скучно. Раз в несколько дней приезжал Андрюша, забирал готовые работы, привозил от Мити деньги и подарки вроде корзинок с манго и личи. Да, надо Митю навестить. Но это значит — пройти мимо дверей бабкиной квартиры, а там за дверями… Все так же? Андрюша сказал, никакая клининговая служба пока не приезжала и отец не показывался. Ну и фиг с ними. Это не ее жизнь… Пусть «бывший отец» делает, что хочет. Мурка вздохнула: лишь бы он там за крест-накрест старыми досками заколоченной дверью не нашел ничего опасного. Или ужасного. Не желать же зла этому дураку, у него и так, благодаря мамаше, жизнь отвратная. Ох, девочка Эля, что ж тебя превратило в старую ведьму? Чего за свою жизнь ты натерпелась? Ладно, про девочку Элю лучше не думать. Не мерещится, не снится, и славно.
Васька тоже попритих, будто бабкина смерть его успокоила. Не ныл, через плечо в рисунки не заглядывал, на бумагу не просился. Но все равно он был воздухом, которым она дышала. Хотя думать, что вокруг летает полно молекул воздуха, которые когда-то прошли через его легкие, было уже не так больно. Снился, конечно, но издалека. Или разрезает небо на громадных каких-то золотых качелях в изумрудно-зеленом райском, солнечном саду, а Мурка смотрит с другого берега серой реки, а река все шире и шире. Или машет с носа «Авроры», а Мурка стоит внизу, и никак на эту громадную, темно-серую «Аврору» не попасть, потому что билетов уже не продают. Или несется на сверкающем велосипеде по какой-то высокой насыпи вдоль шоссе, а они со Шведом и Янкой на своей белой машинке никак не могут его догнать…
Как странно быстро меняется жизнь! Еще в мае все казалось беспросветным, несмотря на енотика Митю и подготовительные. Почему она думала, что ни с кем на свете, кроме Васьки, нельзя подружиться? Есть Янка. Есть Швед. У них в жилах течет медовое солнце, и поэтому рядом с ними тепло. И можно жить дальше. Ну, а право жить… Это, конечно, талант. И то будущее, которое с помощью таланта можно обрести. Хорошее будущее. Надо только верить в себя. Ну, а почему бы не верить? Пережила ведь она эту черную жуткую зиму.
Экзаменационный рисунок вышел мрачноватым, но сильным. Потому что в светлом треугольнике она зашифровала Ваську, а в темном, добром круге вокруг него — себя. Так было год назад. Так, наверное, будет всегда — разве она отпустит память о Ваське? Да такого его, настоящего, нежного и смешного, вообще никто, кроме нее, не знал, даже мать… Надо бы еще одну «Васькину» фотку выложить.
Когда сдавала работу, преподаватели кивали, улыбались ей и переглядывались. Впрочем, они всем абитуриентам улыбались, поэтому не отпустило. Ну и что. Экзамены есть экзамены. Скулеж не поможет. Нервы на кулак покрепче — и вперед, к будущему. Надо поступить.
Спускаясь по лестнице, заметила, что на перилах площадки сидит огромный облезлый кот. Откуда? Почему пустили? А может, он тут, как знаменитые коты в Эрмитаже, тоже подвалы охраняет? Пахнет от него какой-то плесенью… Да, что-то шерсть у него в паутине, что ли… Кот повернул к ней толстую морду: у него не было глаз. Только две черных круглых дырки. И в одной что-то шевелится. Мурка замерла. Ладонь на перилах лежала словно на льду. Из кошачьего глаза высунулся червячок. Мир качнулся прозрачной стеной и поплыл вбок, хрустя расползающимися трещинами.
И тут на нее налетел незнакомый парнишка, зацепил плечом и большущей папкой — спотыкаясь, они вместе, ловя равновесие, поскакали по ступенькам. Парнишка помог ей устоять, долго извинялся — а она все смотрела на кота на перилах: толстый, серый, морда наглая. Глаза зеленые, яркие жмурит, оглядывает холл свысока, по-хозяйски. На одной лапке — белый носочек, грязноватый. Точно по ночам по подвалам шляется. Крысолов… Да что ж такое померещилось?
А глаза-то у кота умные, насмешливые. И что он смотрит так, будто сказать что-то хочет? Будто гипнотизирует.

Янка ждала ее в том же кафе, где они впервые разговаривали, даже за тем же столиком. Когда Мурке принесли кофе и эклер, появился Швед, и в кафе стало темно — так ярко он сиял. Рядом с ним все на свете оказывалось в тени. Швед заказал себе побольше вкусного и сообщил:
— Девки, у нас съемка. Студийная, костюмированная, приватная… Очень странная, так что нельзя пропустить. Кое-кто на наши с тобой, Мурлеточка, картиночки внимание обратил. Хочет такие же. В виртуальных декорациях Крайнего Севера… Кошка, у тебя ведь завтра нет экзамена?
— Послезавтра зато «Рисунок», башка гипсовая на девять часов.
— Ну так завтра отдохнешь, сил наберешься. Яна, как у тебя с гримом? Может, чего прикупить?

Потом Швед сознался, что эта съемка действительно оказалась одной из самых странных в его жизни. Молодой, откуда-то с сибирского севера, писатель с приятелем из Этнографического музея затеяли создать обложку для книги про шаманов, притащили в студию реквизит: громадный черный бубен и тяжелую колотушку, парку с нашитыми на нее разными металлическими фигурами и корявыми уродцами, еще какую-то национальную одежду, колпак из железных полосок, маски — от всего пахло странно, резко, вовсе даже не музеем. Да и сам молодой писатель выглядел странновато и жутковато: то ли ненец, то ли бурят, то ли эскимос какой-то — совсем другая раса, неведомая, с Крайнего Севера, и глаза черные-черные зорко сквозь узкие веки поглядывают, будто прицеливаются, куда острогу метнуть.
— Ак-кам, — шепнул Шведу музейщик, полноватый толстогубый парень с волосами до плеч. — Ангакок. Настоящий шаман, потомственный. Север вымирает, так он теперь тут… Книги пишет; люди думают — фэнтези, а он просто записывает, что видел… Ты не смотри, что он вроде молодой, ему на самом деле — лет сто, наверно…
Швед вежливо согласился: заказчик всегда прав. Писатель-шаман выбирал со Шведом фоны, которые на готовых снимках заменят зеленый задник, и на большом экране через проектор они в темной студии долго разбирались в оттенках северного сияния и в том, под каким углом к горизонту должны расстилаться сполохи. Мурка под их говор почти на ощупь расставляла софтбоксы и зонтики, подключала удлинители — а писатель-шаман все почему-то поворачивался к ней и, будто даже принюхиваясь, всматривался сквозь полутьму. Стало не по себе. Янка копалась в своих сундучках с гримом, подсвечивала себе фонариком с телефона — тоже поглядывая на писателя и поеживаясь.
Наконец зажгли верхний свет и стали устанавливать съемочный. Мурке не хотелось при ярком освещении смотреть на странного северного человека. Мало ли что увидишь… Но не выдержала, покосилась — и напоролась на пронзительный взгляд, остро блестевший сквозь прорези глаз, узких и нечеловеческих.
— …Какая, — сказал шаман удивительно бархатно, по-доброму. Посмотрел на Шведа. — Белая какая. Духов видит, да?
Мурке захотелось убежать.
— У нас бы шаманкой была, детей бы оберегала… — Сквозь маску своего северного, будто застывшего лица он взглянул опять остро, насквозь. — Так это она на твоих снимках? А я думал, ненастоящая, выдумка твоя, дух с той стороны… — он посмотрел на Янку: — Твоя сестренка младшая, да?
Янка вздрогнула. Выпрямилась и сказала честно:
— По факту — нет. А по жизни — да.
— А духи говорят… — он не закончил фразу, посмотрел на Шведа: — А можно с белой этой девчонкой снимки сделать?
— Если сама согласится, — пожал плечами Швед.
Шаман-писатель встал, подошел к оцепеневшей Мурке, сказал:
— Как ты пахнешь звонко, ясно… Молодая какая… Что ты меня боишься? Ты, кошка, старух бойся, баб всяких; ты — пока маленькая; а вот подрастешь когда — рысью станешь… Умной рысью, хитрой. Коготь рыси тебе нужен, тогда ничего не страшно. — Пахло от него чем-то странным. Сушеными травами? — Помоги мне для картинки — подарю такой коготь!
— Почему я — кошка?
— Проверяешь меня? Кошка ты и есть, тотем предков — кошка. Большая кошка, волшебная. Таких в мире уже нет, вымерли. Разве что на рысь похожа была…
Мурка нервно усмехнулась, стараясь не пятиться. Шаман — а глаза-то у него правда черные-пречерные, будто без белков — тоже усмехнулся:
— Ничего-то ты про себя не знаешь… Да что, тут у вас и сильные шаманы не знают, что они — шаманы, — он оглянулся на Шведа и усмехнулся, заговорил неслышно — но прямо в мозг: — Ты осторожнее с ним; эти золотые — самые опасные… Была б ты простой девчонкой, он б уж давно всю твою юность выпил и косточки твои выплюнул. Но ты — другая. Сродни ему. Потому так тебя и любит, думает — своя, ну, как сестра… Бабки твои, прабабки — ведьмы были, знаешь?
— Я что, тоже ведьма?
— Тебе до ведьмы-то еще расти сколько… Видишь-то, бывает, чего другие не видят, а, Трехглазая?
— Лучше б не видеть.
— Удел таков, — он пожал плечами. — Мы не выбираем. Ну что, будешь сниматься? Мне мальчик нужен, снежный, ты — белая, совсем то, что нужно! Не мальчик, но и толком не девочка! Шаманка ты!
Мурка посмотрела на Шведа. Тот пожал плечами и сказал:
— Так интересно же получится.
И Янка стала гримировать Мурку под эскимосского мальчика, причем нужен был альбинос, чтоб, велел шаман, «как из снега»; а толстогубый музейщик вызвал такси и скорей съездил куда-то, привез через двадцать минут белую-белую шаманскую шубку с нашитыми серебристыми кружками и квадратиками. Шубка оказалась Мурке впору — это что же, там на севере и дети шаманами бывают?
— Все бывает, — шаман будто услышал. — Я был, например. Рано стал. Про меня книга-то.
Съемка закончилась за полночь. Тело ныло, нервы, подрагивая, валялись внутри полусдохшими червяками. От усталости глаза не смотрели на ночной город, рыжими фонарями и светофорами проносящийся за стеклом машины. Уставший надежный Швед — что это такое странное про него говорил шаман? — за рулем. Притихшая чуткая Янка с ним рядом. Швед — выпил бы Муркину юность? Да ну… Швед — добрый… Как различить: где реальность, а где — воображение? А писатель-шаман — сумасшедший или нет? Белая ночь, бездонное белое небо, посеребренные громады домов с редкими желтыми окнами, улицы, улицы…
Мурка зачем-то потрогала рысий коготь на ремешке, подарок шамана-писателя, закрыла глаза: ой. Северное сияние? Да, тот фон, что в итоге шаман выбрал для иллюстрации… Только шевелится, переливается… Холодно-то как… Скрипит что-то… Рокот какой-то сверху…

…Ангакок лепил из снега и льда долго, неторопливо, подливая, где надо, талой розоватой водой: гладенькие косточки изо льда, мяско из плотного влажноватого снега, глазные яблоки из двух черных круглых камешков, еще в летнее солнцестояние найденных в кромке ледяного прибоя. Только сердечко в снежную грудь, в клетку ледяных ребер он вложил настоящее — посиневший жалкий, человеческий, сочащийся сукровицей кусочек, чуть теплый — все это время Ангакок прятал его за пазухой, у своего старого умирающего сердца.
Великий Отец там, среди звезд, бил в черный бубен неба, и зелеными небесными сполохами беззвучно расстилались над тихими снегами отблески. Не слышал отцовского бубна Ангакок, старый стал — слышал только, как тут, внизу, на кладбище, ноюще поскрипывали, качаясь, подвешенные на столбах щелястые гробы, баюкавшие прежних шаманов; молча зияя, не покачиваясь и не скрипя, ждал только что сколоченный гроб для Ангакока.
А он лепил новую жизнь мальчику, которого избрал и выкрал три дня назад в стойбище — сильный мальчик, сильное сердце: едва оказалось внутри, забилось оно ровно и храбро, а тело засветилось, сделалось плотным, гибким. Ангакок сходил к нартам и принес новую белую шубку с нашитыми серебряными и медными дисками и фигурками животных, маску рыси, белый колпак с бубенчиками; принялся одевать ребенка, чтоб тому было в чем вернуться к людям.
Снежная, стылая кожа обжигала ладони, белое тельце под шубкой вздрагивало вслед за ударами молодого сильного сердца, бьющегося в такт рокоту небесного бубна. Под закрытыми голубыми веками просвечивали черные глаза — белый мальчик смотрел сквозь веки мимо старого Ангакока, мимо растерзанных Ангакоком-медведем жалких, припорошенных снежком тускло-багровых останков, — смотрел в тундру, на сполохи — и еще дальше, в черную бездну над сполохами, где среди звезд кружила Великая Мать Всех Птиц и бил в бубен неба Великий Отец.
На тонкую шею мальчика старик повесил цепь с древним, тяжелым солнечным диском с дыркой в центре: сквозь нее новый Ангакок будет смотреть, отыскивая людей, затерявшихся в снегах. А в руки дал легкий, младший бубен — болезни отгонять… Теперь надо…

— …Котенок! — позвал голос Шведа. — Кошка, да ты спишь, что ли? Просыпайся давай, приехали!
— А, сейчас. — Мурка скорей содрала с шеи ремешок с рысьим когтем, сунула в карман. Не надо нам таких снов жутких… Глаза — черные камешки, надо же! Какой жуткий север! Как холодно там!!
Ой, они уже на стоянке. Выскочила скорей в теплый и белый ночной воздух. Явь. Жизнь. Лето. Не снег под ногами, а твердый, за день нагретый солнцем асфальт. С Невы слышно чаек… И ничего не мерещится!
Из багажника она забрала все зонтики в чехлах и серый кейс с объективами. Швед и Янка взяли остальное. В лифте Мурка спросила:
— Швед, а как его зовут? Писателя этого?
— Почитать еще надо, что он пишет… Жутковатый тип, ага? Этника, аж до костей пробирает…Умный он, я давно таких умных людей не встречал, думал уж, такие умники только в книжках остались… Только ум его… На мухоморах настоян. Странный ум, не нашенский… Мистика.
— У тебя телефон его остался? — Мурка почти всерьез размышляла о том, где взять снега, чтоб слепить Ваську. А сердце она б ему свое отдала… — Как его зовут?
— Зовут… Странно так, по-северному: «Ангакок». Но приятель его говорит, не имя это, а должность, типа «шаман». Мол, настоящее имя шамана никто знать не должен.
Янка пристально, без улыбки, смотрела, смотрела на Мурку — и поежилась:
— А может, ты тоже — правда шаманка, как этот тип сказал? Я слышала. Знаешь, иногда у тебя взгляд бывает как у него, у этого, Анга… Как? Ну, у шамана. Насквозь. Будто все секреты видишь. Только у него глаза черные, холодные, как камешки, а у тебя — серебряные, как ртуть…
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Все экзамены по специальности Мурка сдала на максимум баллов. Да еще и Янкин научный руководитель был в приемной комиссии, и Янка показала ему на телефоне несколько Муркиных работ — дядечка сперва не поверил: «Это точно абитуриентка рисовала?», а потом попросил скинуть ему и сам еще переслал кому-то. В итоге на следующих двух экзаменах за спиной у рисующей Мурки то и дело останавливались преподаватели, собирались, перешептывались; а препод с подготовительных, слегка сияя, время от времени приносил Мурке горячий чай в картонном стаканчике — и кстати: хоть и лето, а в Академии было холодно, промозгло, и Мурка грела пальцы об стаканчик. Голову гипсовую надо было рисовать девять часов, а натюрморт — все двенадцать. Она, конечно, управилась быстрее, но все равно под вечер голова кружилась, перед глазами мельтешили черные точки, а Васька ныл, мол, сколько можно, уже все «ок», сопел и становился практически видимым.
А еще к ней оба раза, и на рисунок, и на живопись, приходил под ноги тот здоровенный серый кот, толстый и красивый, взглядывал непроницаемо, укладывался под мольбертом и громко мурчал, мурчал, пока не засыпал. Просыпался и опять мурчал. Это наглое мурлыканье замечательно успокаивало нервы. Экзаменаторша, расхаживавшая по аудитории, сказала, что кота зовут Бонза, что он живет в Академии… Кажется, всегда. Мурка скормила коту колбасу со своих бутербродов, но вот погладить… Так и не решилась: все казалось, тянет от него плесенью.
Когда вечером, сдав работу, шла по пустым коридорам Академии сквозь эхо издалека доносившихся молодых и нервных голосов, сквозь пыльно-золотые завесы врезавшихся внутрь коридоров закатных лучей, сквозь невидимое присутствие всех абитуриентов Академии от начала ее времен — все казалось, что, стоит заглянуть вон в ту аудиторию, или свернуть вот в тот узкий проход, или подняться по витой чугунной лесенке, встретишься с кем-то важным, нужным — и давным-давно умершим… Ваське тишина и сумрак Академии тоже не нравились: «Пойдем домой!» Куда «домой», родной мой маленький бегемот? Нету у нас дома своего никакого, бездомные мы. Митя, благородный енотик, приютил, потому что сам добрый, а она со своими неприличными картинками — это какой-никакой, а бизнес; Швед и Янка приютили — тоже добрые, да и Мурка со своей странной внешностью сколько Шведу пользы приносит… Где же взять настоящий дом? Где? Ничего. Будет и дом. Настоящий, свой. Обязательно.
Едва Мурка вышла сквозь тяжелые двери на волю, переулок охватил шумом, пылью и насквозь прожаренным городским летом. Вечер… Как тепло! А у черного фонаря с пухлыми ангелятами на цоколе среди ожидающих своих абитуриентиков родителей и друзей стоял Митя, сияющий и немножко гордый. На миг Мурка увидела в нем мальчишку-ровесника, того, из семидесятых, худенького, такого же сияющего, поступавшего сюда же на реставраторский, — и вдруг дошло: да какой же он все-таки храбрый, енотик, со своим черным маникюром и сумасшедшими жилетками! Мурка слетела по ступеням, помчалась к Мите сквозь толпу и солнечные пятна, и люди, смеясь, расступались перед ее радостью.
— …Эта девчонка талантливая, — возбужденно заговорил кто-то из абитуры рядом, — там преподаватели меж собой говорили, ну вот когда мы рисовали, что вот просто сверхталантливая, я слышал!
Митя услышал и расцвел. Глаза у него сделались голубые, как небо, и молодые. Мурка молча — хвастаться-то еще нечем — обняла его. И они пошли в ресторанчик.

После экзамена по живописи оставалось только ждать. Жизнь вдруг стала свободная, прогретая летом, никуда не влезающая — так ее было много. Не надо ни к чему готовиться, не надо спешить, не надо бегать на занятия по интенсиву… Да еще жара эта… От Невы несло тиной, небо стало белое, пыльное. Толпы туристов роились в центре. Солнце прожаривало любую квартиру насквозь, что на набережной, что на Петроградке, и у Мурки валились из рук карандаши и кисточки. По ночам от жары было не уснуть, а если уснешь, являлись то девочка Эля с тоской в кошачьих, бесцветно жутких глазах, то снежный мальчик — какие у него глаза, правда ли черные камешки, Мурка так и не узнала: просыпалась с визгом, едва он поворачивал к ней белое неподвижное лицо… Коготь рыси снова надеть на шею она не решалась (тогда, наверно, снежный мальчик точно ее увидит), но и оставлять нигде не хотела: носила с собой в рюкзачке или в кармане. И, конечно, на экзамены тоже брала. Да, хорошо бы в самом деле иметь какую-нибудь защиту от призраков — но, похоже, коготок этот совсем даже не защита… а наоборот.
«Шаманские» снимки Швед делал неделю, не поднимая головы. Получилась жуткая эскимосская сага, от которой знобило. И хотелось спрятаться с головой под одеяло. Поверить, что белое существо в руках Ангакока — она сама, не было никакой возможности. Хотя, конечно, Мурка помнила цвет и свет, и запах белой шубы, и черный, как из-под земли, взгляд шамана, и все прикосновения темных цепких его ладоней, от которых внутри все съеживалось и сердце цепенело, как лягушка перед гадюкой. Отдавать работу Швед не спешил:
— Да он все равно на север сейчас уехал, тут, говорит, невыносимо жарко. До августа, говорит… Да оно и лучше — пусть отлежатся. А то что-то, мне кажется, с этими фотами как-то не так — уж больно они… Всерьез потусторонние. Или мне мерещится, а, девки?
Янка, наливая ему молоко в чай, вздохнула:
— Ты просто дико устал. Мы все устали… Погода по прогнозам — хорошая. Я свободна, ты заказы можешь раскидать — так чего мы в городе сидим? Недельку-то можем себе сейчас позволить? А, Мурлетка? Поехали с твоей мамашей разбираться?
— Да ну, — неуверенно сказала Мурка, осторожно отпивая свой, душистый как Африка, чай с пряностями. Ей вовсе не хотелось встречаться с серой женщиной, в которой почти невозможно узнать маму. — Зачем?
— Затем, что ты должна четко знать, кто ты такая. — Янка села напротив и подсыпала себе в чашку еще корицы, размешала сверкающей золотой ложечкой. — Надо понять, от кого она тебя родила. И сама она — какая? Помнишь, что тебе Ангакок сказал? Что ты шаманка, и бабки-прабабки твои были ведьмами?
— Да он вон и Шведа шаманом обозвал. Такие золотые, говорил, самые опасные… — Мурка пожала плечами: — Вы что, верите во всю эту пургу?
— Да я и сам не знаю, — пожал плечами Швед. Он сделал себе пару бутербродов и теперь любовался инсталляцией на тарелке. Поднял глаза: — Но мы… Не такие, как большинство людей. Или такие же, но большинство просто не умеет или боится делать то, что делаем мы. Мы с Янкой уж давно заметили, что можем из любого человека досуха всю его красоту, ум и свежесть в кадр выжать.
— Не только в кадр, — мурлыкнула Янка. — Если съемка удается, я сразу летаю. А Швед — светится. Может, мы правда питаемся красотой. Смысла нет это отрицать.
— Зато у нас и снимки нереально крутые. Никто из заказчиков еще недоволен не остался, — зубасто улыбнулся Швед. — Но они ведь даже не успевают понять, что происходит. Им просто очень нравятся они сами на наших снимках. — Он отставил свою кружку, взглянул прямо: — Да ну их. Мы думаем сейчас о тебе. Правда, поехали, разузнаем, что можно… Кошка, пойми: мне тоже очень интересно теперь, откуда ты взялась такая необычная. Рисуешь гениально, сильная… Знаешь, мы ведь раньше нанимали помощников на съемки, свет ставить и так, на побегушках, но они с нами не выдерживали. Сдувались очень быстро. Мы, наверное, правда что-то тянем из людей. А ты просто так, как овца, не даешь ничего. Ты интересная. Стальная внутри. Ты сама, бывает, у нас энергию берешь, когда любуешься… А как модель для моих фоток — вообще чудо, да. Обычная девчонка давно бы сбежала от ужаса. А ты только смеешься и подыгрываешь. Ну, и никаких силенок у обычной девчонки на такое бы не хватило.
— Другой энергообмен, — кивнула Янка. — Я тоже это чувствую. Такой — равноправный, что ли. По дружбе. Ты улыбаешься — нам весело. Мы улыбаемся — тебе хорошо. Потому мы тебя и балуем. Пока мы тебя не нашли, я думала, никого на свете, кроме Шведа, и вообще любить не стоит.
— Короче, мы тебя никому не отдадим, — ласково засмеялся Швед, но у Мурки кто-то такой же ласковый, но липкий и холодненький пробежал вниз по позвоночнику. — Так что, поедем факты устанавливать?
Мурка подумала и кивнула. В слова шамана, да и в энергообмен между людьми, равноправный или нет, она верила не слишком-то. Просто любые чувства для организма чего-то стоят. Больше-меньше-равно. Съемки Шведа настолько не похожи на простое щелканье кадров, что здорово утомляют людей. Питаться красотой… Еще бы. Да. Прошлым летом после смерти Васьки она сама зачем ходила в Летний богов рисовать? Не только ведь чтоб деньги зарабатывать и быть на людях. Красота статуй тогда в самом деле помогала ей: если в жизни есть красота, значит, в мире есть смысл. А красота Янки и Шведа каждый день доказывала: любящие и любимые люди могут быть еще прекраснее, чем мраморные боги. И еще Швед умеет фотографировать рай.
— Поехали, — попросила Янка. — Разберемся с твоей матерью, так я, может быть, и своей решусь позвонить… Может даже встретиться с ней, вопросы задать…
— Поехали, — наконец вслух согласилась Мурка. — Вы правы. У бабки я ничего не успела спросить, так хоть у матери вовремя спрошу. Надо разобраться, все выяснить и спокойно жить дальше. — Но на самом деле ей хотелось не столько факты устанавливать или мать увидеть, серую и нервную, а просто уехать из города. — И — лето. Там озера, реки. Купаться будем? У меня купальника нет.
— Да у нас много чего нет, — Швед потянулся к телефону. — Но сейчас будет.
Янка полезла бронировать гостиницу в Подпорожье — но обнаружила для первой ночевки какую-то праздничную, на берегу Свири, туристическую деревню с расписными избушками, развеселилась; Швед сказал:
— Ну, ок, чего бы нет, давай! Но потом — в глушь! Палатка одна-то есть, да, но нужно еще много всякого, если едешь с девочками…
И они сначала пошли все вместе на ревизию туристического имущества в Шведову кладовку в подвале дома, но там хранилось, в основном, альпинистское снаряжение: паракорд, карабины, обвязки, горные рюкзаки — и вонючие зимние шины. Поэтому они поехали покупать всем резиновые сапоги и спальники Янке и Мурке. И «провизию», как с удовольствием выразился Швед.
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Ранним утром сияло пыльное солнце над синей Невой, вдоль которой они долго мчались по набережной, а потом свернули на север, на Мурманку. Пробки, пыль, чад, большегрузы на выезде, КАД — и наконец поворот в бесконечные зеленые пространства со стоянками и заправками по сторонам, с болотцами, никому не нужными лесочками, с бесконечными магазинчиками стройтоваров, питомничками с зелеными мочалками туй и цветной пеной петуний… С гребешками темных лесов на горизонте, с домишками и домищами в хаосе неприбранных поселков. Дорогу до Синявина Мурка знала хорошо, и глаза у нее на пыльную ольху и человечий замусоленный быт по сторонам не смотрели. На высоком, через небо над Невой, Ладожском мосту она сжалась, закрыла лицо руками, зажмурилась. Это тут — тут! — отец сказал ей, что… Васька, Васька… Братик мой золотой… Если бы… Ничего ведь не стоило тогда прикрикнуть на подружку, и Васька поехал бы на дачу, жрал бы огурцы и клубнику, и…
— Уймись, — добродушно посоветовал Васька. — Нету смысла во всех этих «если бы». И реветь — тоже нету смысла. Не ной. Тебе надо жить дальше. Я тебя люблю, я не хочу своей смертью тебе всю жизнь испортить. Просто живи изо всех сил. Сделай свою жизнь хорошей — сама. Ты сможешь.
И Мурка сосредоточилась на том, чтоб жить. Изо всех сил. Садоводства Синявина за редкой стеной деревьев отмотались назад. Мурка перевела дыхание: впереди что-то новое, невиданное. Места, где она никогда еще не была: леса, реки, озера… Какая-то совсем друга жизнь. Утро сверкало. Музыка мурлыкала. Дорога стелилась серой полосой под колеса нового джипа, который Шведу одолжил очень богатый и чем-то обязанный друг. В багажнике, кроме кейса с фотоаппаратурой, было полно аккуратно сложенного туристического имущества, даже палатка и столик со стульчиками, не говоря уже о пенках и спальниках — что-то одолжил тот же друг, что-то они вчера сами купили. И еще огромное количество туристической еды в банках и тюбиках: Янка подошла к проблеме «провизии» радикально.
Это как же, впереди правда приключение? Ну и что, что они едут по делу, в общем, неприятному — что за радость выяснять у матери эти ее бабские тайны; но ведь — лето, дорога, солнце жарит, вокруг полно лесных озер, а в багаже новый голубой купальник; и вот уже переехали по высокому мосту Волхов, небо стало синим и бездонным, а природа сквозь ольху и сор поселков все гуще стала прорастать елками и соснами. Там грибы в лесу, наверное. И земляника. И малина. Или что там еще растет?
— Девки, смотрите, лисичками торгуют… Я нормально по лесу гулял только в детстве — дед за грибами водил, — сообщил Швед. — Так что турист из меня никакой. Поэтому от дорог далеко не отходим, девки, а то вон какая глушь.
В это время они проезжали грязный поселок с серыми пятиэтажками вплотную к шоссе, с магазинами, с тетками и бабками, вдоль обочин торгующими ярко-зелеными огурцами, оранжево-желтыми грибами и какими-то красными, как кровь, ягодами.
— Глушь, — согласилась Янка. — Давай огурцов купим. И малинки. Это ж экологически чистые продукты. Суперфуд.
— Откуда ты знаешь, чем они эти огурцы поливали? — не согласился Швед. — А ягод на обратном пути купим, только не в таком грязном месте… Будешь варенье мне варить?
— Ни за что. В нем пользы — ноль. А вот заморозить…
Мурка почти не прислушивалась к их трепу. Ее отпустило, мысли ускакали в будущее, Васькино теплое присутствие — вот оно, так что все хорошо. Бабкина мучительная жизнь кончилась — это тоже хорошо. Где б она ни была сейчас, или даже ее просто нет — мучений тоже больше нет. Эх, девочка Эля… Что ж ты сделала со своей жизнью? Разве смерть победишь, принося конфетки манекену? Даже Ваське самосвал на кладбище притащила, зачем? Потому что вещи в ее нищенской советской жизни были главным? Больше не было ничего, ни свободы, ни любви, ни творчества? Ага, творчество, манекен девочкой наряжать…
А… Ой. А разве ее рисунки с Васькой — не то же самое? Не тоска? Не то же стремление хоть через что-то выразить тоску, а то разорвет сердце? Ведь сколько ни рисуй — не оживишь…
— Кошка! — позвал Швед. — Ты чего киснешь опять там? Девки, вон заправка, а там кофе! Хотите кофе?! Я — так очень, и еще чего-нибудь вкусного!!! Мороженого, вот! Кошка, будешь мороженое?

Бескрайнее, зеленое, полное свободы и красоты лето расстилалось в обе половины ландшафта, прорезанного серым шоссе. Доев эскимо, Мурка уютно устроилась, подобрав ноги, на заднем сиденье и, думая о том, что вступительные наконец сданы и третьего августа она узнает, поступила или нет (Янка сказала: «Да конечно поступила, я сама слышала, что тебя такую, мол, отпускать нельзя»), смотрела на летние облака в синем-синем небе, легкие, длинные, как размотавшиеся шарфы ангелов, замершие над проносящимися мимо деревьями, домиками и полями.
Янка листала только что купленный на заправке бумажный атлас «Ленинградская область и Карелия»:
— Ой, а тут Ладога-то совсем близко, только мы от нее уезжаем… Я ее не видела никогда… Посмотрим потом, на обратном пути?
— Посмотрим, — добродушно согласился Швед, косясь в навигатор. — Только мы сейчас ближе к Онеге уедем, так что можно и туда съездить, в Карелию, а, Кошка?
— Да хоть на Белое море, — Мурка вчера тоже изучала карту. — Только у нас же всего неделя?
— Мы вольные птицы, — засмеялся Швед. — Посмотрим. Сколько захотим, столько и будем кататься. Что-то мне просто вдруг природа понравилась, что ли… Вон какое все голубое и зеленое. Надо ведь и пейзажную съемку осваивать! Янка, а тебе нравится природа?
— Ее так много, что она пугает, — Янка чуть поежилась. — Леса эти, поля вон, пространства… Небо какое громадное, жуть. Мне кажется, я тут на нашей природе только в детстве была, и то не дальше Комарова. Так все Греция да Испания…
— И Греция будет. Вот заработаем денежек побольше.
— На юге природа — безопаснее, что ли, — задумчиво сказала Янка. — Просто красивая, никто и ничто в ней не таится… Смотрите, лес-то теперь вдоль дороги сплошь. Ой, опять река!
Машину вынесло на мост. Река внизу, у́же и куда мельче Невы и Волхова, текла себе плавно, безмятежно — как на картинке из учебника «Окружающий мир», посверкивала мелкими волнами. Домики по берегам, церковка, коровки на лужке, человечек в лодочке — с высоты моста все выглядело игрушечным. Мурке подумалось, что каждая из рек, начиная с Невы, все равно что текучие, серебрящиеся под солнцем границы. И вот сейчас они пересекли еще одну, все дальше и дальше уезжая от обыкновенной городской жизни.
— Тут все реки впадают в Ладогу, — сказала Янка. — А из Ладоги вытекает одна Нева. Вы только представьте: вот вода из какого-нибудь лесного болота попадает в ручей, ручей попадает вот в эту реку, потом в Ладогу, потом в Неву — и Нева несет эту лесную болотную воду у нас дома под окнами! Жуть!
У Мурки почему-то защекотало холодком меж лопатками. Швед удивился:
— Почему жуть-то? Водосбор называется, и все… Так, я после этого малюсенького мороженого только больше есть хочу. Тут, говорят, на каком-то правом повороте ресторан… Мяса хочу. И кофе.
В загонах вокруг ресторана дрыхли разомлевшие на солнце нарядные толстые гуси с серо-сизыми спинками и оранжевыми клювами; дремали лохматые козы, кругами бродил жуткий черный, взъерошенный, инопланетного вида индюк с синей головой и противными красными висюльками на шее. Вкусно, дымно несло сбоку шашлыками и мясом на гриле. В самом ресторане было просторно, по-будничному немноголюдно и густо пахло свежей выпечкой. Румяная, с коричневыми пуговками глаз, радушно захлопотала вокруг них похожая на медвежонка деревенская официантка:
— Проходитё, проходитё, добрё пожалёвать! — Говорок у нее был мягкий, непривычный, чем-то напоминающий финский.
На деревянных столах грудками лежали зубчики крупного чеснока, а на стене висела громадная до жути голова лося. Янка замерла:
— Ой. Ой, ужас. Они что, в самом деле такие большие звери? Швед, это что, тут правда такие громадные твари по лесам бегают? И медведи?
— Бегают, — вместо Шведа ответила Мурка. — И лоси, и медведи, и кабаны. У меня отец-то — вроде как охотник, он, бывало, ездил сюда на север. Дома сейф был оружейный… Нас не брал никого с собой, конечно, все ждал, что Васька подрастет, гильзы от патронов ему дарил, двенадцатый калибр…
— И что, добычу привозил?
— Иногда, какие-то куски… Они ж компанией охотятся, на всех лося как поделят, так выйдет не так и много. Гуся раз весной привез, мать замучилась его ощипывать… Да что им эта охота, не за добычей они туда ездят, а так: «Я — большой страшный мужик, у меня ружье». Да ну его. Бывший папа, надо же… В общем, тут звери в лесах есть, да.
— И волки? — испуганно спросила Янка, косясь на убогие картинки со зверями и «природой», криво-косо развешанные на стенах. — Вон, смотрите, волк…
— Яночка, — улыбнулся Швед, снисходительно принимая Янкин испуг за кокетство. — Ну что ты, родная? Я и без ружья мужик. Большой и страшный, — он подмигнул Мурке. — Все волки разбегутся.
Но Янка, чуть побледневшая, в трогательных спортивных, купленных вчера специально «в путешествие» штанишках и модной рубашечке, невозможно чужая этому деревенскому ресторану с грубой деревянной мебелью, почему-то боялась на самом деле. Всерьез боялась. Вцепилась обеими руками в свой телефон, как в последнюю связь с городом, и боялась. Боялась ресторана с тяжелой башкой лося на стене, боялась всей этой природы за чертой обочины, леса и неведомых зверей в нем. Может быть, и еще чего-то боялась? Чего?
— Ну что ты, родная? — Швед тоже это почувствовал и скорей обнял Янку. — Ну хочешь, вернемся? Можно ведь и в сторону Выборга поехать, там веселее?
— Да нет, мне интересно… Деревянное зодчество, пейзажи, все такое… — Она виновато улыбнулась. — Так, нашло что-то. Ладно, ребята, вперед — Север близко!
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На крыше громадного терема твердо, как дорожные указатели, выпрямили хвосты желтые крокодилы. В большой стеклянной коробке стоял громадный, оплывший под своим весом, но все равно награжденный какими-то медальками валенок. На Свири столпились, косясь рядами иллюминаторов, на всю округу низко и глухо рокоча двигателями и закинув на берег тяжелые серые канаты, белые большие пароходы, числом семь. Трое из них были писателями: «Иван Бунин», «Михаил Лермонтов» и «Лев Толстой». Издали, от широких цветных навесов, валил дым мангалов и доносился густой китайский хор: пели «Подмосковные вечера». Пахло горячими блинами и пирогами. Сиял и сверкал хрустальными недрами «Музей водки». Бородатый мужик в разноцветной рубахе и картузе с цветочком погонял серую в яблоках лошадь, катившую нарядную бричку, из которой выпирали телеса какой-то раскормленной, весело повизгивающей на разные лады румяной семьи, все члены которой так дружно и явно смахивали на свинок, что Мурка смутилась и скорей отвернулась. Парнишка, зубастенький, похожий на зайца, в белой косоворотке и атласных красных штанах, с полным коробом пирогов через плечо, негромко, тенорком, зазывно покрикивал с обочины:
— Russian pies! Please try real Russian pies![6]
Китайский хор вдали перешел на «Калинку-малинку». Лапы перекормленных удобрениями темно-зеленых елок вдоль дорожки, казалось, вздрагивают в такт.
— Янка, ты куда нас завезла? — не выдержал Швед. — Мы же в глушь ехали? Это что еще за экспансия национальной, чтоб ее, самобытности? Янка?!
— Я… Я не ожидала… Ой! — Янка отскочила за Шведа от мчащейся навстречу румяной девахи, прижимавшей к обтянутым пестрым сарафаном дынькам груди плетеную корзину с некрашеными ложками и матрешками.
Деваха притормозила, ткнула корзину Шведу в грудь и запела:
— Роспись! Мастер-класс по народной росписи! Все желающие!! Master class in folk painting! Роспись! We invite everyone!
Швед попятился, обошел ее, прихватив Мурку и Янку за руки:
— Девки, спасайся кто может…
Мальчишка лет десяти с облупленным носом чуть не врезался в Мурку: не видел, куда идет, потому что стремительно и жадно облизывал красно-зеленого леденцового медведя размером с футбольный мяч. Его младший братец с замурзанными диатезными щеками отгрызал и выплевывал на дорожку липкие кусочки оранжевого хвоста такой же здоровущей полупрозрачной белки. За ними следовала одутловатая мамаша в берестяных бусах и кокошнике, с любованием несущая перед собой букет из трех ядовито-красных леденцовых роз и то и дело оглядывающаяся на угрюмого супруга в панамке «Круиз „Валаам — Кижи“». Тот косился на сверкающий в стороне «Музей водки» и, если б не Швед, выставивший локоть, оттоптал бы Мурке ноги.
— …With potato, with fish, with berries![7]— откуда-то из-под жирных елок к ним подкрался парнишка с пирогами и, обдав запахом печеного теста, показал длинные узкие зубки во всей заячьей красе: — С картошечкой, с рыбкой, с ягодками!
Встретил взгляд Шведа и быстро попятился обратно к елкам — и к пожилой европейской паре в одинаковых футболках с кремлем и фразой «Russia loves you»[8], настырно зачирикал:
— Russian pies! Russian pies![9]
Толпы пожилых немцев и англичан, прячущихся от не по-северному разъярившегося солнца под дешевенькие зонтики с матрешками, смешивались с шустрыми азиатами в ярких панамках. Сновали гиды с флажками. Кто-то тоненько визжал, взмывая в небо на скрипучих деревянных качелях. Кто-то дудел в глиняную свистелку. Низко, давяще рокотали дизеля теплоходов.
Швед прорычал успокаивающе:
— Понятно теперь, почему на машине подъехать было нельзя — народу-то как в метро… Ничего, девки, прорвемся. Идем.
Вдоль расписных новеньких домов в кружеве желтых и розовых наличников, вдоль грузных серых домищ, перевезенных откуда-то с севера, из палисадников и клумб перли маки, подсолнухи и левкои. Из распахнутых окон с белыми занавесками слышался говорок продавцов и спешное пиликанье банковских терминалов: загипнотизированные туристы покупали матрешек, батик, стеклянные бусы, войлочные радужные шапки, глиняную посуду, тряпочных кукол, леденцы, кружева, берестяные туески, пуховые платки, засушенные цветочки, баночки меда и варенья, советские плакаты и серебряную ювелирку.
Янка жалась к Шведу. Мурка тоже бы спряталась — к Шведу в рюкзак, например. Там темно и, наверное, тихо.
— Ничего, — сказала провожающая их к домику девушка в сарафане. — Сегодня в семь вечера уйдет последний пароход, да и прочие гости разъедутся. Вечера здесь тихие. Можно будет за машиной сходить и у домика запарковаться. Вы хороший домик выбрали, в стороне, почти на берегу… На ужин в ресторан вас записывать на сколько?
Швед пожал плечами:
— Мы это обсудим… Дайте осмотреться.
Слева коптила кузница, справа, у воды, баня. Впереди, за кустами кто-то, ухая по-русски, кидал жестяные топоры в мишень.
— Там тир, — словно бы извинилась девушка. — А вот там, на пароме переправиться, небольшой зоопарк. А может быть, желаете прогулку на катере и пикник на необитаемом речном острове?
Янка взмолилась:
— Да нам бы сейчас хоть водички…
Перебив Янку, раздался жизнерадостный глас с неба:
— Внимание всем! Теплоход «Святая Русь» отправляется через двадцать минут! Пассажирам срочно вернуться на борт! Причал номер три!

В домике оказалось прохладно и тихо. Пахло свежевымытыми полами и отутюженным бельем. В просторной комнате, предназначенной Мурке, на столе стоял букет ромашек в прозрачной вазе и сияла белым громадная подушка, взбитая и поставленная углом на застеленной ярким лоскутным одеялом кровати. Мурка замерла, силясь понять, мультики все это или реальность? Шевелились под ветерком кружевные занавески. На полу в солнечном пятне лежал пестрый кружок деревенского половика…
Ой! — из-под кровати, приподняв накрахмаленный кружевной подзор, выглянула серая усатая морда, пристально оглядела Мурку зелеными глазищами и одобрительно зажмурилась. Зевнула. И, потянувшись, из-под кружев вышел полосатый толстый кот в белых носочках, мурлыкнул Мурке и развалился на солнечном кружке половика.
— Красавчик какой, — завистливо сказала неслышно вошедшая Янка. — В гости пришел? Пойдем чайку попьем, нам на веранду аж целый самовар приперли. Медный.
Самовар сиял. И, как на сказочной картинке, его украшала связка румяных баранок. Рядом на подносе — полтора десятка маленьких баночек с разным медом и вареньем, ложечки, розеточки, салфеточки. Громадные чашки с красно-черно-золотыми петушками, пузатый чайник с заваркой.
— Russia loves you. — Швед отломал баранку, опасливо укусил: — Не, вкусно. Горяченькая!
Янка разливала чай. Запахло медом и сеном. Чашки под крутой струей кипятка словно расправлялись над вогнутым лепестком блюдечка, исходили паром. На боках у них оживали петушки. Когда один подмигнул Мурке черно-золотым глазком, встряхнув алым гребешком, она на миг зажмурилась и, открыв глаза, стала смотреть поверх перил веранды, сквозь кусты и заборчик на гуляющих туристов. Мелькали панамки с названиями круизов, седые кудряшки европеек, лысины их спутников, флажки гидов, косы с лентами и картузы обслуги; слышался разноязычный говор — на одной благодушной, сытой ноте. Промчались легкие, как духи, загорелые местные мальчишки на больших велосипедах, звеня и петляя меж туристов. Громкоговоритель опять объявил про отправление очередного теплохода, но незаметно было, чтоб толпа стала редеть. Люди все шли и шли, забредали в магазинчики-мастерские, несли свои втридорога купленные сувениры, тащили за собой скучающих детей.
— Они счастливы, — перехватил ее взгляд Швед. — Всем довольны.
— Дети недовольны, — сказала Янка. — Вон девчонка ноет. И вон еще одна… И пацанчик… Детей не проведешь. Мурлетка, скажи, братику твоему тут было бы интересно?
— Он бы зверей побежал смотреть. И купаться. А барахло его не больно-то интересовало, даже красивое. Что он любил, так это…
— Что?
— Чтоб люди улыбались. Чтоб они были добрые. Мы если с ним в цирк ходили, в музеи — так он больше на людей смотрел: какие у них лица добрые, как они смеются, как улыбаются… Натерпелся с папочкой и мамочкой потому что.
— Они что, даже ему не улыбались? — ужаснулась Янка.
— Да не, улыбались. Ваське вообще все улыбались, потому что он… Сиял, что ли. Но я про другие улыбки, — вздохнула Мурка. — Вот знаете, когда человек на что-то очень хорошее смотрит, иногда проступает такая улыбка: добрая, светлая, беззащитная.
— Иногда родители-заказчики так смотрят, если детская фотосессия удалась, — кивнул Швед. — Тихая улыбка, изнутри. Бывает. Редко. Очень редко. Потому что мало у кого столько внутреннего тепла есть.
— В беззащитности дело, — сказала Янка. — И того, кто смотрит, и того, на кого. Уровень доверия. Мы не доверяем обычно. Потому теперь такие улыбки только в музее и увидишь. Обычно люди — вон, ржут. Сразу ясно, что всем довольны.
К Мурке из дома пришел кот, лениво развалился под ногами, щекоча теплой шубкой голую лодыжку. Она наклонилась, погладила его, наглую и шелковистую ленивую тварь, жмурящуюся на солнце и громким мурлыканьем извещавшую всю округу, что ему, его величеству коту, жить хорошо:
— Котяра… Красавец… Тоже всем доволен. — Она выпрямилась и посмотрела в медовые глаза Шведа: — А мы? Мы — почему недовольны?
Швед взглянул, усмехнулся.
— Настоящее народное искусство я люблю, — задумчиво сказала Янка. — Любое. Хоть наше, хоть, скажем, марокканское. В нем есть жизнь.
— Когда его немного, конечно, — добавил Швед.
— Да, — подумав, согласилась Янка. — Подлинное народное искусство: ну, прялки всякие расписные, горшки с орнаментом, вышивки — да это просто крик души человеческой из мрака нищеты и невежества. Но вот все эти сегодняшние поделки-подделки… Может, дело в том, что нам противен шаблон? Серийность?
— Мы все созданы по шаблону, — мрачно сказала Мурка. — Ограничение в самом ДНК. Природа выживает по шаблону. Люди не тупые, Швед. У них просто никогда не было шанса делать то, чего бы они хотели делать на самом деле. Потому они ничем и не сделались.
Швед нахмурился:
— Но они даже не ощущают, как рутина перемалывает и поглощает каждый их день!
— Откуда ты знаешь?
— Ты защищаешь дураков, что ли?
— Нет. Но ведь не сам дурак выбрал это — быть дураком. Его таким сделали. Гены и общество. И все, что у него есть — это тоска, — Мурка с трудом подбирала слова, чтоб выразить слишком грустную, слишком взрослую мысль. — Наверно, все люди чувствуют, что их жизнь может быть лучше. Но переход на следующий уровень… Слишком труден. Большинство упирается в потолок и сдается, даже не попытавшись поискать в нем дыру наружу и вверх.
— Я тоже не верю, что люди так уж беспросветно тупы и глупы. Не развиты — это да. Тем сильней их тоска, пожалуй, — задумчиво сказала Янка. — Художник может противопоставить смерти искусство, а чем защитится от нее, скажем, официант, продавец, дворник? Наверно, чем ниже потолок, тем он непреодолимей. Обыкновенных людей только шаблон жизни и утешает: вырасти, жениться, нарожать детей.
— Скучно ведь, — сказал Швед.
— А может быть, просто страшно, — пожала плечами Мурка, думая о бабкиной игре с манекеном в пыльном парике, о том, как она покупала платьица и конфеты умершей дочери. И никого близкого в жизни, кроме манекена. — Чтоб понять жизнь и то, что она короткая, надо посмотреть в глаза смерти. А это жутко — признать, что сам умрешь. Что впереди мало времени. И потому либо быстро что-то делай, либо потом в немощи старческой до последнего дня жалей об упущенном. Слишком жутко. Легче спрятаться за шаблон и притвориться, что все в порядке. Играть в куклы дальше.
— Вот я тоже так думаю, — поежилась Янка. — Тут каждый день как подарок, столько всего, успеть бы, а они… Мне, в общем, не нравятся те, которые себя обманывают и живут так, как будто бессмертны и их кукольная жизнь никогда не кончится. Но ведь это их выбор.
— Их выбор на самом деле — страх, — сказала Мурка. — Каждый ведет свою собственную войну с этим страхом, — кто-то невыносимо взрослый говорил за Мурку. Кто-то, кто пережил бесконечно длинные зимние ночи, ночи одиночества, ночи смертной тоски по Ваське и жуткого сыпучего шороха в заколоченной комнате. — Я. Ты. Жизнь как таковая — ужасна, потому что от нее все умирают. И мы изо всех сил создаем свои выдумки, чтоб от нее, настоящей, отгородиться. Ты ж на этом деньги зарабатываешь?
— Неприкрыто, — кивнул Швед. — Утешение как есть. Жить в красивой картинке куда как легче и приятней, чем в настоящем мире, нет?
— Может, у каждого из нас своя такая картинка, — сказала Янка. — Ну и что. Это не повод считать дураками тех, у кого краски для картинки попроще.
Швед нахмурился:
— Да я не заносчив, но… Мне противно и скучно все плоское, пошлое, бессмысленное. Ненастоящее. Вот и все.
— Вы избалованы тусовкой, — Мурка, соблазнившись на миг, когда солнечный луч нечаянно осветил темно-красные глубины сиропа, взяла баночку с клубничным вареньем, но разглядела темные дохлые ягодки и вернула на поднос. Опять обманка: живое не сделать бессмертным. — В вашей творческой и псевдотворческой среде водятся личности поярче. Не такие скучные.
— Это на первый взгляд. Ты хорошо сказала: «псевдотворческая среда». — Швед отвернулся от толпы и кивал сам себе, глядя внутрь полной душистого чая чашки. — Так и есть, псевдотворчество: реализация нервных инстинктов, психический зуд, версификация версий одного и того же всем надоевшего старья. Скучно.
— Я боюсь этой же ловушки: рисовать как все. Жить как все. — Мурка посмотрела в свою чашку: там, в золотом дымчатом водовороте, как в танго, кружились и любовались друг другом чаинки и крошечные лепесточки клевера. Интересно, там у Шведа в чашке такое же танго? — Но как нарисовать то, чего никто еще не рисовал?
— А ты зачем вообще рисуешь? — спросила, нахмурив нежные брови, Янка. Глаза у нее стали темные, серьезные. — Разве фот не сделает картинку лучше?
— Не фот картинку делает, — Мурка покосилась на фыркнувшего Шведа. — А фотограф. А зачем рисую я… Ну, это не просто зуд психики, не просто сублимация — с точностью следовать сладким линиям и подбирать цвета, а…
— Должна быть идея? Смысл?
— Смысл, наверно, в самой жизни. Рисунок, да и фотка — это попытка остановить жизнь. Вернее, увернуться от смерти. А идей у меня нет. Только чутье: чтоб найти, где дыра в потолке. Чтоб вылезти вверх и наружу.
— И посмотреть, что там? — Янка посмотрела вверх, на потолок веранды. Наклонилась и выглянула наружу, в небо.
— Посмотреть? Да. И забрать себе, — созналась Мурка, тоже поглядев в небо.
— Жадина, — нежно сказал Швед. — Да ведь мы все ищем эту дыру, а через нее нашариваем новое. Новый взгляд, новые мысли… Мало кто способен сделать что-то такое, чего до этого никто не делал. А те, кто способен — почти всегда не успевают, — он допил чай и шумно вздохнул. — Жизнь-то вот как чай, на один глоток, если честно-то… Уж больно коротка.
— Ну да, вечности у нас нет. А ты способен увидеть такое новенькое, чего другие не видят?
— Ой, редко, — грустно сознался Швед. — Еще реже я успеваю это сфотографировать. Но ты… Ты, Кошка, как будто открываешь мне эту заветную дверь. Когда ты в кадре, что-то происходит. Иногда.

Глава 7
Тот берег

1
Вечер на опустевших берегах Свири был тих — и тем прекрасен. В небе расстилалось золото и жемчуга, а в реке все это отражалось сквозь серебряную патину. Волны плескались и каждый миг образовывали на поверхности новую непостижимо сложную мозаику золотых, серебряных, жемчужных и синих рефлексов. Синих — это Янка успела купить себе бусики и шикарный темно-синий сарафан с вышивкой, нарядилась, распустила копну волос и, мозаикой отражаясь в мелких волнах, бродила по камешкам вдоль кромки воды, а Швед благодушно ее фотографировал.
Мурку псевдонародные наряды не привлекли — она тосковала по серебристому платьицу для выпускного, которое так и осталось лежать в коробке. Но, может быть, в августе, после зачисления…
Когда Швед пригнал машину к домику, она вытащила из свой сумки футболку и Васькины старые шорты — чем проще, тем лучше. И, конечно, на сердце легче, когда вместо нее во всех зеркалах и окнах отражается Васька. Еще вытащила прихваченные «в путешествие» альбомчик, коробочку акварельки и пару кисточек, и теперь сидела с ними на мостках у бани, далеко выходящих в реку. Толстый полосатый кот, не отходивший ни на шаг, аккуратно поджав лапки в белых носочках, мурлыкал рядом. Иногда переставал, неодобрительно поглядывая вниз сквозь щелки мостков, если волна в темноте под мостками вдруг слишком громко всплескивала. Потом проверял взглядом Мурку и снова начинал мурлыкать.
Ваську, каким бы он мог сидеть рядом, она нарисовала в первую очередь: мокрого, вдоволь накупавшегося, с прилипшими к круглой башке волосами, с полотенцем на плечах, озябшего, с вязочкой баранок в руках — уж он-то не оставил бы их болтаться на остывшем самоваре, схомячил бы все. С вареньем. Да, рисовать Ваську — значит потакать собственной слабости, своей тоскливой вере в то, что он не умер насовсем, не исчез из этого прозрачного, ясного мира с темно-золотой под закатом Свирью и черным лесом на том берегу. Иногда она даже пугалась, когда яснее сознавала, что Васькино присутствие рядом, его сопение и запах — лишь порождение нейронного контура ее мозга, галлюцинация — лишь ее бесполезная, в никуда, любовь к брату и жадное желание верить, что Васькино существование непрерывно, что он есть. Пусть призрак — но есть. Дальше верить? Блин, так как же на самом деле устроен мир: есть в нем призраки или она все придумала? Так ведь и до психушки допридумываешься. До пыльных манекенов. Ведь обратного пути из выдумок может и не быть. Бабка так и осталась там? Наверно, это и значит — сойти с ума? Принять самообман за реальность?
Размышляя, она рисовала реку, Янку и Янкино мозаичное отражение: охотилась за рефлексами танцующих на мелких волнах золотых и синих арабесков, промывая кисточку прямо в свирской воде. Пришли Швед с Янкой, заглянули через плечо:
— Оу. Швед, на кой людям вообще фоты, смотри, как круто!
— Это потому, что Кошка именно тебя рисует, вот тебе и нравится, — ревниво сказал Швед. — А красиво, ага. Цвет, свет. Композиция… Ох, где-то я видел эти длинные бедрышки, которые синий сарафанчик… Ох, не прячет, нет.
— Рисунок тоже ловит жизненные начала, — сообщила Мурка. — Только это происходит не одномоментно, как при съемке. Поэтому тот, кого рисуют, не может ничего почувствовать.
— Да ну вас, — вздохнула Янка и погладила кота. — С рисунком все в разы сложнее, чем с фоткой. Ты ведь рисуешь не меня, а свою идею обо мне; правда, котик?
Кот охотно мурлыкнул, явно согласившись.
— Да, схватила Кошка тебя, схватила, — засмеялся Швед, целуя Янку за ушком. — И кисточкой обвела. — Внимательней поглядел на рисунок: — А вот волны, вода — да, это круто… Как ты смогла, малявка?.. Вообще, конечно, у человека среди корковых клеток гораздо больше таких, которые приспособлены природой для анализа криволинейной поверхности. Но у тебя их, наверно, в десять раз больше, чем у всех остальных.
— Шаман сказал, ты «трехглазая», — усмехнулась Янка. — Может, это как раз про корковые клетки?
— Я не знаю. — Мурка отдала картинку Янке: — Дарю. — Промыла кисточку, закрыла краски, встала, отряхнула шорты. — Кстати уж о нейронной сети и корковых клетках: я вот думаю, что по закону избирательного внимания мы вот сейчас, даже стоя рядом, видим три совершенно разные картины физического мира. Швед, Янка. Замрите и скажите: куда вы смотрите? Что видите?
— Облака в небе, — сказал Швед. — Янкины ножки, но это — ментально, в воображении. А наяву облака и темный лес за рекой.
— Облака на воде… — доверчиво сказала Янка. — И лес перевернутый. Отражения. Текут, мерцают, но остаются на месте… Да ну вас, тут так много со всех сторон этой природы, что не знаешь, куда смотреть. Мне что-то никак не сосредоточиться, — Янка шлепнула себе по плечу, убив комара. — И все кажется, что там за рекой в лесу вон — медведи сидят… На нас через реку смотрят. Выбирают, кто повкуснее.
— Ну, это даже медведям очевидно, — ухмыльнулся Швед, снова целуя ее. — Мурка, а ты что видишь?
— Не знаю. Все. Вот — река. Но она же — серебряная дорога. Но не для теплоходов, вообще не для людей, а… Для огромных невидимых духов в синих сапожках. Они тихонько скользят по реке, а облака задевают им волосы и щеки. И облакам, и духам надо куда-то далеко на север, — и сама вздрогнула: — Потому что там их ждет снежный мальчик с глазами из черных камешков.
Они переглянулись. Швед удивился:
— И как это сфоткать?
Янка шепотом спросила:
— А почему у духов сапожки синие?
— Так… — сделала «поэтические» глаза Мурка. Потом засмеялась: — Наверно потому, что, если посмотреть сверху, у теплоходов синие палубы, — ища реальности, наклонилась и взяла теплого кота на руки. От кота пахло сеном и пылью. Кот был реален. Увесист. — А котенька вот видит вообще что-то совсем другое. Интересно, что?
Швед почесал жмурящемуся коту лоб:
— Люди всегда верили, что кошки видят призраков.
Мимо по дорожке, зыркнув в их сторону, прошла худая тетка в платке и темном платье: кот перестал мурчать и зашипел, впившись когтями Мурке в руки. Мурка перехватила его поудобнее:
— Ты чего, котя? Что испугался?
— Призрак увидел, — хмыкнул Швед, оборачиваясь. — Никого ж нету?
— Она за баню свернула, — сказала Янка. — То ли тетка, то ли бабка. Какая-то нездешняя, мрачная. Мурлетка, пусти кота. Ну что, пойдем ужинать?
Кот, напряженно вытянув хвост и пружинисто вышагивая, пошел перед ними. Прежде чем повернуть за угол бани, оглянулся на Мурку — будто хотел предупредить о чем-то.
— Не ходи туда, котя, — попросила Мурка. — Ну ее. Иди домой.
Кот вздохнул и, озираясь на баню, мягко пошел в сторону домика.
В ресторане парусами изгибались расписные потолки и носились официантки в сарафанах. Шумно, тепло и народу многовато: семьи, компании. Шведа и Янку, сияюще прекрасных, как и везде, провожали любующимися или завистливыми взглядами. А на Мурку в шортиках и с альбомчиком под мышкой никто не обращал внимания. Ой, нет: в спину донеслось чье-то склизкое, бабье шипение:
— …Ты посмотри, Зинуль, как этот рыжий хорошо устроился: хочет — девочку, хочет — мальчика! Гарем свой ужинать привел!
— Тише ты, дура озабоченная, — прервал голос бабы постарше. — Жри вон свои пельмени с кошками!
Обалдев, Мурка постаралась не подавать виду, что услышала. Гарем? Ну ладно, хрен с ее дурными фантазиями, а почему пельмени-то с кошками? Устроившись за столиком, обсуждая меню, она все-таки незаметно покосилась на выход: примерно там, где она проходила, за полным развороченных блюд столом сидели три мокроволосые, будто только вылезли из реки, полноватые тетки в сарафанах на голое тело, разливали друг другу из графинчика по стопочкам; тряся жирноватыми руками, что-то обсуждали. Их лица напоминали рыльца странных рыб, которые иногда с испугом замечаешь в дробленом ледке на стальном прилавке гипермаркета: «нототения», «палтус». Одна из теток — ну точно, вылитая зубатка! Толстогубая, с синеватыми щеками, с круглыми, близко посаженными глазками… Парнишка-официант тащил теткам переполненный мисками поднос, стараясь не смотреть на выпирающий у них из-под мышек белый жир. Тут в двери вошла, зыркая крохотными глазками по сторонам, та худая темная тетка из-за бани — у Мурки проползли мурашки по шее — и подошла к жирным русалкам. Эта была, пожалуй, похожа на угря: то ли рыба, то ли змея. И жрет, говорят, угорь-то мертвечину… Одна из теток вскочила, отодвигая ей стул, а две другие засуетились, зачем-то вытаскивая из раздутых сумок платки и быстро, тряся жирком на руках, повязывая на голову. Та чинно села, перекрестилась — и с ноющими интонациями начала выговаривать теткам. Те сидели, понурив головы, как наказанные школьницы, теребя уголки платков. Одна все косилась рыбьим туповатым глазком на графинчик.
— Это что за группа? — деликатно спросил Швед, тоже заметивший мизансцену за дальним столом, у молоденькой, не старше Мурки, официантки в голубеньком сарафане.
— Паломницы, — на миг оглянулась девчонка, устало и шустро расставляя бокалы с соком и тарелки с салатом. — Со «Святой Руси», теплоход вот сегодня заходил. Остались почему-то, дальше не поехали… Ну, тут в округе монастыри. Вот и к нам паломников этих, бывает, за…завлекают искушения. А эта, старшая их, в темном платочке… Ну, она тут регулярно появляется. Не пускать, говорят, нельзя. Пожертвования собирает, иконки раздает, беседы ведет… Строгая.
— И с тобой вела?
— Ой нет, я ее боюсь. Она все так смотрит, смотрит… Жуткая какая-то. Хорошо, что она только с богатыми разговаривает. Из-за нее, наверно, эти… тетеньки и остались. Горячее когда подавать?

К домику они шли не спеша. Вечер был теплый, синий от густой, как черника, июльской спелости. Комаров сносило ветерком со Свири. Густо и сладко пахли цветы с огромных клумб. Когда они уже подходили к домику, вдруг зажглись желтые шары фонарей, будто вдоль улиц провесили волшебные янтарные бусы. Мурка замерла. Потом открыла альбом и начала быстренько набрасывать перспективу. Янка вернулась к ней, посмотрела в альбом, потом на золотые бусики фонарей в сизом сумраке — вытащила телефон, включила фонарик и стала подсвечивать. Швед поднялся на веранду, включил там свет… И тут же выключил. Янка покосилась:
— Хочет, наверно, чтоб ты вечерние цвета запомнила… Ты это потом красками нарисуешь?
— Конечно… Смотри, какие тени лиловые, а от фонарей…
— Давайте-ка еще погуляем.
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Утром погода настала пасмурная. Не выспавшуюся из-за паршивых снов с несчастным Васькой, лезущими из тумана даунятами с зубастыми ухмылками Мурку знобило и подташнивало. За ночь она просыпалась раз десять — все казалось, что за окном кто-то с черной рыбьей мордой стоит, сливаясь с неровной стеной елок, и смотрит сквозь тонкие занавески в комнату.
В ресторане им сварили почти приличный кофе. Швед стрескал две тарелки овсянки, пирожков с ягодами и наконец приободрился:
— Ну, надо на рецепшен, и все, поехали.
— Ты пока сходи. — Янка рылась в сумочке. — А мне надо в дамскую комнату. Не теряй время.
Швед кивнул и ушел. Мурка, когда шли сюда, заметила, что в тереме по соседству художники расставляют свои работы:
— Янк, я пока сбегаю, одним глазком хоть картинки посмотрю?
— Какие… А! Ромашки-балалайки, что ли? Зачем?.. Да иди, конечно, если хочешь.
В дверях Мурка чуть не столкнулась со вчерашней угрихой в платке. Та вела завтракать трех своих подопечных «тетенек»: опухших со сна, бледных, еще больше похожих на снулых рыб. От них и пахло тиной. Мурка посторонилась, как могла. Третья из теток, похожая на зубатку, вдруг взглянула на нее из-под платка, выпятила толстые губы, прищурилась и шепнула, поотстав и протягивая руку к ее джинсам:
— Хорошенький ты какой… Или хорошенькая?
Да что ж это такое? Мурка отскочила от бледной лапы с облезлым маникюром и сбежала на улицу. Оглянулась — не настигает ли эта жирная зубатка? Вот днище-то… Ох, блин. Откуда такие озабоченные бабы лезут? Откуда столько голода полового? Это ж какая пустотища должна быть внутри, чтоб пихать и пихать туда и похоть, и божечку, и графинчики с водочкой? Хотя, кажись, большинство складывает свой пазл именно из таких деталек. Ох, нет, не думать, что там еще у людей в детальках пазла.
Снаружи густо пахло летом и близким дождем. Она скорей помчалась смотреть картинки, хотя настроение, и без того нестойкое, уже исчезло. Хотелось выкупаться. Или хотя бы умыться. Две пожилые тетки, седые, дорого подстриженные, с худыми дряблыми, как у старых кобыл, задницами в трикотажных леггинсах, в расписных шелковых рубашках, шли перед ней — Мурка, обгоняя, нечаянно услышала кусок тягучей, сытой фразы:
— …очевидно, дорогуша, пора уходить из большого секса и заняться чем-то более утонченным…
Искупаться захотелось еще сильнее. Неужели к их возрасту от нее самой тоже останется только вот что-то такое же — жалкое, дряблое, тщеславное? И мысли, и тело?
Продававшиеся в тереме картинки ей не понравились. Акварельки с летними травами, с берестяными, полными то малины, то земляники туесками выглядели чуть получше прочего, но так технично тоскливы, что на душе стало еще горше. Да еще подошли те две моложавые старухи в батике и, сверкая камешками на тощих пальцах, принялись небрежно рыться в картинках:
— …А вот такой букетик я бы в комнату прислуги повесила, там так же серенько и занавески зеленоватые…
Мурка развернулась и пошла к Янке. В стороне за темными елками рябила под слабым ветром стальная Свирь. Почему природа прекрасна — а люди так ужасны? Может потому, что природа самодостаточна, она просто есть, а людям обязательно надо собой любоваться? Но это очень простой ответ. Настоящий, она подозревала, не так очевиден, потому что включает в себя слишком много переменных… И чем знать его, лучше рисовать безопасные милые картинки. С призраками. Или без. Далеко-далеко на излучине Свири показался почти неразличимый — как призрак — теплоход.
Ой! Янка вспугнутой златовлаской из старой зловещей сказки мчалась ей навстречу. Глаза громадные, сама — бледная. Подбежала, схватила за руку:
— Мурлетка, бежим отсюда! Где Швед?
— На рецепшен же пошел, — удивилась Мурка. — Что стряслось?
— Ой, не спрашивай, — Янка утащила ее на тропинку за елками и потянула вперед: — Да пойдем же скорей, пойдем! Эти дуры… — она, задохнувшись, остановилась и, сердито оглянувшись на белокаменную хоромину ресторана, беспомощно перевела дыхание: — Ну эти, религиозно-озабоченные, в платках. Ты представляешь… Даже сказать стыдно.
— Они ко мне тоже приставали, — пожала плечами Мурка. — Да и фиг бы с ними.
— Вот, — Янка протянула блеклую листовочку на розовой бумаге, украшенную сердечками, вручную нарисованными красным фломастером. — Говорят, я такая красивая, что могу стать ангелом прямо тут, на грешной земле. В гости приглашают.
— Ты их зачем слушала? — изумилась Мурка.
— А вот, — Янка перевернула листок. — Смотри внимательно.
На обороте оказалась карта местности с маршрутом. Это озеро, похожее на яблочный огрызок, среди болот и лесов, с запутанными пунктирами грунтовки, Мурка уже где-то видела. Да, точно. В собственном телефоне. С меткой цели — вот тут, у озера.
— Узнаешь? Это как раз туда-то нам и надо!
— Давай не поедем, — взмолилась Мурка.
— Поедем, — непреклонно сказала Янка. — Я ведь вижу, с какой яростью ты обоих родителей в смерти братика винишь. Но, даже если они в самом деле виноваты, прежде чем мать из свой жизни вычеркивать, надо ей в глаза посмотреть. Все спросить. Попробовать понять.
— Не хочется.
— Взрослеть всегда не хочется.
Из-под елки опасливо выглянул знакомый толстый кот, уставился на Мурку и вопросительно муркнул. Мурка присела и сказала:
— Даже не показывайся. Тут ходит кто-то плохой и обижает кошек. Понял?
Кот опять муркнул, скользнул обратно под елку и аккуратненько пробрался под соседнюю елку, потом дальше — Мурка надеялась, что у него хватит ума долго не появляться на открытом пространстве.
— Ты с ними разговариваешь, будто они правда все понимают, — сердито сказала Янка. — Сколько можно жить в сказках?
— Я не знаю, понимают или нет. Главное, что я их понимаю.
Мурка молча прислонилась лбом к Янкиному мягкому плечу. Так она даже к матери никогда не прислонялась… Мать. Ах, да. Она покосилась на листовку:
— Так зачем они тебе бумажку-то всучили?
— Приглашают. «В обитель». — Янка отпустила Мурку и посмотрела на Свирь, вздрогнула.
Мурка тоже посмотрела: серая река, и что? Да чего же так боится Янка? Воды? Рек? Чего ж бояться? В тишине было слышно, как в берег тихонько плескались мелкие волны. Янка поежилась и потянула ее прочь по тропинке вдоль елок:
— Пойдем скорей к Шведу, мне без него тут как-то не по себе… Будто кто-то в спину смотрит. А бумажка… — Она повертела перед глазами розовый неряшливый листок с кривыми сердечками: — «Бог любит тебя». Ну-ну. В общем, это вроде как пропуск. Пожалуй, нас по этой бумажке в монастырь-то проще впустят и примут доброжелательно, правда ведь?
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В машине стало немного легче: скорей уехать отсюда! Серый день бессолнечным высоким небом залег над дорогой и не шевелился. По сторонам проматывалась зеленая, в клочках ольхи и малины, лента елок, сосен, берез, и все казалось, что в кустах и за толстыми стволами сосен прячется кто-то в темно-зеленой и черной рванине, кто-то, у кого, наверное, страшная черная рыбья морда с крохотными глазками… Так, прекратить. Ишь, нервы разошлись? Да ну? Нет никаких нервов!
Когда наконец выехали с грунтовки на шоссе, Швед так быстро набрал скорость, будто тоже хотел скорей убраться подальше. Справа лес далеко отступил от дороги, освободив широкую, сорную полосу кустарника, куч бурелома, болот, буераков, над которой громадными шагами шла ЛЭП и тащила, продергивая сквозь пасмурный воздух, бесконечные, тяжело провисающие в промежутках пустоты черные провода.
Мурка написала Мите, что все в порядке, прибавив пару фоток Свири. Митя ответил, что у него тоже все хорошо, и перевел денежек: «за рококо — 2 шт. и ар-нуво — 1 шт.». Деньги — это было так важно, что их прибавление радовало ее нервную систему: прошедшая зима, хоть отец и присылал за учебу и по мелочи, была нищенской. До Мити. Митя — не просто помог, он — спас. Митя — добрый и самый любимый енотик. Мурка задумалась, а как бы отблагодарить Митю: пойти в Эрмитаже статуи амуров для него порисовать? Хотя, если судить по сокровищам в Митиной квартирке, он больше любит пейзажи. Северные. Ну, и натюрморты с дохлыми зайцами…
Подняла глаза от телефона — и оказалось, что они въезжают в какую-то цивилизацию, прущую из ольхи ржавыми баннерами, заправками, магазинчиками, дощатыми сараями, зеленоватым стеклянным кубом ресторана и чеховской скукой. На светофоре, нелепо торчавшем из обочины так, будто он заблудился, пришлось остановиться. Мимо, даже не покосившись, протрусила кудлатая и плешивая, адских размеров дворняга.
— Ой, — сказала Янка. — Она правда с корову размером, или мне кажется?
— С бегемота, — буркнул Швед, сделав усталое лицо. — Ну что ты, Яночка, в самом деле? Обыкновенная собака.
Мурке подумалось, что Шведу в присутствии Янки очень легко быть мужественным, сильным и безупречным. Один только великолепный разворот плеч и низкий бархатный голос чего стоят. А может, Янка, подавая такие «очень женские» реплики, похожие на пас, умно подыгрывает Шведу, помогая ему выявлять его мужскую суть и гордиться собой, ничем не рискуя? Защитник и добытчик, стальные мускулы, холодный ум? Силач могуч и горяч? А вот интересно, стала бы сама Мурка хоть кому-нибудь так подыгрывать, пусть даже из любви? Вряд ли. Весь этот театр страстной любви — не для нее. Тогда что же, значит, она не имеет никаких шансов для любовных переживаний? Для обычных, простых и радостных отношений, глуповатой влюбленности, нежного смеха, мужского покровительства? У большинства ровесниц, симпатичных, конечно, давно были парни, с которыми можно было разыгрывать любовные представления. Или в самом деле проживать что-то такое, духовное и биологическое одновременно. Реализовываться в качестве самочки. Выдумывать себе возлюбленного или в самом деле влюбляться. Просто держаться ладошкой за широкую ладонь парня и прислоняться к его плечу. Наверно, это приятно. Но Мурка больше тосковала о цепкой Васькиной ладошке, маленькой и часто липкой от ирисок, за которую она протащила его за собой сквозь одиннадцать лет его детства. Васька иногда упирался, но, маленький, младший, мягкий, — преданно и послушно следовал за ней. Да он вообще с младенчества вцепился в нее, как детеныш шимпанзе в свою мамку. Иначе было никак. Мурка привыкла верить в себя и твердо знала, что нянька, защитница, командир и решательница всех проблем — она сама.
Как же теперь, если в самом деле понадобится приноровиться к парню — что, влюбиться?! В кого?!! Зачем?! — надо будет подстраиваться? Вот как Янка, с чудесной улыбкой точно подбрасывать в воздух невидимых нежных птичек, чтоб парень мог метко попасть в них стрелой? Притворяться слабой и наивной? Зависеть? Ну уж нет. Так: никакой суматохи и девчачьих нервов. Все, чего бы ей ни захотелось от мужчин, она возьмет сама. Потому что кроме пола, в ней есть способности, талант и разум. Есть дар. Она наполнена своим талантом по самую макушку, и это делает ее неуязвимой. Она сама способна дарить. А вот брать — это зависимость, конечно. Мурка не хотела зависеть. Ни от кого. Никогда. Она улыбнулась, наслаждаясь мятной и сладкой беспредельностью своей свободы.
— Кошка, — проницательный взгляд Шведа настиг ее через зеркало заднего вида. — Ты чего улыбаешься, будто пантера, сожравшая штук пять нежных ягняток?
— Размышляю о вечной женственности. Янка! А ты бы хотела родиться мужчиной?
Янка повернулась:
— …Чего? И волочить на себе все эти мужские гендерные стереотипы? Ой, нет. Швед, а ты? Хотел бы — наоборот?
— Девки, я вам завидую, это факт, потому что по нашим временам вы куда свободнее. Хочешь, сама себе статус добывай, реализовывайся; хочешь — вкладывайся в подходящего мужика. Что рискованно, конечно… Да правда, свободнее, даже в ерунде: хочешь — джинсы носи, хочешь — кружева…
На промелькнувшей справа остановке стояла девочка Эля. Белая блузочка без рукавов, серый пионерский галстук, юбка в складку — и прозрачный белый взгляд, жадно и страшно стегнувший Мурку по глазам. Она вжалась в сиденье. Потом все же оглянулась: остановку уже почти скрыла крапива на обочине и ствол старой березы, и никого вообще на остановочной площадке не было. Привиделось. Ну да: галстук-то пионерский серым был на фотографии. На самом деле должен быть красным… Блин, да какой галстук! Какая Эля?! Мерещится?! Ее слегка затошнило, а в животе что-то больно съежилось. Вот так и сходят с ума? Ну ладно, а с чего вдруг — мерещится? Что сейчас не так в ее уме, какая трещина его расколола, чтоб пролезло это видение? Мурка где-то читала, что мозг постоянно создает ложные образы, чтоб заполнить пробелы в восприятии реальности. И если повреждена передняя кора, мозг будет путать реальность и фантазию. Может, у нее из-за игр в Ваську уже эта самая кора и распадается? Кора… Кора у дерева — это защита, если в ней трещина, дерево заболеет… Блин! Она-то — не дерево! Так, спокойно. Надо вспомнить, какая Эля ей примерещилась, черно-белая, как на фотке, или цветная… Вроде серая…
Тут в разум опять вплыл густой, немного самодовольный голос Шведа:
— …мне и так хорошо, и груз социального лидерства меня не гнетет. Потому что я занят реальным делом и творчеством, а не мамонта добываю. Но если честно… Я б хотел родиться не важно кем, парнем или девкой — лишь бы в другое время, — он сосредоточенно довернул руль на сложном повороте. — Чтоб и в мужиках, и в девках попросту было больше хорошей человечности. Вот как в тебе, Янка, или в тебе, Кошка.
— Человечности, — старательно, как первоклассница, повторила Мурка, чтоб скорей забыть про серый пионерский галстук и прозрачный взгляд. — Хорошей…
— А еще с девчонками проще общаться. Можно говорить нежности… — улыбаясь, наморщил переносицу Швед. — Я, конечно, помню, что вы девки, потому что у вас круглые попочки и впереди тоже… такое все красивое, — он медово покосился на Янку, — тут уж против природы не попрешь, но у меня в душе… Там, глубоко, где пол уже не дает о себе знать, вы уже и не девки, а… А две такие теплые нежные свечечки, которые нужно защищать от ледяного ветра жизни, — он немного смутился, но продолжил: — Потому что мир жесток, вокруг полно не людей, а черт знает кого. В гендерные игры можно играть только с равными, поняла, Кошка? — Он глянул ей в глаза через зеркало заднего вида абсолютно серьезно. — Не вздумай крутить попочкой перед всякими гиббонами. Ты просто недооцениваешь их вонючесть… Хотя ты и не будешь. Ты… Ты гордая. И непоправимо умная. Я даже не представляю пока парня тебе под пару.
Они съезжали к Свири. Сквозь сорные деревья мелькнула серая водяная гладь: ну вот, сейчас они пересекут еще одну водную границу. Широкая какая… Даже, пожалуй, в этом месте пошире Невы будет. Петербург, казалось, остался не в трехстах километрах, а на другой планете.
— А мы тебя никому и не отдадим, — добавила Янка. — Ты слишком хороша, чтоб отпустить тебя в этот житейский, половой, тупо социальный пул. Шоколадку хочешь?
— Нет. Лучше мятный леденец. — Они проезжали по ни на что прежде виденное не похожему сооружению советской архитектуры: бедные башенки, странная топология, гербы с серпом и молотом, убитый асфальт. Вдруг внизу на страшной глубине открылся судопропускной канал и там — громадная зеленая самоходка с математически правильными барханами белого песка и мелкими-мелкими человечками за чисто промытыми, сверкающими окнами рубки — и тут же все скрыло бетонной стеной. — Это где мы? Это что? Там судно было внизу!
— Это плотина, — удивился Швед. — Верхне-Свирская ГЭС. Ну да, судно. С песком. Я мельком тоже видел. Мурка, ты мне зубы не заговаривай! Будешь слушаться или нет, вредная девчонка? Не вздумаешь от нас сбежать к какому-нибудь прохиндею озабоченному?
— Пока не вздумаю. Вы — пока что самая интересная страница в книге моей жизни.
— Ну, спасибо! — ухмыльнулся Швед. — Да знаешь, ты для нас тоже не картинка из раскраски, правда, Янка?
— Правда, — Янка тоже улыбнулась, но грустновато: — Ты — наша на каком-то очень глубоком уровне. Своя насквозь. Даже… Мне все кажется, ты — моя сестричка… Такая девочка из сказки. Поэтому я тоже не хочу, чтоб парни к тебе лезли. Я не то чтобы ревную… Просто тоже не хочу, чтоб жизнь причинила тебе вред.
— Ок, ладно, я вас поняла.
— Да ты сама себя еще не поняла, — хрюкнул Швед. — Например, по твоей инсте и не понять, мальчик ты или девочка. Временами мне кажется, что ты сама этого не понимаешь.
— Да понимаю, конечно! Только все никак не смирюсь, что выбора нет. Жаль, что нельзя прожить только человеком. А не отыгрывать женскую биологическую роль.
— По-моему, ты как раз и живешь — только человеком, — засмеялся Швед. — Это я в тебе и ценю. Ты свободна, Кошка, вот просто как никто из всех моих знакомых. Так что не морочь себе голову и делай, что хочешь. Играй, пока можешь.
— Лучше всего было бы вовсе не иметь тела. Быть чистым и бессмертным разумом, — буркнула Мурка. — Какой-нибудь квантовой бессмертной системой, как в фантастике.
— Да что ж мы можем без тела? — фыркнул Швед. — Мы — тела, мужские или женские, это всю нашу жизнь и определяет. Никуда не денешься. Реальность. Что тут впустую философствовать? С биологией не спорят. Только в юности можно поэкспериментировать, кого влечет, конечно, а потом-то природа все равно свое возьмет. От нее не увернешься.
— Да, все кончается смертью. — Мурка смотрела на Свирь. Они пересекали еще одну широкую, стальную под серым небом водную границу, и ей опять сделалось не по себе, будто это не Свирь, а Лета. — И жизнь короткая.
Швед пожал плечами:
— Если б я мог это изменить, я б боролся. Но я могу только выжать из своей биологии все удовольствия, а неприятные стороны, если с ними не справиться, — игнорировать.
— Типа «никто никогда не умрет»?
— Нет. Это глупо. Типа «лови день».
— Вы слишком серьезно к этому относитесь. — Янка протянула Мурке круглую жестянку с леденцами. — На самом деле и в биологии полно веселья. Надо лишь поймать волну… Ой… Вау! Вот это да! Вот это пространства! Сколько воды-то! Ой, какая ж там темнотища на дне-то, наверно… Как глубоко там…
Перед ними открылась сверкающая, серебряная ширь водохранилища. Далеко-далеко-далеко на другом берегу зубчатой черной кромочкой выставлялся над водой лес. Они пересекли очередную водную границу. Швед осторожно съехал с дороги к белому штыку какого-то бедного советского памятника:
— Ну, вот мы и на другом берегу… Янка, я хочу пофоткать эту воду и… И еще хочу бутерброд. То есть два бутерброда.
Мурка опасливо вылезла из машины. Под ногами захрустели мелкие камешки. На маленькой стоянке никого больше не было. Сыро пахло лесом, мокрыми камнями, водой — северным летом. Небо как будто стало ниже, тяжело прихлопнуло оставшийся в прошлом заречный пейзаж, потемнело. Наверно, будет дождь? Пока Янка доставала термос и припасы, а Швед возился с дорожным фотоаппаратом, Мурка подошла к белому штыку на постаменте и прочитала: «Памятник гидростроителям». Мимо проехал грузовик с карельскими номерами. Она, скучая, проследила его взглядом и заметила на обочине километровый столбик: на синей табличке цифра «1». Начало дороги. Она оглянулась: берег, с которого они приехали, показался таким обжитым и безопасным, что захотелось вернуться.
Ну уж нет. Спокойно. Надо все выяснить. И жить дальше.

Глава 8
Темный-темный лес

1
Речка широко шумела на перекатах. Зудел комар. Солнышко бледным привидением порой показывалось в сером слое сплошной облачности, но проткнуть его лучами было не в силах. Хотя при этом рассеянном, жемчужно-сером свете без резких рефлексов снимки получались глубокие, полные мрачных цветов северной природы: зелень ольхи, сырое серое дерево, почти черные ели, серебро плещущей воды.
— Так с отцом и не разговаривала больше ни разу? — спросил Швед, принимая из ее рук тяжелый объектив и укладывая в кейс. Уложил в соседний кейс камеру, все закрыл, набросил сверху пледик, закрыл багажник. — Я вот все думаю, а если б мне папаша так сказал: мол, все, не мой, вырос — и вали…
— Так не сказал же. Значит, был уверен в отцовстве.
— Еще как уверен. Я рыжий-то в него.
— А где он живет? Ты с ним общаешься?
— Звонок на Новый год и звонок на день рожденья.
— Значит, он в свое время для тебя другие слова нашел. Но такие же паршивые.
— Да никаких он не нашел. Понимаешь, он в принципе со мной никогда не говорил, — Швед невидяще уставился на деревянную церковь за заборчиком, окружавшим торчащие из густой травищи бедные деревенские памятники. — Я имею в виду, по-настоящему. Только правильные слова, только правильные поступки. Мне в детстве казалось, он из папье-маше. Пустой внутри… Говорящая пустота в фуражке. Знаешь, бывают такие — псевдопатриоты… Мамаев курган, Курская дуга, «Защищать Родину — долг каждого» и все такое — да как только из армии вышибли и он понял, как деньги зарабатывать, моментом в Канаду свалил. Теперь меня пытается учить дела делать… Роль, всегда роль, функция, а не человек, — он еще посмотрел на бедные бумажные цветы на металлических крестах и передернулся. — Может, я и пожалею, что чего-то он мне там недосказал, когда он помрет и во сне являться будет… Только вряд ли. Да ну его. Сапоги-то давай снимем, жарко!
— Страшно снимать, — однако Мурка переобулась в тапки и скорей полезла в машину, стараясь не смотреть в густую траву.
Полчаса назад, когда они подъехали к стоящей на берегу речушки деревянной шатровой церкви, про которую тут же на нарядном стенде было написано, что она чуть ли не семнадцатого века, местная бабка, проходившая мимо, окликнула их:
— Ребяты! А ребяты! Вы тут в тапочках своих в травишшу не лезьтё! Тута гадов тьма, бойтеся!
— Кого тьма? — побледнела Янка.
— Гадов, говорю! Ну, змёюк! — бабка каждую фразу отрубала ладонью в воздухе, смотрела требовательно. Она сама была, несмотря на жару, в старых резиновых сапогах, и в самом деле боялась за них, таких городских, таких нарядных и глупых. — Всегда много тут бывалочё на горке вот с речной стороны, но сёй год — тьфу, пропасть их! Гадюки, говорю, понёли? На днях тут женшшину с Питера, турыстку тож, ужалила гадюка — так пока с Подпорожья скорая приехала, у нее нога аж посинёмши вся… Без сапог в траву не лезьтё!
Янка молча залезла в машину и закрыла за собой дверцу.
— Ясно, — сказал Швед. — Серпентология — это не к Яночке.
— Тут же церковь, — удивилась Мурка. — Святое место вроде?
— Так у них тута подо храмом-та и гнездо, видать, — перекрестилась бабка. — Кто ж туда полезёт их изводить. Вота и расплодились. Да и траву-то косить некому!
— Какая ж это вера, если даже траву косить некому, — Мурка представила клубок ужасных змеиных тел в земляной тьме глубоко просевшего подполья, гнилушки, плесень и вонь под церковью, и ее затрясло. Скорей посмотрела вслед похромавшей дальше по своим делам бабке, а потом на деревянный крест высоко в сером небе. Окружающие темные могучие елки, впрочем, были куда выше. — Я думала, вокруг церкви ни чертей, ни гадов и духу быть не может.
Швед убил комара на шее:
— Так то про действующие, наверно… А это что — памятник зодчества. Так, снимать мы все же будем. Ищи в багажнике сапоги, зря, что ли, покупали?

После этой съемки сапоги они стали держать под рукой. Когда Швед снова завел вечное свое «давайте поедим, и кофе я тоже хочу», и они, кое-как отыскав съезд с асфальта, остановились перекусить, Янка даже в кустики не разрешила им идти без сапог. Мурка охотно послушалась: там у жутковатой «змеиной» церкви успела заметить в камнях у реки узорчатое серо-черное, жуткое толстое тело, уползающее в траву. Орать не стала — но испытанная жуть была такой острой, что ноги немели. И если вспомнить серо-черные тусклые узоры чешуи — немели снова. В джинсах и сапогах в самом деле было спокойнее. Да еще лес этот, высокий, темный — до неба… Отойдешь, и дорогу в пяти метрах уже не видно. Подпорожский район. С плотины через Свирь она успела заметить синие леса до горизонта — но осознала это только сейчас. И тут водятся звери и змеи.
— Сила инстинкта, — Швед вроде бы тоже что-то видел там у церкви в траве меж могил и у речки. — Одно успокаивает: укус гадюки не смертелен.
— Лето в больнице? — проворчала Янка, расставляя коробки и банки на капоте. — Еще говорят, это дико больно. Нет уж. Сапоги и джинсы.
— В джинсах в монастырь не пустят, — Мурка смотрела в телефоне карту. — Тут еще километров тридцать… Вроде. Непонятная какая-то дорога. Как тропа временами — пунктиром идет.
— И в палатке я спать не смогу, — передернулась Янка. — Вдруг заползет.
— Там деревенька какая-то, — Швед тоже изучал карту. — В километре от монастыря, но по другой дороге. У того же озера. Поехали туда, что ли? Там, может, домик снимем. Местные скажут, как оттуда к монастырю пройти… Кошка, ты матери звонила?
— Нет.
— Она что, не знает, что мы едем?
— Нет.
— …Ты что задумала?
— Бабка приняла меня за Ваську. Вдруг и мать примет? Вот тогда-то я все и спрошу. Чего ради она всей семье жизнь отравила. И отцу, и бабке, и нам с Васькой.
Швед и Янка переглянулись.
— А если тоже… Того?
— Она же не старуха.
— Жестоко, — подумав, сказала Янка. — Но ты вообще жестокая, правда, Мурлеточка? Ты вон и за бабку не очень-то переживала.
— Она бы и так долго не прожила. Старая и больная. Жалко, конечно, но… Чего переживать. Горе, в общем, да, но какое-то… Не полноразмерное, что ли. Жизнь ей была дана, так? Она ее как смогла, так и прожила. И жизнь была — долгая. Не то что у Васьки!
— Да ладно, Мурлетка, не расстраивайся. На самом-то деле тебе очень тяжело. И тогда, и, наверное, сейчас.
Тяжело? Нет. Скорей, страшно. Предчувствовать плохое она не умела и, конечно, жалела об этом. А вдруг что-то плохое впереди? За дар предвидеть плохое Мурка, пожалуй, отдала бы весь свой рисовальный талант вместе с японской бумагой и дорогущими красками. Если б он у нее был… Тогда ведь можно было б всех заранее спасать от бед. Тогда бы Васька был жив.
Нет, предчувствий никаких. Просто жутко, и все. И зачем они эту поездку затеяли? Разве с матерью и так не понятно? Нет, не понятно. Почему она никого не любила — разве что Ваську немножко? Но если любят — то берегут, заботятся. Она никого не берегла. Что они все ей плохого сделали? Может, это все из-за бабки? Бабка ненавидела мать, а мать стала ненавидеть бабку, а потом и ее сына — своего мужа, и ее внуков — их с Васькой? За то, что на бабку похожи? Ладно, это все страсти, а врать-то зачем? Бабку жалко. Отца жалко. Себя жалко: вот была бы бабка бабкой, научила бы немецкому, рассказывала бы сказки… Да и бабка с живой внучкой не ту жизнь бы прожила, чем с манекеном из «Детского мира». Уж тогда бы девочка Эля с безжалостными белыми глазами не мерещилась бы!
Ладно, бабкину судьбу не исправишь. Лишь бы не помнить ее всю жизнь как злобную паучиху. Лучше — как девочку Элю, с которой не удалось даже поговорить. Тогда будет не так страшно, а просто грустно.
А пока — жуть. Вокруг — тоже. Тут гадюки и страшный темный лес. Нет, чтоб куда-нибудь поюжнее, повеселее… Надо скорей повидать мать, все спросить и умчаться в город жить дальше. Город — понятен. Природа — пока не очень.
— Да все нормально. Просто мне здесь лес не нравится, — Мурка посмотрела вокруг, потому что в ясные и добрые Янкины глаза смотреть было стыдно.
Посмотрела — и снова ужаснулась: какой космический лес! Елки и сосны, исполинские, утыкающиеся черной хвоей в серое небо, стояли вокруг густо, вплотную к обочине. Ни кустарника, ни мелких деревьев под ними не было — такие громадины никому внизу не дадут выжить, все солнце сами сожрут и все вещества в почве. Этакая силища природы наводила жуть, и даже Швед рядом с серыми или буро-рыжими, в два обхвата могучими колоннами стволов казался гномиком.
— Да, мы тут — жалкие горожане, — Янка тоже смотрела на лес со страхом. — Я такого леса и не видела-то никогда. Жуть. Как в ужасной сказке. А эта дорожка — да прямо куда-то к Бабе-яге в Тридевятое царство.
Дорожка и впрямь вела в другой, не их, мир. Для этой остановки они свернули со старого, в выщерблинах и ямах асфальта на начало лесовозной грунтовки, уходящей в зеленую тьму под елками. Видно было, как в темном зеленом туннеле цепочкой поблескивают в колеях длинные лужи. Следы колес больших машин были давно заглажены дождями, кое-где сквозь них пробивались мелкие, как иголочки, бледно-зеленые травинки. Гулять по этой дороге не хотелось, нет. Даже от машины, большой и теплой, отходить не хотелось. Где-то далеко монотонно орала какая-то птица. Вдруг послышался скрип открываемой тяжелой двери — вздрогнул даже Швед.
— Ой, — побледнела Янка.
Скрип раздался снова, и стало понятно, что скрипит высоко над головами.
— Деревья скрипят, — объяснил Швед и пришлепнул комара на щеке. — Кажется, я в детстве такое слышал. Природа.
— Жутко, — сказала Мурка.
— Зато какая фактура, — Швед полез в багажник и вылез с фотоаппаратом. — Девки, дайте хоть фоны поснимаю… Зловещие какие… А мох-то, мох! Как борода у лешего!
С еловых веток, с сосновых сучков свисали бледные космы мха. Почти все нижние ветки деревьев облепил серо-зеленый чешуйчатый лишайник. Мурка зачем-то сунула руку в карман джинсов и сжала в кулаке рысий коготок. Здесь, среди леса, он почему-то ощущался в ладони маленьким, каким-то детским. Может, это рысенка коготь, а не взрослого животного? Она посмотрела вверх — где небо? Ветер чуть качал вершины, и ей на миг показалось, будто вверху лениво ворочается невидимый, огромный воздушный зверь — длинный-длинный, извивающийся, как червяк. На таких в небе, наверное, катается снежный маленький шаман с черными глазами-камешками…
— Ешь, — Янка сунула ей в руки бутерброд и кружку с чаем, и пришлось отпустить коготок в кармане. — Пока найдем эту деревню, пока договоримся, пока устроимся — столько времени пройдет, что термосы остынут.
Привычный вкус чая и хлеба с сыром вернул в реальность. Швед пофоткал елки в лишайнике для фонов, потом их — для «истории путешествия», и пришлось через силу храбриться и изображать улыбку, а потом фоткать Янку и Шведа. В кадре мрачный лес казался еще страшнее. Между тем Швед обратил внимание на еду — и повеселел, захрустел огурцом, смешно шевеля бородой. Янка любовно намазывала для него на городской еще хлеб паштет и пришлепывала красными кружочками помидора:
— Я что думаю: может, мне одной сначала в монастырь пойти с той бумажкой?
— Чего? — Швед перестал жевать.
— Как бы в разведку. Узнаю, как там и что. Мол, я паломница. Присмотрюсь, на мать Мурлеткину посмотрю… А! Котенок, а у тебя есть в телефоне ее фотки?
— Старые только. — Мурка вытащила телефон и долго листала галерею в прошлое, прежде чем нашла крупную фотку матери: позапрошлой зимой та стояла у окна, с кем-то разговаривая по телефону, и снежный свет так красиво падал ей на лицо, что Мурка не выдержала и сфоткала. А мать потом еще долго, опустив телефон, смотрела на снежные крыши, и глаза ее были как нарисованные, будто она не видела ничего, ни крыш, ни снега, ни серого неба над городом, ни двора-колодца. Слепые глаза: внутрь себя. Не сказать, чтоб она была эгоисткой, нет; просто не хотела замечать ничего, что нарушало шаткую конструкцию ее видения жизни. Тогда она впадала в визгливую ярость. Но на этой фотке она казалась даже красивой: — Теперь-то она другая. Здесь волосы крашеные, каштановые, а потом перестала красить, белесая стала, да еще платок носит. Узнаешь?
— Постараюсь. Скинь мне, — кивнула Янка. — Слушай, а как ее зовут?
— Сусанна.
Янка вздрогнула:
— Как?!
Мурка удивилась:
— Такое претенциозное имя советских времен. А фамилию она не меняла, отцову не брала. Она не Катцепрахт, она — Якова. Якова Сусанна Ивановна.
У Янки из рук выпала синяя крышка термоса и, расплескивая чай, упала на землю. Швед бросил бутерброд и подхватил покачнувшуюся Янку:
— Янка! Яночка, ты чего?
— Не, не, ничего, — жалко сказала Янка и, зажмурившись, скорей прислонилась к Шведу.
Тот крепко обнял ее:
— Да ты холодная какая и дрожишь, замерзла? Кошка, дай пледик!
Он, золотой и могучий, как Добрыня Никитич, ласково закутал Янку в плед, снова обнял, поцеловал в шею:
— А теперь говори, в чем дело.
Янка открыла бездонные, с громадными зрачками глаза и с тоской посмотрела на Мурку — как в темноту позвала:
— Да у меня маму тоже звали так: «Сусанна»…
— Не такое уж редкое имя в их поколении. — Мурка, успокаивая зачастившее сердце, подобрала крышку от термоса, ополоснула, вытерла и снова налила Янке чаю. — Попей горяченького, а?
— Давай. — Янка послушно приняла чай. В нежнейших объятиях пледа и большого доброго Шведа она быстро успокаивалась, глаза светлели. — Ну да, может, просто совпадение. Да, совпадение. Петербург — официально почти шесть миллионов населения, уж наверно, тут «Сусанна Ивановна» будет не одна… «Якова Сусанна Ивановна», — повторила она задумчиво. И задрожала. — Понимаешь, Мурлетка, у меня в свидетельстве о рождении точно такое же имя и стоит.
— Это еще ничего не значит, — торопливо сказал Швед. — Девки, не психуйте. И не мечтайте лишнего. Разберемся сначала.
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Сараи покосились, заборы кое-где упали. На некоторых домах провалилась крыши. Обочины густо заросли крапивой и мелкими деревцами, но проехать было можно. Домик на въезде в деревню был обитаемым, и тетка в галошах на босу ногу, загонявшая в ограду трех облезлых желтоглазых коз, скороговоркой протарахтела, что — да, ребяты, избу хоть снять можно, хоть, если какая пустая приглянется — так занять, без денег, мол, туристы обычно так и делают, но смотрите, чтобы крыша не протекала. И дальше по улице попадаются пустые дома с целыми стеклами, с дверями. Но лучше проехать до старосты — дом с синими воротами, и он уж сам укажет, где лучше приткнуться. А так-то да, мол, деревня еще живая: дачники даже есть. А козьего молока, ребяты, не купите? А укропу? А огуречиков малосольных, а?
«Огуречиков» они купили, и теперь Янка осторожно держала на коленях трехлитровую банку с изумрудно-зелеными, тесно упиханными меж чеснока и зонтиков укропа огурцами, которые пахли деревенским летом даже сквозь закрученную крышку. Швед не спеша вел тяжелую машину по узкой дороге, выплескивая широкими шинами прозрачную воду из мелких попадавшихся луж. Крапива шуршала по дверцам. Брошенные дома заросли травищей до черных провалов окон, жилые — были аккуратно окошены. Один такой, обитаемый, проплыл справа — за оградой из сетки-рабицы все выкошено под коврик; парники, грядки, детская желто-красная пластмассовая избушка, такая же яркая горка и возле песочника среди разбросанных игрушек — черный лабрадор, лениво приподнявший голову.
— И тут люди живут, — успокаивающе сказал Швед. — А что? Экологично. И молоко козье, говорят, полезное.
Обжитых домов, возле которых стояли машины, торчали полосатые тенты и яркие пластмассовые стулья, мелькали дети и собаки, копошились в грядках пенсионеры, попадалось все больше. Люди тут жили привольно, не теснились. Но брошенные почерневшие хибары с выбитыми стеклами, с просевшими крышами, заросшие дурниной, сорняками и серой ольхой, безмолвно стоявшие меж нарядных обжитых домовладений, наводили жуть. Все равно что гнилые зубы меж здоровых. Мурка старалась не смотреть в черные провалы окон, но взгляд все равно притягивало — а вдруг там кто-то есть и смотрит из тьмы?
— Я в такой брошенный дом не хочу, — тихо сказала Янка. — Ни за что.
— В такой я и сам не пойду. Плесень всякая, зараза, гнилье и все такое. — Швед остановил машину у синих ворот. — Ну, пойду договорюсь.
Он скинул кроксы, всунул ноги в подпихнутые Янкой сапоги, вышел из машины, постучал кованым кольцом. Загавкала собака, потом кто-то подошел, открыл, и Швед скрылся за калиткой, прорезанной в синих воротах. Ворота были добротные, высокие. И забор, тоже синий, на бетонных пасынках, тоже сплошной, высокий — не перелезешь. Без Шведа сделалось немножко не по себе. Янка открыла окно: влетели чистый, верхний шум леса, который виднелся близко за домами, чириканье, далекие детские выкрики — и прохладный, влажноватый лесной воздух. Янка повернулась к Мурке:
— А если правда?
Мурка поняла ее с полуслова: это про «Якову Сусанну Ивановну». Сказала:
— Тогда это, в общем, чудо, да? Янка, знаешь что? Я так хочу тебя обнять, но на переднее сиденье не полезу. Давай ты сюда перейдешь?
Янка быстро поставила банку с огурцами на пол, выскользнула из машины, бесшумно закрыла дверцу, села к Мурке и так же аккуратно и беззвучно закрыла заднюю дверь:
— Я почему-то тут боюсь шуметь… Иди сюда, — она ласково притянула к себе Мурку. — Котенок, но разве такие чудеса бывают на самом деле?
Мурка прислонилась лбом к ее нежной прохладной щеке, вдохнула нежный запах лимончика и счастья:
— Да ты и так с самого начала почему-то ведешь себя как старшая сестра. Если другие люди так покровительственно пробовали себя вести со мной, даже родители, я мгновенно устраивала бунт на корабле. А с тобой — как будто так всегда было, — чтоб не сказать слезливое и честное «Янка, я тебя люблю как сестру», Мурка нашла разумные резоны: — У тебя приятно учиться, тебя легко слушаться.
— Может, это правда инстинкты, голос крови, как говорят. — Янка отвела волосы с лица, достала телефон: — Подними-ка голову…
Она сделала снимок, открыла его, и обе пристально уставились в экран: большеглазые, правильные лица — нежное Янкино и полудетское, резкое Муркино.
— Глаза одинаковые, — прошептала Янка. — Только разного цвета.
— Это потому, что мы обе одинаково ошарашены перспективой. Да ладно тебе, Янк, не переживай так, — Мурка старалась говорить спокойно, но внутри у нее нервно и жалко дрожала какая-то сердечная струнка. — Помнишь, ты говорила, что родители и дети хотя бы нравиться друг другу должны? Так вот: и сестры в идеале должны быть подружками. А мы и так уже подружки.
— Когда мне было столько же, как тебе, у меня так же скулы выпирали — я все тогда худела-худела, титьки свои громадные ненавидела…
— Да не такие уж и громадные.
— Это я сейчас понимаю. А тогда мне казалось, они у меня на нос лезут.
— У меня вон их вообще почти что нет… Я другая. Хотя чем-то мы похожи, да, — согласилась Мурка и достала свой телефон, открыла ту зимнюю фотку матери. — И на нее вроде бы похожи обе… Но не так уж чтоб явно, один в один. Она будто из серого цемента раскрашенного… Ну ее. А вот Васька со мной был на одно лицо.
— Так он на сто процентов был тебе родной. А я — только на пятьдесят.
— И ты крупная, плавная, красивая, все как надо, а я-то кто — не мальчик, не девочка, тощая и резкая.
— Это все стрессы и подростковый гормональный фон. Слушай, Мурлетка, а как бы нам у нее вызнать правду?
— Я б на твоем месте пошла и прямо спросила, мол, ищешь мать, вот, всех женщин с таким именем проверяешь.
— А если она скажет: «Нет, что вы, девушка, с ума сошли, это не я»?
— В смысле если даже на самом деле «да»? Мне кажется, она может не признать. Если столько лет скрывала. И она вообще, знаешь, такая: «ха-ха, хи-хи», и все о ерунде, смех или ругань, а о важном — никогда. Да я с ней почти и не разговаривала. Мне никто не нужен был, только Васька.
— Если она в самом деле и моя тоже, значит, твой Васька и мне был братик… А я его и не видела никогда.
— Так нечестно, да, — Мурка не заревела, сдержалась. — А я вот еще что соображаю: она ушла от вас с отцом и пропала, как дверь закрыла. Исчезла и стала строить себе новую жизнь. Убежала от прошлого. Разве сейчас она не точно так же себя ведет? Захлопнула дверь в прошлое, живет своей какой-то религией, на меня ей плевать. Похожая модель поведения, верно?
Янка кивнула, но не успела ничего сказать — заскрипела синяя калитка, и оттуда вышел Швед с рогатым бензиновым триммером. В проеме калитки стоял крупный бородатый дед, похожий на переодетого в красную рубаху медведя, и жадно разглядывал машину и их с Янкой. Они обе испуганно кивнули, мол, «здравствуйте». Дед ухмыльнулся. Швед аккуратно поднял триммер и положил в багажник на крыше, пристегнул. Дед все старательно зырил внутрь машины — Мурке хотелось спрятаться за Янку — потом сказал Шведу, ухмыляясь в бороду:
— А ты, парень, я посмотрю, не тока богатырь, но и рыбак-та какой удачливый! Каких рыбок-та золотых наловимши-та, на погляденье просто! Красавицы! На снасть-та на каку ловишь?
— Неводом в синем море, — весело отшутился довольный Швед.
— Косяками, поди, идут, в невод-та? Русалки ишо не попадамши?
— А и попадется какая, общий язык найду, — кивнул Швед. — Так, значит, крайний дом?
— Да, у леса. Малины там пропасть… А ты приглядись, парень, младшая-та из твоих рыбонек — вылитая мавка!
— Кто вылитая? — Мурка испугалась.
Янка прижала ее к себе. Швед еще что-то сказал деду, наконец сел за руль и тронул машину с места. По дверцам опять зашуршала крапива.
— А, я читала, — вспомнила Янка. — Мавки — это вроде бы детеныши русалок… Или детки, которые умерли некрещеными. Девочки такие с зелеными или белыми волосами.
— То шаманка, то мавка, — передернулась Мурка. — Да что весь этот фольклор так ко мне липнет?
— Да что-то есть в тебе такое потому что. — Швед поймал ее взгляд в зеркало заднего вида. — Из тебя обычная человеческая самочка — все равно что из меня тестостероновый обалдуй. И ты, и Яночка, и я — мы с каким-то другим генетическим набором, что ли… Люди плюс.
— Ну, может быть, — рассеянно сказала Мурка. Сидеть вот так рядом с теплой Янкой само по себе было лекарством для сердца. Может, она правда настоящая сестра? Ведь может такое чудо случиться на самом деле? — Хотя вряд ли. Какой там плюс, скорее — минус, потому что у нас, наверно, в нервной системе защитного слоя толстого не хватает, вот мы и реагируем на все так остро, что нам надо все впечатления сублимировать. Перевести их в какую-то деятельность, в какой-то продукт. В творчество. Такой способ взаимодействия с реальностью. Через искусство. Ты фотаешь, я рисую, Янка искусство как таковое на атомы раскладывает. А обычный толстокожий человек — да его только прямые биологические потребности и пронять-то могут, тогда только и зашевелится: стейк, футбол и случка. А ваши нервы, мол, просто — стервы.
— Ну, зато эти простаки и с катушек моментом слетают при любом непонятном раздражителе, — хмыкнул Швед. — А ты — раздражитель, Кошка, потому что им непонятно, что ты за существо. Ты не лезешь в их картинку мира. Так что осторожней.
— Ну, вы с Янкой тоже раздражители — красивые уж непростительно да еще и ведете себя как особы королевской крови.
— Да, надо быть осторожнее, — вздохнула Янка. — Здесь не Питер. Ладно, наряжаться не буду…

До крайнего дома по узкой, в яминах и лужах дорожке ехать пришлось еще минут десять: промежутки между жилыми и брошенными домами, заросшие вперемешку березами с ольхой и одичавшими корявыми яблонями, становились все длиннее — видно, некоторые из брошенных хибарок совсем разрушились, ушли в землю, скрылись в разросшихся деревьях. Местами на дорогу выпирали кусты измельчавшей черной смородины, переродившегося, блеклого шиповника и лесной малины с крупными и яркими, как украшения, ягодами. Проехали еще один жилой дом, с цветниками и грядками, тщательно окошенный и внутри участка, и вдоль обочины, но на усадьбе никого не было видно, с качелей был снят тент, а окна закрыты желтенькими узорчатыми ставнями. Соседний, обросший крапивой, выглядел почти целым, наверно, хозяева в это лето еще не приезжали. Потом пошли руины в ольхе, кустах и крапиве — и вот с небольшого пригорка открылся вид на серенький, неухоженный, но вполне целый домик на фоне громадных рыжествольных сосен, возвышавшихся над густым малинником. Дом окружала молодая трава ростом повыше колена. Швед притормозил. Остановил машину.
— Ну смотрите, девки: вот и хоромы. Дед сказал, косили месяц назад. И две недели назад отсюда постояльцы уехали. Дом крепкий, говорит, хозяева сами-то в Австралию уехали, а гнездо продавать не хотят. Вот и разрешают, дед сказал, людям, не абы каким, конечно, останавливаться, мол, печки протопят, проветрят, все такое.
Дом хмуро, как обиженный, смотрел тусклыми окнами из-под щелястых наличников, на которых еще оставалась чешуя желто-зеленой краски. Из палисадника торчал громадный куст тигровых, почти коричневых лилий.
— И что, мы будем печки топить? — изумилась Янка. — Я не умею!
— Я тоже. Дед сказал, придет через часок, покажет, как… Так что, мои хорошие, как? Тут остановимся?
— Альтернатива есть? — спросила Мурка.
Дом-сирота наводил на нее неясную тоску. Понятно, что домик не возьмешь с собой в Австралию, да. Но дом до слез был похож на всеми забытую, покорную, покинутую на добрую волю людей старушку, которая пережила столько горя и бед, что безропотно принимает любые новые беды.
— Альтернатива — палатка вон на лужайке. Или в Подпорожье возвращаться, в гостиницу. Да ладно, девки. Дорога-то дальше идет, дед сказал, мимо озера — и туда, в соседнюю деревуху, куда нам и надо. А озеро хорошее, говорит. Даже на рыбалку звал.
— Пойдешь?
— Так любопытно же. Ну что? Идем? Вещи выгрузим — и купаться, а, девки?
— Хочу купаться, — выдохнула Мурка. — Идем тогда. Да, Янка?
— Холодно купаться… Да ну, нет, домик мне нравится, а купаться я что-то боюсь. Лесное озеро-то. Там коряги на дне.
— Ага, и водяные с русалками!
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Они отперли старинный навесной замок ключом на пестрой веревочке, вошли в душное пространство под низкие крашеные потолки. Раздернули скорей занавески, растворили скрипучие рамы в лишайнике старой белой краски, впустили зеленый, пахнущий лилиями воздух. В доме было чисто. Бревенчатые, гладенько обтесанные стены без следа обоев, никакого тряпья, даже половиков, только старая деревянная мебель: лавки, стол, стулья и большая русская печь. Даже кроватей не было, но Янка сказала, это к лучшему, и хозяева умные люди: оставлять всякие старые одеяла и матрацы — только плесень разводить. На кухне в шкафу остались две оббитых эмалированных кастрюли, стопка тарелок и вилки-ложки, тесно всунутые в старую банку, но им эта посуда была ни к чему, все нужное Янка собрала с собой. Швед нашел ведро и принес воды из дождевой бочки, и они быстренько, но по три раза — Янка настояла — вымыли полы в двух крохотных комнатенках и на кухоньке, один раз со средством для мытья автомобиля, мол, на всякий случай продезинфицируем. От этого средства в доме запахло городом, что слегка успокаивало. Перенесли вещи, на начисто отмытом столе расстелили веселую скатерть для пикников, поставили на нее банку с изумрудными огурцами, притащили сумки и новенькие спальники, и дом неохотно и неловко заулыбался, примирившись с их присутствием.
— Горожане, пуститё? — Стукнув два раза в косяк, вошел дед с литровой банкой молока в руках. — Девки, вота вам от моея хозяйки, забирайте… Да налейте хоть в каку каструлю холодной воды да туда и поставьте, а то теплынь… Ну, как устроились, довольны?
Мурке захотелось попятиться от него: уж больно он, кареглазый, сутулый, заросший бурым волосом, бородатый — смахивал на старого медведя.
— А где тут колодец поблизости? Есть? А то у нас воды мало осталось, да и та теплая.
— А есть, есть колодец, за баней, вон к лесу, тама жи́ла водяная у нас проходит, по всей деревне, вдоль леса.
— Тут и баня есть? — обрадовался Швед.
— Стопить хочешь? А что, можно и стопить, дак умеешь ли? Да пошли, парень, покажу, дело нехитрое, тока аккуратное…
— Сходи с ними за водой. — Янка сунула Мурке новенькое пластмассовое ведерко. — Я пока стол накрою. Хорошо, что я чайничек прихватила, а то тут и на чем готовить-то непонятно, не на печке же…
Снаружи, торопясь за мужчинами по едва заметной в траве тропке, Мурка заметила, что серый день давно перешел во вторую половину. Значит, сегодня они в монастырь уже не пойдут, а будут гулять, сходят к озеру, может, соберут малинки. Лето. Простое деревенское северное лето. Небывалый опыт. Что, Швед правда собирается баню топить? А почему бы нет? Он столько рулил, устал. Хочет баню — пусть будет ему баня. В гостях на дачах Мурка бывала в баньке, это весело. Дико жарко. И еще нужны веники. Вон, с березы наломать…
— А что, туристы сюда часто приезжают? — у бани спросил деда Швед.
— Да не так чтоб очень, места-то у нас глухие. — Дед взялся за ручку двери, но не спешил открывать. — Но кто природу-та любит, да охотники по осени, да краеведы всякие — те, да, наезжают. Эти еще, шпана с металлоискателями, шарят все, шарят, ямки роют… Тута в округе тьма деревень и вовсе брошеных. От некоторых и следа не осталося. А кое-где все еще печи торчат из крапивы.
— А почему брошеные?
— Да так… Така история державы, что тут скажешь. Поуезжали на стройки коммунизма, кто сам, а кто под вохрой… Да и возвращаться некому стало. А жить-та тут сейчас совсем нечем. Работы никакой. Мы вон здеся в деревеньке — все или пенсионеры, или городские дачники. Живем, потому что сюда дорога хоть плохонька, а есть. Мне сын карту тыща девятьсот тридцать восьмого года привез, так тогда тута вокруг — сотни деревень были. У каждого озерка. Уж и поля березой и сосняком заросши, не узнать, а деревни — ну, камни от фундаментов разве что, да кирпичи битые, да крапива. Крапива любит, где дерева гнилого в земле много, долго после людей в таких углах держится. Меня, бывалоча, дедуня за грибами когда водил с собой, места эти показывал, говорил все: вот тута кум жил, деревня Юксельга, а тута где-то на горочке кладбище ихнее было, там прабабка твоя похоронена, запоминай. Да как все упомнить… А ты, говоришь, фотограф?
— Да, церкви старые хочу поснимать, деревянное зодчество, ну и так, пейзажи.
— Да где теперь те церквы… Что уцелели — так-то надо к большим озерам ехать, Вачозеро, Пидьмозеро или выше, к Карелии уж, или на тот берег, за Свирь — и на Вологду.
— Это далеко… А у вас тут есть что поблизости?
— Согинцы-то, с деревянной церквой, вы, ясно, проезжали, — забыв про баню, кивнул дед и ткнул рукой в сторону уходящей в лес дороги: — А тут вона… Ну, вот в соседней деревне, за болотом, на том берегу озера, есть церква разрушенная, кирпичная, царских ишо времен. Тока тебя в нее, парень, дак тамошние бабы не пустют, да и ты туда на своем рыдване тяжелом не проедешь, болото не даст. Если ехать, то обратно надо на шоссе и оттудова заезжать.
— А пешком далеко? — спросила Мурка.
— Да не, наши бабы туда бегают монашкам ягоду продавать… Так, минут сорок скорого ходу, тока вдоль болота надо осторожно — топко.
— А медведи ходят там?
— Ну, медведи болото в таку жару любят, — усмехнулся дед. — Да что медведи, они знают, кто их тронет, а кто — нет. Ты, милая, мимо медведя в метре пройти можешь и не узнаешь никогда, что он тута лежал.
— А вы сами чем-то на медведя похожи, — улыбнулась Мурка.
Дед поперхнулся. Потом с достоинством ответил:
— Дак родня, чё поделашь… — И добродушно жмурясь, улыбнулся оторопевшей Мурке: — Косолапов я. Тебе — дядя Миша Косолапов.
— А что, там, говорите, монастырь есть? — Швед кивнул в сторону дороги к озеру и болоту.
— Вроде есть, — хмыкнул дед. — Церкву разрушенную и пару домов забором прям до воды огородили, вагончиков там ишо об берег понаставили, вот и весь монастырь. Мужиков внутрь не пускают. Наши бабы говорят, там этих… а, насельниц, не так и много. Но все к ним на машинах туда-сюда какие-то ишо бабы ездют и ездют. А попов наши никто не видел ишо; ну, говорят, это потому, что церква неосвященная, вот когда монашки там кирпич битый в церкве разберут, вычистют все, тогда, может, и попа привезут и освятят. Но чё-то оне не быстро кирпич этот разбирают. Уж года три, что ли… Ох! — спохватился он. — А баню-та! Пошли, покажу… А ты, девчушка, иди — вон колодец-та, прямо. Свое ведро не суй, тока то, что там лежит: гигиена! Там водичка ключевая, чистая, поняла?
Колодец оказался неожиданно крепким, прибранным, с крышей из досок и рубероида. Сдвинув со сруба тяжелую крышку, Мурка увидела внизу черную-черную воду и свое в ней отражение — серебристая голова и провалы глаз. Почему-то это было жутко, хотя девчонка там в воде не была похожа ни на Ваську, ни на девочку Элю. Но она смотрела из черной воды, как с изнанки мира, и, казалось, знала что-то, чего еще не знала сама Мурка.
— Эй, девка, — окликнул ее подошедший с ведрами дед. — Ты чего это? Ты смотри, на ту сторону не засматривайся!
За дедом шел Швед, тоже с ведрами. Дед научил их обоих, как бросать опрокинутое колодезное ведро в воду, чтоб проще зачерпнуть воды, как ловчее перебирать цепочку, вытаскивая его, и, набрав воды, Мурка пошла со своим нарядным ведерком к дому, к Янке. Почему-то повернуться спиной к колодцу — вернее, к совсем близкому темному лесу за ним, за густыми кустами смородины и малины — было страшновато. Она шла и буквально чуяла чей-то взгляд, утыкавшийся ей в голую, сразу озябшую шею. Не выдержала, оглянулась: Швед с дедом Косолаповым перли в баню ведра с водой, и до нее долетели обрывки фраз про удочки, червей, донки и закидушки. В лесу, за колодцем, конечно, никого не было. Но ей показалось, что кусты шевелятся так, будто там вдоль леса крадется кто-то низенький. Морозом ожгло спину. Тьфу. Кажется. Нет тут никого, кроме медведей!

В доме, где возилась, накрывая на стол, Янка, показалось тепло и уютно. Натаскав воды и затопив баню, пришли Швед с дедом, и тот велел и в доме печку протопить, мол, не, жарко не будет, а просто влажность застоялась после дождей на прошлой неделе, и печь ее выгонит. Суше спать будет, приятней. Всего-то охапочку дров-то и надо. Он ловко открыл вьюшку, накидал в печь щепок, растопки и дров, поджег с одной спички, и внутри печи уютно загудело, затрещали дрова. Мурка присела рядом с дедом, заглядывая в топку: дрова там будто радовались сгорать и превращаться в жар.
— Что, девчоночка, никогда небось не видела, как печку топят?
— Нет. А в сказке-то Емеля на печке спал, что, и тут на печке спать можно?
— А вот протопим, кирпич прогреется, так и, лето дак, до утра не остынет. Спи себе на здоровье, грейся. Печка, кстати, по нашим поверьям-та, самое святое, самое безопасное место в доме. Ее и ангелы, и предки оберегают, никаким бесам на печку хода нет.
— Так тут и домовой, наверно, есть? — шутливо спросила Янка.
— Под печкой живет, — на полном серьезе кивнул дед. — Затосковал один, поди, старый, а вы приехали, так радуется небось… А семья-та тут хорошая жила, да тока все поразъехались. Сын-та хозяйский, кому бы тута и хозяевать, дак уехал аж на тот бок глобуса. Дальше уж и уехать нельзя, все в обратно будет получаться. А дом стоит, стоит…
— Пойдемте с нами чай пить, — пригласила Янка.
— Спасибо, хозяйка, да мне бы не чай, а в чай — я «пуншик» люблю, спасу нет. А?

Дед Косолапов, шмыгая и философствуя, неспешно уговорил два стакана «пуншика», деликатно съел сырку-колбаски, договорился с довольным, как пацан на каникулах, Шведом насчет «на зорьке зайду с удочками» и отбыл к себе, мол, бабка заждалась. Швед, перекусив, снял с машины триммер и с треском, синим бензиновым дымом и явным удовольствием принялся окашивать дом, временами бросая триммер и в тишине мчась в баню подкидывать в печку дрова и куда-то там доливать воду. А Мурка с Янкой, увлекшись крестьянским уютом, постелили у печки спальник и куртки, устроились бок о бок и тоже подбрасывали дровишки в печку. О том, что будет завтра, думать не хотелось.

Перед баней они все-таки, по пути собирая малину, сходили к близкому озеру. Оно показалось бескрайним, серо-серебряным. Тихонько, оставляя на воде тающие, нежные шелковые круги, плескались рыбки, летали зеленые крупные и мелкие черные стрекозы. Но погода стояла серая, пасмурная, и, хотя вода, как сказал побродивший по воде босиком Швед, «вполне даже теплая», купаться не хотелось. А по Янке, которая даже и к воде не подошла, явно было видно, что она озера, хотя и молчит, очень боится: бледная, в курточку беленькую кутается и глаза перепуганные и невидящие, как чайные ложки… Зато они объелись малиной и еще набрали ее с собой «на вечер к чаю» половину пятилитрового ведерка. Потом совсем завечерело, налетели комары, проорала какая-то истеричная птица в лесу, ей зловеще отозвалось эхо — и они скорей заторопились «домой». Приятно было идти сквозь серый вечер и знать, что в доме натоплено и уютно, да еще и банька ждет, жаркая-жаркая, и там Швед перед уходом к озеру замочил в кипятке Муркой и Янкой наломанные и связанные свежие веники.
— Как в сказке, — Янка улыбалась. — Хорошо, что мы сюда приехали. А то жили бы себе и жили своей городской жизнью, и не знали бы, что такое место есть.
В бане от жару и густого березового запаха стало весело. Мурке хватило одного шлепка обжигающим веником, чтоб она вылетела вон, но потом пришлось помогать Янке отпарить Шведа — тот, оказалось, в вениках понимал и, разлегшись на черном полке, командовал, как его парить, и кряхтел от счастья. Потом вдруг соскочил с полка, весь в листьях, помчался наружу к дождевой бочке, схватил ведро и раз пять облился. Облил Янку и Мурку — взвизгнув, Мурка помчалась в баню греться. Вся эта возня под тусклыми желтыми лампочками, в тесноте старой бани — с паром, вениками, мытьем в старых эмалированных тазах, с поеданием малины горстями из ведерка в прохладном предбаннике — затянулась надолго. Особенно мытье длинных Янкиных волос. Наконец Янка скомандовала:
— Ну все, одеваться!
Швед остался мыться, плескался, мурчал что-то за стенкой, а они с Янкой, доедая малину, неспешно вытирались горячими чистыми полотенцами, надевали платьица и куртки.
— Пойдем уже, чайник поставим, — Янка одну за другой сунула красивые ножки в белых носочках в красные нарядные сапоги и толкнула наружную дверь. — Ой… Темнотища-то какая…
Снаружи стоял полный, абсолютный, влажный от росы мрак. Ни огонька, ни звука. Будто от земли до неба весь мир залили черной как сажа краской. Света из двери бани хватало на маленький желтоватый коврик на траве, и все. Потом — тьма.
Мурка тоже впрыгнула в сапоги, скорей вытащила телефон и включила фонарик. Пальцы слегка тряслись: мало ли, какие там медведи во мраке-то…
Жалкий лучик осветил сизую от росы траву, брошенные пустые ведра, кусты смородины с черными мокрыми ягодами. Дальше, чем на пару метров, лучика не хватало — таял в синеватом туманце. Пахло ночью и сырой скошенной травой.
— Нет, — сказала Янка. — Я без Шведа не пойду. Темно. Там волки. И Баба-яга.
И быстро закрыла дверь.
Шведу тоже темнота не понравилась, но он храбрился и их с Янкой обсмеял. Освещая дорожку тремя телефонами, они добрались до дома, скорей включили свет на крыльце — и страх немножечко отступил. Мурка сама себе не могла бы объяснить, чего так боится. Всего леса сразу, что ли? Темноты? Медведей? Вообще всей этой жутковатой, всеобъемлющей, равнодушной стихии, которую люди называют природой?
— Просто мы — городские, — в который раз объяснила Янка. — Без фонарей на столбах жить не можем. Ладно, котенок, развесь полотенца на веранде, там веревки есть, я видела, а я пойду чайник ставить…
На старой щелястой, с кривым полом, с мелкой расстекловкой в рамах окон верандочке они не прибирались. Тут было сорно, в углу валялся какой-то хозяйский хлам, стояли пыльные дощатые ящики. Лампочка едва светила. Квадратные стеклышки окон в облезлых рамах залил мрак, будто снаружи прилепили черную бумагу. Уныло свистел сквознячок. Стараясь не смотреть на окна, Мурка быстро развесила три полотенца, постиранное белье, мокрые мочалки. С мочалок тупо и громко закапало по полу. Подобрав из угла с хламом грязную, в земле, старую большую миску, она подставила ее под капли, чтобы дом не сердился, что капают на пол. За окном что-то промелькнуло. Что-то серое. Эля?! Мурка не стала всматриваться — бросила пакеты из-под вещей на пол и шмыгнула в дом, в яркий свет, тепло и бархатный рокоток Шведа:
— …правда как будто на каникулы приехали. Кошка, а тебе как, нравится?
— Темнота не нравится. Чур, я сплю на печке. Дядя Миша Косолапов сказал, что туда злым силам ходу нет.
Янка посмотрела на нее, потом на черные стеклянные щели меж занавесками, встала и заглянула на печку:
— Так нам тут всем троим места хватит… Тут тепло… Швед! Не смей ржать! Я же знаю свою нервную систему! Пусть спит на теплой печке и не истерит. Желательно с большим и страшным тобой под боком.
На горячие кирпичи они расстелили сложенную палатку, спальники, куртки — и получилось уютное гнездо. Попить водички, съесть пол-яблока, телефон на зарядку и скорей спать — глаза слипались. Мурка залезла к стенке, чтоб задремать при свете, под шепот Янки и Шведа — тот бы за одно только яблоко на ужин очень обиделся, и Янка под горячий чай скармливала ему остатки городской колбасы с хлебушком. Мурка закрыла глаза. Ровное печное тепло прошло сквозь спальник, расслабило уставшее от дороги и прогретое банькой тело. Чем не блаженство? Ваське тоже и баня, и печка понравились бы. Все спокойно. Но какой-то из нижних слоев сознания не собирался забывать, какая тьма снаружи, и слушал, слушал, слушал: что там, за не очень-то и толстой бревенчатой стеной? Но тут Мурка сообразила, что стена, возле которой она вытянулась, — внутренняя перегородка, за которой пустая комната с окном в сторону леса.
— А мы все-все окна закрыли на шпингалеты? — спохватилась она. — А дверь заперли? Крепко?
— Закрыли-закрыли. — К ней залезла Янка и сунула что-то мягкое под голову: — На, тебе Швед из машины твою дорожную подушечку принес… Спи.
Да о ней родители так не заботились! Сквозь дрему она слышала, как, шурша, устроилась Янка, как залез ворчащий обо всяких глупых страхах Швед — но она-то, насмотревшись его работ со страшноватыми мистическими пространствами, с жуткими персонажами, точно знала, кто тут, кроме нее и нежной Янки, боится темноты. Как хорошо, что никто из них не остался ночевать на холодном полу, и что все они на теплой печке, как на волшебном кораблике, и что можно спать и ничего не бояться… Потому что в той пустой комнате за бревенчатой перегородкой сидит на полу у стены невидимый Васька и внимательно смотрит в заоконную тьму. И если оттуда придет серая Эля, он ее пожалеет. Но не пустит. А если придут чудовища, Васька их прогонит.
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Ей показалось, что уснула она лишь на миг — а в комнате уже стало светло и серо: скоро рассвет. Швед копошился, собираясь на рыбалку, а Янка шуршала, готовя ему с собой бутербродики, потом забулькал кипяток в термос… Ура, время мрака закончилось, скоро день. Спать не страшно.
Когда Мурка проснулась снова, дом заливало рыжее раннее солнце. В окно вплывал птичий щебет и свежий, тонкий запах лилий и мокрой травы. Янки рядом не было, и Мурке почему-то подумалось, что всякие страшные дела случаются не только во мраке ночи. В конце концов, Васька погиб в середине дня, бабка — тоже… Она одернула себя: нечего о плохом думать. И Швед карасей наловит, а лодку не перевернет, и у Янки все будет в порядке. Где же она? Мурка потянулась и свесилась с печки: никого, только квадраты солнца на полу. Она переползла через скомканные пледы и спальники и спустилась вниз, на холодный пол. Ну, хоть в квадратах солнца пол был тепленький. Взяла телефон: семь утра. Спать бы еще да спать… У дверей сунув ноги в сапоги, она вышла на веранду, потом на крылечко: Янка сидела, кутаясь в рыжую толстовку Шведа — но явно не грелась на солнышке, а к чему-то напряженно прислушивалась.
— Привет, — шепотом, чтоб не мешать ей слушать, сказала Мурка. — Ты чего?
— Тс-с… Слушай. Пищит кто-то.
Мурка одернула измятое, еще хранившее сонное тепло платьишко и бесшумно села рядом с ней на скрипнувшую ступеньку, прислушалась: только птицы да высокий, ленивый шум ветра в верхушках сосен. Еще послушала: ну, малинник шуршит. И ветер в соснах. Хотелось в кустики за дом, но у Янки было испуганное лицо, и Мурка забеспокоилась:
— Ну, может, мышка какая-нибудь? Зверечек мелкий?
— Не, на кошку похоже… Или… Или на ребенка… Вот! Слышишь?
Писк послышался откуда-то из малинника. А то и дальше.
— Что-то слышу. Кошка вроде.
— А если нет? — странно посмотрела Янка.
— Дитё? В малине? — изумилась Мурка. — Да ну тебя. Кошка там ходит, кота зовет. Неужели не узнаешь?
Мяуканье правда было странноватым. Но вполне себе кошачьим, настойчивым и жалким. То на один ноющий слог, то на несколько. Мурка встала и позвала:
— Кис-кис-кис! Кисенька! Иди сюда!
Мяуканье стихло. Мурка подождала, пожала плечами и пошла за дом в кустики, собирая на сапоги густую сверкающую росу. За домом в теньке было холодновато и мрачно, поэтому далеко она не пошла, струсила. Присела у кучи скошенной травы, зажурчала. Замерзла. Показалось, что кто-то со стороны леса или из соседских руин в кустах подглядывает и ухмыляется. Мурка вскочила и, одергивая подол, скорей пошла на солнышко к Янке:
— Ну что? Мяучит?
— Тихонько только… И мне кажется, что не мяучит, а пищит. Может… Может, это все-таки не кошка? Ты ж позвала, а она не пришла?
Мурка еще покискала. Мяуканье опять затихло.
— Ну, вот видишь, — нервно сказала Янка. — Кошки к тебе не то что на кис-кис, они к тебе так, сами как ненормальные лезут, а тут — нейдет. Значит, не кошка! Пойдем, посмотрим?
— Ну, пойдем, — неохотно согласилась Мурка. Плевать на кошку, у кошки свои дела, вопли по делу и без, а вот Янку жалко. Что-то она сама на себя не похожа. — Надо одеться только, а то обдеремся все в этой малине…
Влезая в джинсы, она поправляла карманы — и наткнулась на рысий коготок. И, чтобы не было так страшно, скорей надела на шею и спрятала под футболку. Показалось, что шаман Ангакок усмехнулся где-то далеко-далеко на севере, а снежный мальчик проснулся и повел вокруг черными каменными глазами — вот-вот увидит! А ну и пусть, ей, городской дурочке, сейчас, в диких лесах Подпорожья, точно нужен присмотр. Но эти черные камешки глаз… Мурка невольно съежилась: а ну-ка, воображение на привязь! На цепь, на строгий ошейник! Нечего тут за нервы хватать! И тут почудилось, что серая невидимая Эля где-то поблизости одобрительно кивнула. Она за дисциплину, ага. Пионерка. Вот только где она, девочка Эля, сама? Нет ее, короче. Хватит воображать.
Углубившись в малинник по промятому вчера ходу, стараясь не шуршать, они с Янкой двинулись вглубь, раздвигая тяжелые мокрые ветки и крапиву. Рукава и штанины жадно впитывали ледяную росу, противно липли к телу, по спине скользким ужиком ерзал страх. Громко каркнув, со старой корявой яблони за забором сорвалась ворона и, тяжело и будто с досадой махая крыльями, полетела в лес. Противная птица, зловещая. Чтоб не было так нервно, Мурка начала срывать ягоды и бросать в рот. Они почти не имели вкуса. Ноги немели под коленками. Мяуканье слышалось все ближе. Котенок, не кошка? Слабое какое-то, странное мяуканье — на миг она даже услышала в этой тоненькой жалобе не писк, а детский плач. Так совсем маленькие детки пищат, новорожденные… Малинник внезапно оборвался: неглубокая канава, за ней — черный, сырой от росы забор, дальше — темный, теневой стороной, лес. Писк раздавался из канавы. Янка вдруг глухо вскрикнула:
— А!
В канаве лежал младенец. Он пищал и шевелился.
Только спустя долгий-долгий миг сквозь зелень и красные малинки в глазах Мурка разглядела, что это не настоящий ребенок, а старая кукла. Пупс в рваной одежке, которую теребит слабый ветерок, выцветший, с вывернутыми ручками и ножками, заплесневевший и безглазый. В канаве полно было мусора, битой посуды, мятого железа и кирпичной крошки. Писк-мяуканье раздался снова, и Мурка разглядела мокрого, худого котенка, который силился высвободить лапку из щели меж планок старого ящика.
— Сейчас я тебя вытащу, — пообещала она и стала смотреть, как бы половчее слезть в эту помойку.
— Куклу тоже вытащи, — полушепотом сказала Янка.
— На кой? — оглянулась Мурка.
По щекам Янки потоком лились слезы. Ручьем. Мурка думала — так только в книжках пишут — «слезы ручьем». Но вот лились же. И сверкали на солнце. И сама Янка, жутко бледная, выглядела несчастной, насквозь промокшей от слез — на самом-то деле от росы. Горе-то какое… Да пожалуйста, хоть этого пупса вытащить, хоть клад в помойке поискать — только не плачь так.
Мурка слезла вниз, стараясь не наступать на битое стекло. Пупса голыми руками трогать было немыслимо. Вблизи он еще больше был похож на труп младенца — вот бы Швед порадовался такой находке для постановочных жутких фоток. Надо от него спрятать, а то правда затеет фотосессию. Котенок опять запищал, задергал лапку.
— Сейчас… — сказала ему Мурка. — Спасу, не хнычь. Вот только… — она сломила сухой и жесткий прошлогодний прут малины, подцепила им пупса за тряпье и, отлепив от грязи и плесени, перебросила к Янкиным сапогам.
Янка схватила пупса, прижала к себе, марая плесенью и грязью рыжую Шведову толстовку, развернулась и умчалась сквозь малину к дому. Мурка обалдела. Котенок пискнул — вроде бы тоже обалдело. Пожав плечами, Мурка присела к нему, одной рукой нежно взяла за шкирку, другой высвободила лапку из гнилых дощечек и подхватила снизу. Мокрый, невесомый. Дрожь и хрупкие косточки в тонкой мокрой шкурке. Мурка прижала его к себе и полезла вверх из канавы:
— Сейчас, сейчас, ты, маленький придурок. Как тебя в эту помойку занесло? Сейчас, высушу тебя, согрею, и еще у нас там молоко есть…
От котенка воняло, а значит, его надо помыть. В бане с вечера оставалось полно еще кипятка в котле, сгодится… А Янка-то как же? Что с ней? Добежав до бани, она сунула котенка в предбанник и велела:
— Сиди и жди! Сейчас помою и накормлю! Жди, понял?
Он согласно муркнул и понуро устроился, поджав лапки и дрожа, в солнечном пятнышке на полу. Знал, что люди важнее котят. Мурка крепко закрыла дверь и помчалась к Янке. Та возилась у дождевой бочки, наливая в старый таз сверкающую на солнце воду. В тазу лежал пупс, а Шведова толстовка валялась на траве. Выглядела Янка нормально, как человек, занятый важным делом. Мурка постояла, вернулась в баню, сказала котенку: «Молодец, жди», набрала полведра горячей еще воды, прихватила жидкое мыло и ничейную щетку, валявшуюся под лавкой, отнесла к Янке:
— Я не знаю, зачем ты это делаешь. Но я тебе помогу. Потом. Сейчас давай пупса в мыле и горячей воде замочим, пусть с него грязь отмокнет. А мы с тобой пойдем пока котенка мыть, сушить и кормить. Потому что он живой и плачет. А это — просто дохлая кукла.
Янка покорно кивнула, безвольно свесив руки вдоль тела. Что-то с ней было все же не так. Мурка залила пупса мылом и горячей водой, взяла Янку за руку и повела к бане. Увидев котенка, Янка опять заплакала:
— Маленький какой!
— А что реветь-то из-за этого? — изумилась Мурка. — Вырастет. Если повезет, конечно. Давай вон, иди в оба таза воду наливай…
Через полчаса подсохший котенок — отмытый, он оказался светленьким, палевым, с белым животиком, — сожравший три столовых ложки печеночного паштета и уснувший тут же, мордой в блюдце, был осторожно перенесен Муркой на печку и устроен в гнезде из полотенца и куртки. Лапка у него немного опухла, но косточки были целы. Выглядел он тощим, но здоровым, и волноваться больше не стоило. Волноваться надо было за Янку, которая вдруг тихо спросила:
— Ты видела тут где-нибудь лопату?
— В прихожей стоит. За граблями. Зачем тебе?
— Погоди…
Янка поднялась, вышла на веранду, сняла с веревки свое розовое полотенце и спустилась с крыльца к дождевой бочке. Там на лавке в тазу, в грязной мыльной воде ждал пупс. Янка налила на щетку еще жидкого мыла и принялась оттирать жалкое пластиковое тельце. Мурка пожала плечами и притащила ей еще полведра горячей воды — все остальное надо приберечь, чтоб отмыть потом саму Янку и постирать Шведову фуфайку.
Капая в грязную воду слезами, Янка мыла и мыла пупса. Пластик его тельца от времени побелел, стал рыхловатым. Отмыв, Янка вытерла его чистой стороной Шведовой толстовки, потом расстелила на крыльце розовое полотенце, перенесла туда пупса и осторожно, шепча что-то, принялась заворачивать, как младенца в пеленки — но почему-то с головой, не оставляя снаружи безглазого белого личика. Оставила его так лежать, взяла с веранды лопату и пошла в палисадник. Там стала копать ямку возле куста тигровых лилий. Мурка вдруг осознала, что ее саму колотит. Так, что зубы постукивают.
Через десять минут пупс был захоронен. Укрыт зеленым дерновым одеяльцем. Мурка опять взяла полуживую Янку за руку и отвела в баню:
— Мойся.
Сама вернулась, убрала лопату на место, сполоснула таз и замочила Шведову толстовку, потерла, пополоскала, опять замочила. Из бани — ни звука. Бросив стирку, Мурка бросилась туда: Янка сидела в предбаннике, явно не шевельнувшись после ее ухода, и опять плакала. Мурка села рядом и обняла ее:
— Яна. Яночка. Ты мне объяснишь? Ты мне расскажешь?
Янка всхлипнула и сказала:
— Меня папа ремнем лупил за это… Ну, за то, что я хороню кукол. А потом и вовсе перестал их покупать. Но я, если их находила, ну, ничейных, выкинутых, все равно хоронила… Жалко же… Но на самом деле… Это не игра была.
Мурка затаила дыхание и зачем-то схватилась за коготок на шее. Янка судорожно вздохнула и попросила:
— Ты только никому не говори… Помнишь, я обещала рассказать про сестричку?
— Конечно, помню, — Мурка как сейчас вспомнила тесную примерочную и короткие обмолвки Янки. Отпустила коготь и покрепче обняла Янку. — Ты что-то ужасное помнишь из детства?
— Да. Вот слушай… Помню, мать осенью зачем-то повезла меня на дачу. Голые деревья, пустые дома. Мать была толстая, неуклюжая, ей было трудно нагибаться и топить печку… Мы там зачем-то прожили несколько дней, и каша на воде была такая невкусная, что я ею давилась, а мать меня била. И еще весь хлеб от сырости заплесневел. Потом у матери заболел живот. Болел и болел. Она вынула какие-то таблетки из сумки, но не сама стала пить, а дала мне полтаблетки, сказала, что так надо. Снотворное, наверно, потому что я выпила и потом не могла голову оторвать от сырой подушки. От окна дуло, и я мерзла, все время просыпалась, но не могла шевельнуться… Я помню обрывки: день, серый свет, а мать, тяжелая такая, ходит и ходит по комнате, пол скрипит, а она подвывает… Вечер, темно за окнами: она стоит на четвереньках на мокром черном полу и качается… А ночью… — Янку заколотило, и Мурка обняла ее крепче: — Я глаза открыла и вижу, что на полу лежит какая-то грязненькая, голенькая крошечная девочка и шевелит ножками и ручками. У нее выпяченный такой, дрожащий животик и на нем что-то сизое болтается, как будто червяк из животика вылез… Живая, ей холодно на мокром полу… А от двери дует. Девочка разевает ротик и чуть слышно пищит. Я хочу встать, забрать ее, но на меня будто навалилось что-то тяжелое. А мать приносит громадную подушку и придавливает ею эту голенькую девочку. Прямо коленками встает на подушку. И плачет, но лицо у нее как из камня… А мне снится, что это меня придавили. Потом, утром… Утром я уже могла встать и подсматривала в окошко, как мать копает глубокую ямку под сиренью и потом осторожно кладет туда какую-то закутанную с головой куколку, я еще подумала, откуда тут на даче мой городской пупс… А потом вспомнила про девочку на полу и про подушку. А мать закопала, все заровняла, воткнула в землю какие-то цветочные луковицы… Вернулась в дом — я притворилась, что сплю. А она растолкала и заставила еще полтаблетки выпить… И я опять уснула. — Янка жалобно посмотрела Мурке в глаза. — Мне иногда кажется, что я все еще сплю и смотрю этот сон про девочку-куклу…

Глава 9
Болото

1
Зудел гнус, лез в уши и глаза. Полуденное солнце прожаривало лес насквозь. Вернее, тушило на пару́: влажность, сказал Швед, отмахиваясь от комаров, как в джунглях. Ни мошка, ни комары, ни прочий гнус этого солнца не боялись. И ветерка ничуть — ни дуновения… Мурка, убирая волосы с потного лба, удивлялась, каким тяжелым и уставшим вдруг сделалось тело, которое обычно она на себе вообще не чувствовала. Только надо идти и идти… Наконец дорога через лес об край болота привела их на другую сторону озера. И оказалось, что деревни жилой тут никакой нет, только брошенные, догнивающие коробки домов с проваленными крышами, полускрытые в зарослях сорных деревьев. На пригорке у озера стоял монастырь или то, что так называлось. Все хозяйство было скрыто за очень высоким, сплошным забором, с одной стороны вплотную примыкавшим к кирпичному, со следами серой известки остову невысокой церкви, а с другой — подступавшим к самой воде. И даже из воды торчало несколько метров ржавой решетки. Куполов на церкви не было; из одного полуразвалившегося барабана росла тонкая кривая березка.
Швед, Янка и Мурка, по колено вымазанные в болотной грязи, искусанные комарами и мошкой, стояли в кустах на опушке и, как партизаны в засаде, исследовали пути подхода к обители. Янка была холодная, жесткая и решительная, как стальная сабля. Швед, который не знал ничего про новорожденных сестричек и ямки в палисадниках, смотрел на нее с опаской и восхищением. А Мурке просто было очень страшно отпускать Янку одну за этот высокий забор. Но Янка ей приказала:
— Молчи. Теперь я точно знаю, что это надо сделать. И, если это она, моя… Ну, моя Сусанна Ивановна… То теперь-то я ее узнаю. Вспомнила хорошо. Но… Осмелиться бы подойти. А вот открыться… Там решу. Посмотрю на нее сначала. А так паломницей притворюсь и буду к ней присматриваться.
Швед почесал в бороде, совсем как дед Косолапов, и пожал плечами:
— Как думаешь, сколько нам тут в кустах тебя ждать?
— Нечего комаров кормить. Идите домой и… Ну, малину, что ли, собирайте. А я вам буду звонить, — Янка отряхнула синий сарафан, единственный из того, что у нее было с собой длинного, спрятала волосы под платок и забрала у Мурки бумажку с сердечками. — И не волнуйтесь. Те тетки сказали, что помолиться всех пускают. А я сейчас нервная, так что сойду за… За взыскующую веры.
— А крестов-то нет на церкви, — заметил Швед. — Кому ж тогда молиться?
Янка пожала плечами, обняла Мурку, поцеловала Шведа и решительно ушла. Швед вздохнул и, проводив взглядом синий сарафан с белым платочком, сказал:
— Нас бросили…
Он был не выспавшийся после рыбалки, усталый еще со вчерашней дороги. Рыбы они с дедом Косолаповым наловили немного, да и ту Янка велела оставить деду, мол, некогда возиться. Поэтому на душе у него было не важно. Но он молчал и не распоряжался. Наблюдал и опекал. Он сильный, Швед. Очень.
— Может, мы зря ее одну отпустили? — Мурка смотрела, как Янке навстречу отворилась калитка в заборе, как она протянула туда листочек с сердечками — и как калитка распахнулась шире. И Янка туда вошла. Исчезла. Мурку опять заколотило: — Да что ж такое с нервами…
— Ты не волнуйся, Кошка: это с тобой да со мной Янка такая нежная, а на самом-то деле у нее характер — ох. — Швед даже погладил Мурку по лопаткам. — Холодное оружие, а не характер.
— Беллона, ага… Но это, — Мурка кивнула на церковь, глухой стеной выставляющуюся из сплошного забора, на видневшиеся за забором коньки маленьких домиков, антенны, спутниковую тарелку, почти незаметные отсюда коробочки камер по периметру: — Что-то очень уж неприятное место. Паршивое. Будто колония строгого режима, только кукольная.
— Ни фига не монастырь, — кивнул Швед. — А церковь ничего, хорошая была. Вторая половина девятнадцатого века, наверно. Я уж думал, их уж по всем глухим углам тоже восстановили.
— Для кого? Попу паства нужна, да чтоб в городе, а тут что, одни вон гнилушки и руины, а не деревня…
— Красивая…
— Церковь? Была.
— А я в детстве как-то видел, как на такой же вот заброшенной церкви альпинисты тренировались. Тогда казалось ой как высоко… Ну, что? Идем домой?
У Мурки вдруг заныл телефон. Янка, уже? Нет, Митя.
— Але? Митя, але! Привет!
— Привет, Малыша! Ну, как ты там, в лесах?
— Малину ем. По лесу гуляю, вдоль дороги только. Тут лес — о-о, до неба, — жизнерадостно сказала Мурка, мрачно косясь на покрытые лишайником страшные еловые лапы. — Ежика видела. А у вас как?
— Да вот переезжать решили, предприятие-то расширяется… — Митя вздохнул. — Хлопоты, то, се… Я вот что звоню, Малыша: папа твой четверть часа назад приехал. У Андрюши выспрашивал, не знает ли он, как тебя найти. Говорил, после похорон по делам в Нижневартовск уехал срочно, а теперь специально вернулся, тебя найти и с квартирой распорядиться. Он — настойчив очень, понимаешь?
— Он вам мешает? Может помешать?
— Да нет, он, Андрюша сказал, подавленный такой. Визитки свои сует, нервничает. Говорит, мол, ребята, помогите дочь найти, обидел я ее зря, запутался, как она одна-то в большом городе, мол, девчонка совсем. Найдите, говорит, заплачу любые деньги. Вот я и решил спросить, что ты думаешь по этому поводу.
— Я не знаю. — Мурка правда не знала. Обида на отца? О чем это? Как будто это все было давным-давно и даже не в этой жизни. Тут с матерью бы разобраться. «Дочь найти»… Внутри заныло. — Да я, в общем, больше и не сержусь, но мне… Не до него как-то. Ладно, я его номер разблокирую, пусть звонит.
— Ну и умница, — с облегчением выдохнул Митя. — Папа все-таки. Ладно, Малыша моя золотая, расскажи, какие планы-то дальше?
— Повидаю ее, — как и у Янки, у нее язык не поворачивался произнести слово «мать». — А там посмотрим. По настроению. В Карелию еще хотели съездить…
— Что-то я волнуюсь, — серьезно, без тени обычного ласкового радушия сказал Митя. — Знаешь, Малыша, давай-ка по-взрослому, ответственно: прямо сейчас скинь мне метку GPS, где ты находишься. Мы тут проверим по-своему, что за местность, что за обитель, кто старший… Не хочу тебя без присмотра оставлять.
— Ладно.
Конечно, Митя прав. Этот монастырь без крестов, но зато с высоким забором действовал на нервы. А если еще вспомнить тех теток с рыбьими мордами, которые всучили Янке листовку с сердечками, делалось совсем тошно.
— Сейчас отправлю. Спасибо, Митя.
Швед шел нога за ногу и тоже рылся в телефоне. Потом вдруг остановился и растерянно сказал:
— О, Кошка. А на сайте епархии такого монастыря нет… И гугл-карты его не показывают… Будто тут нет ничего. Что ж это тогда за место?
— Паршивое какое-то. Зря мы сюда приехали. — Мурке опять померещилась за стволом черной ели белоглазая серая девочка Эля. Мурка мысленно прошипела в ее сторону: «Пошла вон!», а Шведу сказала: — Давай, может, скорей до машины, вещи заберем, потом с шоссе болото объедем, Янку заберем и укатим не оглядываясь? А?
— Что-то ты правда разнервничалась. Давай хоть Янкиного звонка дождемся.
Лес вокруг будто сходился ближе к дороге, еще чуть-чуть — и раздавит. Потом он отступил от мокрой черной грязи болота, примыкавшего к озеру. Как тут вообще проложили дорогу? С другого, не озерного края земля опять исчезала в болотной траве, бочажинах и кочках с хилыми деревьями. Триста метров грязного кошмара. Болото и само по себе было противным, страшным. Да еще Швед вытащил из-под ворота маленький фот и велел:
— Надо хоть пофоткать, раз мы тут лазим. Я потом из тебя болотного духа сделаю…
— Ага. Кикимору. — Мурка кое-как балансировала на гнилых палках гати. Но привычные щелчки фотоаппарата слегка успокоили. — Нет, на ту кочку я не полезу. Там всякие мавки и прочая жуть. Ты не знаешь, мавки кусаются? А кикиморы?
— Да я вообще-то в славянском фольклоре не так чтоб разбираюсь… Хотя коммерческий потенциал, чую, есть. Будем изучать… Давай еще пару снимков.
— Хватит. Я боюсь. Пойдем уже отсюда, тут Сети почти нет.
— Да, без Сети стремновато… Знаешь что? Давай сейчас переберемся, у деда Косолапова картошки купим, он предлагал, и, пока Янку ждем, разведем костерчик, картошки напечем?
— Тебе лишь бы жрать…
— Волнуюсь, — обезоруженно сознался Швед. — Да Янка еще рыбу отобрала… А так время и пройдет. Знаешь, мы раньше почти всегда в походах картошку пекли. Но это только на равнине можно, в диком месте где-нибудь, в России. В Германии — никак. А в горах не до картошки. Не переть же ее на себе, там каждый грамм на счету.
— Давай напечем, — согласилась Мурка. — Ты и так рулил, рулил — устал… Хочешь картошки — пусть будет картошка.
— Вся такая в саже, с солью, — Швед взглянул так признательно, будто речь шла вовсе не о картошке. В бороде у него запутался комар. — Меня в детстве отец научил. А ты пекла? Ну, с отцом, с братом? Отец ведь, говоришь, охотник?
— Да он нас с Васькой никуда не брал с собой… Какая уж там картошка.
— Но ведь ищет тебя, — вот зачем Шведу был весь этот разговор о картошке! — Понял, что родная. Простишь?
— Не за что. Просто он — вот такой. Параметры сознания — вот такие. Надо это учитывать, и все… Он добрый, в общем. Это ведь мать ему мозг каждый день выедала. Он и так слишком долго ее терпел.
— Восемнадцать лет дитя растить — да какая потом уже разница, родное оно или нет? Может, он это и понял?
— Самцы не любят чужое потомство.
— Ладно, а с чего он вдруг сегодня решил, что ты родная и тебя надо найти?
— Я просто на виду оставила фотку с маленькой бабкой, где видно, что я — ее копия. Если он заметил, конечно… А если не заметил… А так, по-человечески понял… Тогда он куда лучше, чем я думаю.
Наконец они кое-как перебрались через край болота, захватывающий кусок дороги метров в сто — тут дорога становилась полугнилой гатью, и идти нужно было с жердью, которых и с той, и с другой стороны болота немало было припасено местными. Тоже своего рода граница, подумалось Мурке. Самая страшная…
Раздался звонок — Янка. Швед прислонил жердь к сосне рядом с другими, вытер пот со лба и ответил на писк телефона:
— Яночка? Ну как ты?
Янкин голос, благодушный и уверенный, зазвенел серебристым ручейком. Швед включил громкую связь:
— …благолепно, уютно, иконки везде, цветочки. Как в раю. Меня тут приглашают на службу остаться, так я побуду еще пару часиков. Тут часовня очень красивая, вся розовая, в узорах. И за вас, мои любимые, помолюсь. Хорошо?
— Ты правда этого хочешь? — обалдело спросил Швед.
— Так надо. Для благодати. Ну все, дорогой, меня тут на молитвочку зовут и потом за трапезу, так что я пошла. Позвоню потом, попозже, обязательно, как со всеми сестрами перезнакомлюсь. У вас все хорошо?
— Да нормально… Болото перешли.
— Ну, все тогда, пока, мне надо бежать.
Швед сунул телефон в карман:
— Ну, вот видишь, все вроде в порядке. Пойдем хоть аппаратуру распакуем, пофотаем, а то такая фактура вокруг — все обзавидуются. Только давай сначала пообедаем, что ли, у нас там всяких консервов, Янка говорила, тьма…

Котенок встретил их у двери настырным писклявым мяуканьем. И лужицей.
— И что с ним дальше делать? — озадаченно спросил Швед, выковыривая из банки паштетик в кошачье блюдечко, пока Мурка вытирала лужу. Котенок толкался лбом в его ноги. Швед поставил блюдечко на пол, и котишка, дрожа от жадности, принялся пожирать еду. — Себе, что ли, заберешь? Зачем тебе такая морока?
— Да я его не держу, — Мурка и правда утром выставила котенка из дома, но тот тут же шмыгнул обратно и залез в подпечье. Острых сантиментов, она, в общем, ни к каким котам не испытывала, но жалела их. А этот был самый жалкий из всех кошек, что довелось встретить. — Как хочет. Кому он тут нужен… Маленький еще, жалкий.
— Мите подари, — усмехнулся Швед, вылавливая из изумрудной банки малосольный огурец. Без вилки, да еще с его громадными лапами приходилось непросто. — Мол, сувенир из лесов Подпорожья.
Телефон громко завыл. Митя? Опять?!
— Але? — Мурка выронила тряпку. — Что случилось? Папа что-то вам испортил?
— Нет. Ты, Малыша, так, слушай, — голос Мити был сух и строг. — Мы сейчас папу твоего отправили на скорой в больницу. У него инфаркт. Звонить пока тебе не сможет.
— Как инфаркт?
Швед упустил огурец обратно в банку и во все глаза уставился на Мурку. А Мурка, с ознобом по спине, слушала непривычно серьезный голос Мити:
— Да, вышел кое-как из квартиры на лестницу и сполз по стене. Если б не вышел… Андрюша увидел, поднялся и скорую вызвал. Врачи сказали, угрозы для жизни теперь уже нет. Но госпитализация, все такое…
— Я… Я приеду… Но…
— Это было бы самое лучшее.
— Я… Я тогда маму повидаю, и скорей обратно…
— Малыша! Господи, Малыша, так у тебя что, мать там в этой секте?!
— …Почему в секте?
— Петя с Андрюшей навели справки и в епархии, и по нашим каналам, так вот конкретно там, где вы находитесь, нет никакого монастыря. Ни православного, ни дацана там какого-нибудь или ашрама. Значит, секта. Мы ее сейчас дальше проверяем, эту «Базу отдыха для женщин „Цветочек“»… И то, что мы нашли… Там нехорошие дела, поверь. Поняла? Малыша, я не хочу, чтоб ты там оставалась. Даже близко к тому месту не подходи! Это опасно! Это всерьез опасно!
— Но у меня сестра туда ушла!
— Какая еще сестра? Господи, какие ж вы глупые дети… Так. Ты с кем там сейчас?
— С парнем сестры…
— Передай ему телефон, моя хорошая. Вот прямо сейчас.
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«Не пускай ее туда», — сказал Митя Шведу. «Не своди глаз», — сказал. «Там не кружок „Юный химик“, а опасные люди», — сказал. И еще чего-то наговорил, много, что Швед не стал пересказывать. Всерьез встревожился. И, даже чуть побледневший, велел:
— Сиди в доме.
— А Янка?!
— Сейчас позвоним.
Но Янкин телефон не отвечал. «Абонент вне зоны доступа».
— Только этого не хватало. Ну, молится, наверно… Слушай, может, тебя в Подпорожье отвезти, на автовокзал? К ночи уже в городе будешь, а с утра к отцу в больницу?
— Я без Янки никуда не поеду.
— Я тоже. Но я и за тебя теперь боюсь. Вот сейчас ты на нерве, и я начинаю верить, что ты правда Янке сестра: тоже характерец как нож.
— Слушай… Давай оденемся как следует, возьмем с собой еду и пшикалку от комаров и пойдем Янку выручать?
— Через забор полезем? — Швед кружил по комнатушке вокруг столика с веселой скатертью, не понимая, куда девать свою силу. — Митя твой — непростой человек. И как-то я склонен верить, что он знает, с чем мы столкнулись. Если он велит туда не соваться…
— То ты его послушаешься?
— Кошка, он говорит, что насчет этой женской базы отдыха надо все очень хорошо проверить. Он говорит, что про криминальный бизнес, который эта база ведет, известно нехорошее. Мол, бабская беспредельщина какая-то. Что-то про препараты крови и какую-то фармацевтику…
— У меня мать — фармацевт. Была.
— Ну, вот видишь… И что его служба безопасности занимается прояснением деталей. Нам не надо туда лезть. Даже подходить к забору не надо.
— А Янка?
— Янка — сама рассудительность и, если только заподозрит опасность, сразу оттуда выберется. Не будут же ее там силой удерживать, они ведь знают, что мы рядом.
— Откуда?
— Ну, она ж им скажет, что тут не одна, а с молодым человеком. Помнишь, по дороге договаривались, чтоб она там так сказала на всякий случай?
Что-то такое они в самом деле проговаривали по пути в монастырь. Который не монастырь. Мурка вздохнула. Села зачем-то к столу. На столе стопочкой стояли походные металлические мисочки, заботливо вымытые Янкой после завтрака. Из Мурки чуть не вышибло слезы от боли и беспомощности:
— Я не хочу, чтоб она там на ночь оставалась.
— И я не хочу. Так, Кошка, вот что: если она не позвонит в течение часов двух, я туда пойду и буду колотить в ворота, пока они ее не выпустят. Даже в полицию позвоню, если что.
— Не поможет, — подумав, сказала Мурка. — Пока они доедут… Давай ее сами выкрадем?
Раздался звонок. Швед глянул на телефон и ожил, засиял:
— Янка! Яночка! Ну как ты? Где ты?
Мурка закрыла лицо ладошками и заревела. Но тут же взяла себя в руки, чтоб не пропустить ни одного Янкиного слова, Швед включил громкую связь:
— …нормально, скоро к вам буду выходить. Вы меня встретите?
Мурка вскочила, перепрыгнула, чтоб не раздавить, подвернувшегося под ноги котенка, и кинулась к куртке и сапогам у дверей.
— Я один встречу, — сказал Янке Швед. — Сейчас выхожу. Если пойдешь навстречу, в лес одна не входи, — мрачно посмотрел на Мурку в сапогах: — Кошка! А ты куда? Сиди в доме!
— Нет. Я одна вообще с ума сойду. И Митя велел тебе с меня глаз не спускать!
— Кошка, — терпеливо сказал Швед. — Но ведь так безопасней? Я не хочу, чтоб ты хотя б на метр к тому поганому гнезду приближалась.
— А мама?!
— Посмотрим. Уж лучше мы с Янкой ее к тебе сюда приведем. Потом. Так что сиди и жди.

Швед оделся и ушел. Представлять, как он идет один под бесчеловечно огромными, черными елками по сырой дороге, обходя лужи и отмахиваясь от комаров, а потом подходит к болоту, берет одну из припасенных деревенскими жердь и потихоньку начинает перебираться по склизким черным палкам гати, — представлять все это было невыносимо. Сидеть одной и ничего не делать — тоже. Поэтому она встала и налила воды в маленький походный чайник. Совсем маленький, только на три кружки за раз: Шведу, Янке, ей. Как же это вышло, каким чудом, что ее прибило к праздничному берегу их жизни? Ну, не такому уж праздничному. Янка несет в себе ужасы из детства. Швед тоже что-то там про своих родителей недоговаривает. Какие еще их тайны вскроются, и со всеми ли можно будет примириться?
Мурка нажала кнопочку — чайник зажег синий огонек индикатора и еле слышно зашумел. Но у Шведа и Янки тайны пока что терпимые. Они, в конце концов, в своих тайнах не виноваты. А вот мать… Так, не думать. Не думать! Не вспоминать! Но глубоко в себе Мурка уже знала: то, что рассказала Янка, могло быть. Да, так бывает. Женщины впадают в отчаяние и творят страшное. И… В матери точно была жестокость. Не намеренная, а так — от равнодушия. От безразличия. Мурка росла в потоке этого равнодушия и долго не подозревала, что может быть иначе. Только когда повзрослела настолько, чтоб ходить в гости к подружкам, заметила что-то непонятное: а мамы-то обычно любят своих дочек! Они не говорят им: «Отойди!», «Уйди!», «Пошла вон!» или «Почему посуда не вымыта!» Обычные мамы заплетают своим девочкам аккуратные косички — а Мурку вечно стригли как можно короче, только чтоб уж совсем на мальчишку не смахивала. Обычные мамы берут своих дочек за руку и ведут в кукольный театр или, под Новый год, на балет «Щелкунчик»… А Мурка даже в детскую поликлинику с первого класса ходила одна. В принципе, ей тогда было плевать на все эти материны странности и нелюбовь — у нее был Васька. И хорошо, что у Васьки была она, потому что и к брату мать относилась с таким же деловитым безразличием: все, что надо для детей, ею делалось, но с минимальными затратами времени и сил. Как по рецепту. Будто они были ей не дочерью и сыном, а болезнью. Наказанием. Обузой, точно. Они ей мешали. Во всем. Особенно в том, чтоб с чувством, толком и продуманной режиссурой доводить отца до белого каления…
Чайник вскипел и звонко щелкнул. Мурка медленно, двигаясь как под водой, встала, нашла коробочку с чаем, вытащила пакетик, заварила в своей белой кружке. Зачем ей чай? А — попить. Медленно, по глоточку. Чтобы время шло себе и шло. Чтоб скорей вернулся Швед и привел Янку. И как там отец? Митя знает, наверное? Вот она допьет чай и позвонит Мите сама. А то чего это Митя и Швед поверх ее головы разговоры ведут, будто она маленькая дурочка, которую ото всех опасностей ограждать надо? Стало чуть легче. Она даже взяла к чаю конфету «Аврора». Конфету съела сама, а фантик скомкала и бросила котенку. Тот обрадовался, начал гонять бумажный комочек по полу. Ну, хоть кто-то счастлив… Допив чай, она взяла телефон:
— Митя! Привет! Янка позвонила, что идет к нам. Швед пошел ее встречать. Так что все хорошо, правда?
— Хорошо будет, когда вы быстренько соберетесь и уедете оттуда, — строго сказал Митя. — Матери позвонишь и скажешь, что если хочет тебя видеть, пусть в Петербург едет. Только не встречайся с ней наедине и не говори, где ты живешь… Так будет лучше, поверь. Ох, девочка моя золотая… Но ничего, ты сильная. Ты все выдержишь.
— Митя. Митенька! Да что вообще творится?
— Расскажу при встрече про это бабское гнездо в глухомани. Мы тут справки навели. Ничего хорошего. Ты туда не суйся, поняла? Даже близко не подходи.
— Митя, я боюсь!
— Я тоже. И тем больше, чем… Странная вы семья… Папа-то твой… Малыша! Ты знала, что там у вас в квартире в запертых комнатах?
— Ты у нас в квартире был? — похолодела Мурка. — Ты видел всю эту… бабкину помойку?
— Да помойка-то тут дело понятное… Старый, немощный человек. Если б я только раньше знал, как ты на самом-то деле живешь, девочка моя! Ох, ладно. Я про запертые комнаты. Ты знала, что там?
— Одну я открыла в тот день, как бабка умерла. Где манекен с синими бантами… Открыла просто потому, что нашла ключ на связке. Думала, сойду с ума. Другую… Ну, где мне гвоздодер-то взять. Думала, потом… А ты… Ты видел?
— Видел. У отца твоего, как сердце прихватило, ключи выпали из рук, он дверь-то закрыть в квартиру не успел. Ну, Петя с Андрюшей и зашли… Проверить. Потом меня позвали, мол, что со всем этим делать… Малыша, Эльза Ивановна, видимо, была очень, очень больным человеком.
— На всю голову, — признала Мурка. — Митя, а что там в другой комнате, в заколоченной?
— Да я вот все думаю, как ты там жила… Рядом с этой комнатой.
— Так и жила, — холодея, сказала Мурка. — Интересно было, но бабка говорила, это чужая комната. Я догадывалась, что она врет, но — что мне, доски отдирать из любопытства? Так там крепко было приколочено.
— Вот и папе твоему, видимо, интересно стало. Он гвоздодер принес с собой, вскрыл и увидел там… Короче, не по телефону. Возвращайся скорей, Малыша, этот вопрос нужно срочно решать.
— Я — «решать»? Я?
— Больше некому. У тебя отец в реанимации. Завтра — операция. Я нанял ему персональную сиделку и все такое, но мучить человека в таком состоянии вопросами, что предпринять… Нет. А предпринимать нужно срочно. Думаю, это мы с тобой решим. Я бы и сам мог все там… Ликвидировать. Но, думаю, ты должна это увидеть. Так что жду тебя, моя девочка, очень жду.
— Спасибо за папу…
— Не благодари. Мы с тобой свои, сочтемся.

Котенок все гонял скомканный фантик под лавками вдоль стен. Мурка зачем-то, без единой мысли в голове, но дрожа каждым нервом, походила по солнечным квадратам на облезлом полу, заглянула в маленькую комнату: лес за малинником при свете солнца все равно выглядел зловеще. Будто там за каждой елкой медведь или привидение. «Биогеоценоз», — вспомнила она умное слово из учебника биологии. Вроде бы стоят себе рядом спокойные деревья, шумят от ветра, словно бы благодушно переговариваясь, а на самом деле это — ожесточенная схватка за каждую частичку света и воздуха в каждом сантиметре пространства над травой и — черви в темноте — сражение узловатых, жадных корней за каждый атом питательных веществ под травой, в почве. А на границе между землей и воздухом, в спутанной траве, среди палых листьев и дохлых шишек ползают гадюки, охотятся за мышами и лягушками, мыши пожирают семена и личинки насекомых, насекомые жрут еще какую-нибудь мелкую дрянь. Это — просто жизнь как есть. Тупая сила. Подлая щедрость. Вечный круговорот атомов и калорий.
Встряхнувшись, Мурка оторвала взгляд от окна. Хотела выйти хоть на крылечко — бум! — дверь оказалась заперта снаружи. Это что же, Швед ее запер, как маленькую дуру? Мурка снова толкнула дверь, и навесной замок снаружи глухо стукнулся об доски: бум! Она отступила и, растерянно уйдя в комнату, села на лавку. Котенок пригнал ей под ноги фантик и вопросительно посмотрел снизу: глаза глупые, детские, счастливые. Он уже забыл, какой несчастный и голодный был утром. Интересно, что с ним сталось бы, если бы они не приехали сюда? Не услышала бы Янка его слабый писк? Если б он не смог вытащить лапку из щели меж гнилых досок? Она вспомнила ворону, тяжело слетевшую со старой яблони на соседнем участке, когда они с Янкой лезли по малиннику на жалкий тихий писк. Много ли котенку надо. Долбануть клювом, и готово… Расклевывай.
За окном мелькнула какая-то тень. Мурка подняла голову: никого. Ворона, наверно, пролетела, и тень скользнула по окну. Патрулирует. Жрать хочет. Помнит ведь про котенка… А этот маленький обалдуй снова принялся гонять фантик, все шустрее и злее — он мелкий хищник. Человек — тоже хищник. Животное со слабой моралью. Иначе бы не выжил как вид. Котенок загнал фантик в другую комнату. Мурка слушала-слушала едва слышный топоток его лапок и шуршание бумажного комочка — и так ей стало тоскливо от одиночества и тишины, что она встала и пошла за ним. Заглянула в комнату: за окном стояли двое детей — против света, и лиц не видно. На миг Мурка почти уверила себя, что это деревенские, любопытствуют — но тут же узнала Ваську и девочку Элю.
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Болело колено. Немножко — ушиблась, когда вылезала в окошко. Васька и Эля подсказали ей настолько простой выход из дома, что она сердилась на себя, что сама не додумалась. Теперь — свобода. Вот только кот: выскочил за ней из окошка и удрал в кусты. Ворона на старой соседской березе негромко каркнула. Кот ведь деревенский, пусть выживает, но Мурка вспомнила того котика, большого, с белыми лапками… На кис-кис котенок из малины не вылез. Васька пожал плечами, а девочка Эля была уже далеко на дороге. Нельзя ждать. Мурка махнула рукой, предоставив котенка его судьбе, и вышла со двора. Минуты через три котишка вприскочку догнал ее, запыхавшийся, перепуганный. Ворона каркнула где-то вверху. Мурка подхватила котенка на руки, оглянулась: отнести в дом? Возвращаться — плохая примета. Васька опять пожал плечами. Он вообще стал другим, мрачнее, что ли, и то совсем растворялся в воздухе, то вдруг становился почти настоящим, плотным, и вроде бы даже отбрасывал тень… Только комары все равно насквозь его пролетали. А еще он не смотрел в глаза: знал, куда и зачем идет Мурка, и ему это не нравилось. Мурке тоже не нравилось, но она знала, что должна. Не когда-нибудь потом, как звезды сойдутся, а сейчас. Вот сегодня! Никуда не откладывая! Повидать мать и спросить! Обо всем… Да, обо всем. О Янкиных пупсах. О девочке Эле. О запертой и заколоченной комнатах в квартире бабки. О том, почему мать с отцом настолько ненавидели друг друга. И ради чего продолжали жить вместе… О том, на кой черт она вообще рожала детей. Словом, обо всем. И тогда решить… Что решить-то? Мать она после всего этого или не мать? Надо идти. Скорей… Котенок? Куда же этого глазастого тощего дурака? На березе справа впереди сидела ворона и внимательно смотрела на Мурку наглым черным глазом. Другая — прохаживалась по коньку брошенного дома и делала вид, что она тут случайно. Расклюют ведь… Вздохнув, Мурка сунула котенка за пазуху, прямо в заправленную в джинсы майку, запахнула курточку и скорей пошла к лесу. Котенок свернулся горячим щекотным комочком и замурчал. Дурак. Не знает, куда его тащат… Ну, зато он живой, настоящий. Не то что Васька… Или серая девочка Эля, стоящая далеко-далеко на повороте дороги. Она не махала рукой, не подзывала — но явно нетерпеливо ждала. Васька невесомо, но ощутимо двигался рядом, у плеча. В лесу их накрыла синяя тень, и Васька сделался ярче. Мурка спросила:
— А ты почему давно не появлялся?
— Потому что ты меньше стала обо мне думать, — проворчал Васька. — Ты отвыкаешь… Даже не рисуешь меня больше. Ну, что: год-то прошел. Становится легче. Я выцветаю. Наверно, ты будешь обо мне думать все меньше и меньше…
— Нет, — смешно было клясться, что она никогда не забудет Ваську. Он ведь был половиной ее жизни. — Васька, а ты мог бы снова родиться? Хочешь? Вот я встречу хорошего парня, забеременею и рожу тебя?
— Только дуры беременеют так рано, — невозможно по-взрослому хмыкнул Васька. — Только самки и больше никто. А ты — другой породы. На кой тебе младенец, ты сама еще человеком не стала. Карьера, творчество, свобода — не менять же это на размножение.
— На тебя!
— Так не бывает, — вздохнул Васька. — Не придумывай. Ты ведь и меня на самом деле выдумываешь. Так у тебя мозг сам себя обманывает. Чтоб меньше тосковать. Твои нейроны создают ложную картинку. А ты веришь. Ну, хочешь верить. А меня нет. Я ушел навсегда.
— Я псих? — Мурка подумала, что настоящий Васька и слова-то такого, «нейрон», не знал. И думал он в свои одиннадцать куда проще. — Мало ли кто что придумывает. Или кого. Я-то тебя чувствую. Вижу. Как на самом деле.
— Ты меня рисуешь в уме. Не уступай фантазиям, не заходи слишком далеко, — сказал Васька детским голосом, в котором, однако ж, слышались низкие знакомые ноты: то ли Шведа, то ли Мити. — Только слабый человек путает настоящий мир с миром, в котором ему хотелось бы жить. На самом деле меня нет. Нигде. Только в твоем мозгу, — тут по смыслу он должен был вздохнуть, и он действительно вздохнул. — Ты просто очень сильная. Талантливая. И твой мозг может вообразить что угодно и выдать эту иллюзию за правду. Я — галлюцинация.
— Значит, я псих…
— Нет. На самом деле ты прекрасно знаешь, где правда, а где иллюзия. Ты всего лишь себе подыгрываешь. Смотри, не заиграйся.
— Я просто не хочу, чтоб ты навсегда исчез.
— Я тоже не хочу, чтоб ты навсегда исчезла. Но это рано или поздно случится. Все умирают. Уходят с лица земли. И вспоминать с течением времени становится труднее. На самом деле тебе и теперь уже трудно меня вспоминать.
— Нет!
Васька усмехнулся. По правде говоря, Мурка и сама чувствовала, что образ Васьки постепенно тает. От этого тоска по нему и бесполезная, в землю, любовь становились только мучительнее. Она вздохнула: когда-нибудь ведь это пройдет? Правда? И она сможет испытывать чувства простые и светлые, как все люди вокруг? Иногда, моментами, с Янкой, Шведом, Митей ей это почти удавалось. Обычно же, когда она бывала одна, все человеческие чувства плыли где-то очень высоко поверх ее головы. Ее чувства тяжелые. Придонные, темные, как ил… Тоска, в основном. Но ведь это пройдет? Ладно, даже если ей удастся вздохнуть свободно, разве она потом вообще сможет хоть кого-нибудь на свете любить больше, чем Ваську? И что, вот так полюбить — и потом всегда бояться, что с этим любимым существом что угодно может стрястись? Вот как сейчас страшно за Янку?
— Конечно, страшно, — кивнул Васька. — Ужасно просто. Мне за тебя тоже было страшно. Я потому и таскался за тобой в художку, чтоб ты по вечерам в темноте одна не ходила… Я люблю тебя. Раньше только я один на свете тебя и любил. А теперь тебя вон сколько народу любит. Митя, Янка, Швед. И папа даже, наверное. Потому что приехал тебя найти… Так что я тебе не так уж и нужен… Тебе ж не десять, чтоб разговаривать с воображаемым призраком…
— Нужен. Хочу разговаривать. Не исчезай.
— Сейчас — не исчезну, потому что тебе страшно. Я тебя провожу. Как из художки — сквозь мрак жизни… «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…»
— «…Утратив правый путь во тьме долины», — договорила Мурка.
Васька Данте не знал. Он даже имени такого никогда не слышал. И не услышит. А правда, какой же ужасный лес вокруг, зловещий, темный. Но по-настоящему этого леса она не боялась. В ней, переполненной тяжелым, беспросветным, не было сил всерьез воспринимать еще и эту угрозу. Ну, лес и лес. Змеи тут водятся, да. Надо смотреть под ноги. Котенок заворочался за пазухой, щекотно дергая ушами. Живой, мурчит. Едет неизвестно куда, но мурчит, потому что прижат к теплому и живому. Мурке бы самой вот так же прижаться к теплому и живому… Но она даже к матери так не прижималась. Может быть, разве в таком раннем детстве, что уже не помнит? Но она ведь — мама? Или — уже нет? Ох. Ну почему, почему мать-то никого не любила? Не хотела бояться за них с Васькой?
Девочка Эля впереди куда-то исчезла. Но Мурке не надо показывать дорогу — она уже в третий раз тут идет. С теплым котенком на пузе, с волшебным Васькой у плеча, с сильной и мрачной Элей впереди Мурка и перехода по гнилой гати через болото уже не боялась. Надо быть осторожнее, вот и все. В жизни полно вещей пострашнее болота. Например, она превращает девочек с доверчивыми глазами в жирных, никому не нужных паучих. А нервных мальчиков — в трупы…
Перед гатью Мурка схватила ту же легкую жердочку, с которой перебиралась утром, и ловко ступая по тяжелым следам Шведа, кое-где отпечатавшимся в черной грязи, пошла вперед. Интересно, кто эти жердинки для местных баб наготовил? Дед Косолапов, что ли? Досужий вопрос. Если она думает о ерунде, а не о том, что рассказал Митя, и не о том, что идет к матери, которую и матерью-то звать не хочет, значит, она боится. Очень боится. Мать — она ведь мать. Она не была злодейка, то есть не причиняла зла нарочно. Просто она такая была. Варила суп, ходила на работу. Всегда воняла аптекой. Она, наверно, просто сама по себе была такая: тлетворная? Невкусные супы ее, кстати, на следующий же день скисали даже в холодильнике. А после того, как Васька подглядел, как она при варке бросает в суп беленькие глянцевитые шарики какого-то лекарства, а потом, как Баба-яга, тщательно размешивает варево, отклоняя каменное лицо от белесых клубов пара, — супы эти больше вообще никто не ел. Отец, выслушав их с Васькой, даже скандалить не стал, понурого Ваську обнял, а Мурке выдал красную бумажку, мол, давай сама, вот вам на еду, только на гамбургеры все не просаживайте. Мурка научилась жарить картошку и покупать колбаски на один раз. А Васька после школы варил макароны с сосисками или пельмени, не спуская глаз с кастрюли; ел сам, конспиративно мыл кастрюлю, а для поздно возвращавшейся из художки Мурки ныкал пельмешки в жестянку из-под печенья и прятал на полке с игрушками. Однажды вечером отец застукал их за этими слипшимися холодными пельменями и банкой фасоли, ругать не стал и даже сам съел парочку пельмешков, а потом еще дал денег, на супчики в кафе — а мать орала на кухне про зря загубленные ее лучшие женские годы…
Под ногами прыгали, убираясь с пути, мелкие коричневые лягушата. В болоте по сторонам изредка булькали пузыри. Ноги помнили, куда ступать, поэтому она легко перебралась… Почти перебралась. Услышала далекие голоса и быстро, как кошка, шмыгнула в кусты — вернее, в тесно сросшийся пучок кривых елок, березок и ольшин на кочке метрах в трех в стороне от гати. Присела, сжавшись, как могла, в тесный комочек. Котенок недовольно заворочался, перелез с живота на бок и там затих, щекотно уткнувшись мокрым носиком в подмышку. И она сидела, не дыша, и думала только об этом мокреньком щекотном носике, чтоб не думать о том, почему она прячется от любимых и солнечных Янки и Шведа.
— …непонятное место, — разобрала она Янкины слова. — Вроде бы иконки-цветочки-платочки и все такое, а на самом деле как-то не по себе. Что-то не так. Приветливые, «ангела-хранителя» желают или там «господи-спаси», но что-то кажется, их господь — не ладаном пахнет. У них, кстати, там вообще, вот как в церквах, не пахнет. Чем-то другим. Мимо домика одного проходили, запертого, так там вообще этиленом каким-то пахло, как в химлаборатории или… Да как в магазине автозапчастей, где еще и покрышки продают. Химией какой-то агрессивной. Фармацевтикой.
— Ну, вот и сходится, — согласился Швед. — Не зря Кошкин Митя так заволновался. Чем-то тут это бабье в платочках явно не православным занимается.
— У них мужских икон нет, — задумчиво сказала Янка. Ее сапоги, казалось, чавкали в метре от Мурки.
— В смысле?
— Ну, изображений святых — мужчин. Все только женщины. Они повернуты на любви, ага. Или на сексе, что ли… К примеру, я в часовенку вошла, там бабка лет за семьдесят на коленках, лоб в пол, ну, думаю, мешать не буду, молится — и тут слышу, представь, что она в пол бормочет: «Здесь заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней!» А?
— Охренеть… Это вроде кто-то из русских символистов?
— Это «Фауст» Гете! Я стала внимательней прислушиваться, и, знаешь, молиться-то они молятся, да только не на старославянском и не настоящими молитвами, а кто во что горазд и все про любовь… Боюсь даже представить, что они под «Вечной Женственностью» понимают… Приглашали-приглашали, как уж приглашали снова, аж чуть не на сироп все изошли, и сестричку, говорят, приводи обязательно… Говорят, у нас тренинги-семинары по раскрытию женской сущности — и еще по какому-то бреду… Озабоченные они какие-то… Но секретов пока не раскрывали. Так, спрашивали, не желаю ли я познать свою женскую сущность… Ой, топко!
— Держись! На руку… На кой тебе бабы — женскую сущность познавать? Женская твоя сущность только в моих мужских объятиях и раскрывается. Равно и наоборот. Я только с тобой и понял, что это такое — мужчиной быть…
— Спасибо… Я тебя люблю.
— Я тебя тоже.
— А как Мурлетка-то там, кстати? Нервничает?
— Да замкнулась опять. Обозлилась, поди, что я запер. Все-таки есть в ней какая-то сумасшедшинка… Давай ей позвоним? Звони ты, а то она трубку не берет, раз я звоню. Обиделась.
— Я б тоже обиделась, — чуть слышно запиликал телефон у Янки в руках. — Нет, не берет… Может, что-то со связью…
А до Мурки дошло, что телефона-то при ней нет. Что, поговорив с Митей, она положила его на стол, рядом с банкой с огурцами… И брать его теперь там в доме некому. Пиликает пустоте. Вот дура-то…
— Янка, я уж даже спрашивать боюсь: так что, узнала ты Якову эту? — Голос Шведа уже заметно отдалился. — Кошкина «Сусанна Ивановна» — твоя или не твоя?
— Узнала, — совсем тихо, через несколько все больше отдалявших их от Мурки мгновений-шагов пробормотала Янка. — Это она. Моя. Но она меня не узнала. Напрочь. Я не стала открываться. Она там, по-моему, одна из самых сумасшедших… Серая, страшная. Интоксикация у нее… Анемия так без сомнений. Сидит за ноутбуком, что-то там копирует-кроит, распечатывает розовенькие книжечки, опять же про «Вечную Женственность»… И никакие дочери на самом деле ей не нужны…
Последние слова Мурка скорее угадывала, чем слышала. Когда чавканье сапог тоже растворилось в лесном шуме — ветер, что ли, поднялся? — она осторожно встала. Оглушительно заныл в ухо комар. Васька спросил:
— Ну что? Пойдешь дальше?
— А ты бы что сделал?
Васька не ответил. Мурка оглянулась — Васьки рядом не было, только чуть шевелилась грязная ряска на бурой воде. Она осторожно выпрямилась, придерживая недовольно зашевелившегося под майкой котенка. Шведа и Янки не видно и не слышно. Она опять одна. То есть не одна: метрах в пятнадцати стояла серая Эля и таращилась в болотную бочажину. Почувствовала, что Мурка на нее смотрит, оглянулась, зыркнув, дернула плечом и показала пальцем в воду, мол, иди-ка глянь. Мельком Мурка подумала, что не помнит, какого цвета были глаза у бабки. А у серой Эли они всегда белые, жуткие… Подходить к ней? Что она там показывает? Мурка покрепче ухватилась за кривой стволик болотной березки. До этой бочажины еще попробуй доберись. Кочки-то какие-то ненадежные… А если серая Эля хочет ее смерти, чтоб она провалилась в это болото и захлебнулась вонючей водой? Мол, вместе будем призраками, так и подружимся? Да ну, чушь какая. На самом деле никакой Эли нет. Девочка Эля — только серая фотка в старом пыльно-голубом альбомчике в бабкином сундуке. А то, что Мурка ее видит… Ну, так ее ненормальный мозг что-то пытается подсказать сознанию. Мурка тоскливо вздохнула: мог бы и попроще способ выбрать. Без галлюцинаций. Ну, ладно, если Васька — это проекция всей ее бешеной, тоскливой любви к бессмысленно погибшему братику, то Эля-то тогда — что за тайные качества? Какую именно информацию через ее призрак пытается сообщить сознанию Мурки ее ненормальный разум? И почему тогда — даже если понимаешь, что все это воображаешь сама, — так страшно?
Так что, идти, заглянуть в эту бочажину? Эля исчезла. Только серая дымка надо всем болотом, пока еще едва заметная. Но к ночи тут будет стоять густой, жуткий туман… Так, глянуть — и быстро выбираться отсюда.
Вытащив сапог из подтопшей под ее весом кочки, она осторожно поставила ногу на соседнюю кочку, примяла жухлую траву — ничего, нога не проваливалась. Шагнула, с чавканьем вытащив вторую ногу, отпустила кривую березку — немало воли потребовалось, чтоб разжать побелевшие пальцы. Дальше хвататься было не за что, и Мурка осторожно воткнула в кочку свою жердинку — и увидела, что пройти вперед не так и трудно. Что кочки впереди вполне себе толстые, разросшиеся, что из них торчат полудохлые ольшинки, березки и елки… Ой. Да как же можно было раньше не заметить, что тут — тропинка? А подсознание что, заметило и послало Элю подсказать? Нет, она не сумасшедшая… Нет!
Но, наверное, она просто дура. По уму-то надо скорее вернуться на гать, а не прыгать по кочкам и заглядывать в болотную воду… В дыру, которую показала серая Эля, которая при жизни, наверно, столько перетерпела, что к чему угодно принудит и себя, и Мурку… Так что же получается, Эля — это воля к необходимому? Или просто упрямство?
Точно, кто-то ходил по этим кочкам до нее. Трава выбита под шаги. Сломлена веточка у елки… А на березке, торчащей из последней к бочажине кочки, у самой воды на кривой черной ветке висит полусгнивший венок из ромашек и еще какой-то дряни, совсем маленький, как на куклу. Мурка замерла. Жуууть.
— Я боюсь, — сказал Васька.
— Ну и что. Я тоже, — буркнула Мурка, и Васька исчез.
Может, правда не стоит дальше? Развернуться и убежать? Не ходить ни в какой монастырь к жуткой матери задавать свои детские глупые вопросы, а промчаться бегом по лесной дороге за Янкой и Шведом, они ведь, наверно, не так и далеко еще ушли? А там, в деревне, покидать в машину вещи, и прочь, скорее прочь отсюда — в громадный, ясный, четко расчерченный проспектами, начисто промытый дождями, проветренный город?
Она перешагнула на последнюю кочку, ухватилась за скользкий стволик березки, крепко воткнула жердь. Ничего, крепко… Кто же повесил тут кукольный веночек? Может, тут правда водятся мавки — детки, утонувшие во младенчестве? Котенок закопошился под майкой, муркнул, и его едва слышный, но живой голосишко чуть приободрил ее. Хотя какая может быть поддержка от этого крошечного дурачка.
Она не хотела смотреть в воду. Но почему-то была должна. Потому что если не посмотрит, то потом всю жизнь будет гадать, что ж там такое было… Так, все. Где воля? Что-то ее совсем немного…
Бурая вода, полузатянутая грязно-зеленой ряской, бликовала и отсвечивала. В ней отражались болотные травы, дохлые березы и черные верхушки большого леса. Что тут увидишь, с облегчением подумала она и стала думать, как аккуратнее развернуться на кочке, как воткнуть жердинку в другую кочку и не пошатнуться. Нечего тут время терять… Пупс?
Пупс?!!
Нет.

Десять минут спустя Мурка мчалась по дороге, одной рукой придерживая мяукающего котенка, а в другой сжимая вымазанную грязью жердинку, хотя болото и страшная гать давно остались позади. Осознала это. Остановилась, шагнула к ближайшей сосне, прислонила жердь. Мельком заметила измазанные болотной грязью свои сапоги — и тут ее опять вырвало, да так, что она упала на колени. Бедный котенок забился и замяукал под майкой. Дрожащей ладонью Мурка поглаживала котенка — и ее тошнило и тошнило… Потом, едва дыша, она долго обтирала сапоги об мох и торчащие из него какие-то темно-зеленые кустики, изо всех сил тараща глаза — чтобы в них отражался лес, ветки, клочки неба вверху, мох под ногами. Чтобы только не видеть того… что… кто там, под бурой, но прозрачной болотной водой.
Во рту было гадко. Отойдя подальше, она нарвала неспелой брусники, засунула в рот, пожевала, выплюнула жуткую кислятину. Нарвала еще горсточку полурозовых ягодок, пожевала. Стало полегче. Заглянула за ворот к котенку: жалкие глазки, глупая морда и уши как локаторы. Он вопросительно пискнул. Она сказала:
— Ну, ничего, ничего. Надо идти дальше. Тут уже близко.
И позавидовала котенку: он-то не видел пупсов… То есть не пупсов. Вовсе даже не пупсов… Хотя три-четыре трупика были размером ровно как утренний пупс из помойки… Один побольше… А еще один — может, года три ребенку… Вот они, мавки-то настоящие, а не из фольклора… Мурку опять согнуло в приступе рвоты. Горькая, горячая желчь хлестала из глотки, а слезы — из глаз. Там были еще младенцы, но она не разглядела толком, сколько… Платьице на каком-то трупике колыхалось в воде… И эти складочки на пухлых обескровленных ручках…

Глава 10
Яд гадюки очищенный

1
Хотелось подойти к озеру и умыться, смыть слезы, но болото тянулось между дорогой и берегом и не пускало. Вернее, болото и было тут в лесу берегом озера. Пришлось идти так. Хотя, если нарвать пучок травы на обочине и прижать к глазам — становилось легче. И комары — тоже помогали. Если надо от них отмахиваться, быстрее возвращаешься в реальность. И котик за пазухой помогал. Возился, царапался, попискивал — а если гладить, затихал и засыпал.
Когда Мурка вышла из леса и снова увидела прилепившийся к озеру ворох обнесенных высоким серым забором домиков и вагончиков возле полуразрушенной церкви, показалось, что уже смеркается. Но нет. Шестой час вечера примерно. Просто глаза плохо показывают. От стресса. Солнце-то светит, но оно низкое и какое-то серое. И озеро серое, и небо… Трава, правда, обычная. Зеленая. Травища. Густая. А в ней, наверное, гадюки… Озеро… Тут сухой берег, не топкий. Пойти искупаться? Ага. Если они младенцев в болото таскают, далеко все-таки, но младенцы легкие — то что они прячут в озере? Вдруг тоже, кто мешает — и концы в воду? Нет уж…
Но ведь она не будет матери мешать? Она просто спросит… Мурка почему-то забыла, о чем надо спросить. Помнила только, что надо идти… Она ведь — мама… Была. Или все еще — мама?
Почему так трудно выбираться из леса на открытое место? Когда она вышла из лесной тени, по спине будто поползло маленькое ледяное животное — жуть. Наверное, правда наблюдают? Там камеры вон везде… И с церкви эта дорожка из леса — как на ладони. Страшный какой серый забор. И кукольные домики за ним… Почему вообще вся эта местность кажется такой противной? Ведь это всего лишь — две дороги сходятся у церкви, и — озеро большое, зеленые луга, лес вдали? Северный пейзаж? Или это все из-за того, что реальная жизнь тут, вот как раньше люди деревенские жили, с коровами и огородами, умерла: дома брошенные догнивают, церковь полуразрушенная торчит, как гнилой пень? И там за материнским забором прячется не настоящая жизнь, а так? Выдуманная? Ага. И младенцы в болоте — тоже выдуманные? Нет, тут за забором — жизнь еще какая реальная. Только жуткая. Преступная даже.
Но Мурка шла и шла, спускаясь под горку к озеру. Отмахивалась от комаров, поглаживала котенка. Добрый Васька справа и злая Эля слева. Хотя что еще ей выяснять после кучи младенческих трупиков в болотной воде? Или она не выяснять идет? А — мстить? Как? В голове не то что умных, в ней даже просто внятных мыслей не было. До чего глупо! Но она посмотрит в глаза матери и все поймет. Что «все»? Считать ее матерью или нет? Гниют ли в болоте другие ее дети?
Но ведь она — мама. Может, это все плохое — неправда? Может, она все объяснит понятно, по-хорошему?
Какое, однако, озеро большое… Бездонное, наверно. Другой берег — как на том краю света. Тропинка от леса ближе к калитке монастыря сливалась с накатанной грунтовкой. А у церкви — целая площадка со следами колес. Реальность… Мурка оглянулась на лес — вернуться? Или пойти все же? Она, может, и спрашивать ничего не будет. Ей бы только мать — увидеть… По глазам ведь сразу все понятно. Или — непонятно? Людям свойственно приписывать другим то, что они про них думают… Так, хватит! Оборвав никчемные, механические умствования, Мурка подняла руку постучать в калитку — но та бесшумно и мягко открылась перед ней. За порогом стояла та худая темная тетка с мордой угрихи и скалила мелкие зубки:
— Надумала? Ну, добро пожаловать, деточка!
— Я ничего не надумала, — резко сказала Мурка. — Мне нужно увидеть Якову Сусанну Ивановну. И все. Будьте любезны, позовите ее, пожалуйста.
— А-а, мать Семирамиду, — еще приторней расплылась угриха, шире раскрывая мелкозубый капканчик рта. Но глазки ее прокалывали Мурку злобно, насквозь. — Позвать не могу, она не выходит.
«Семирамида»? Это что, про мать? Кто такая вообще эта Семирамида? Что-то было в учебнике истории про какую-то царицу… А, «сады Семирамиды»! Что, прям тут? Расцвели? Пахнет-то цветами…
— Так входи, что стоять, — снова улыбочка. — Пойдем, спросим. Может, и примет.
И Мурка, как загипнотизированная, перешагнула порог в пышное, красно-розовое, пахучее — хотя что-то маленькое, как котенок в мешке, билось в ней и мяукало, что нельзя, не надо, давай убежим! Настоящий же котишка распластался по животу и замер. Страшно? Ее страх чувствует? Что он вообще понимает, маленький дурак?
— Пойдем, пойдем! Смелее, деточка, — улыбалась угриха. — А меня можешь звать сестрой Зинаидой!
За забором все строения захлебнулись в розовых и красных цветах. Как в парфюмерном облаке. Мурка опознала пионы, розы, циннии, левкои и сдалась. Слишком много разных и всяких. И густой, аж дышать тяжело, запах пионов, роз и химических удобрений. Отовсюду будто несло розовым маслом и фосфатами. Везде клумбы и палисадники. Колотым малиновым кварцитом отсыпанные дорожки, чистота, порядочек, красиво расставленные, будто на базе отдыха, нарядные вагончики и домики. Розовой блестящей краской выкрашены крылечки и наличники. В окошечках — кружевные занавески. В шезлонге под розовым тентом сидела одутловатая беременная в платочке, с очень опухшими ногами, читала «Алые паруса», попивая что-то розовое из бутылки с надписью «святая вода». Из большого домика вышла старуха в белом халате, сквозь который просвечивали трусы в цветочек, протянула беременной какие-то таблетки в больничном стаканчике, остро взглянула на Мурку. В палисадничке неподалеку копошились еще одна беременная женщина с худой, измазанной в черноземе девчонкой лет десяти — сажали цветочки. Мимо прошла девушка с начавшимся облысением (алопецией), в розовеньком платьице — пронесла розовую же лейку с водой женщине с девчонкой. У колодца под резным навесом стояли еще такие же розовые, тоже наполненные водой пластмассовые садовые лейки. На резных же, разукрашенных красным, розовым и белым столбиках навеса над колодцем, в синей тени, мешавшей их разглядеть, висели иконки в золоченых ризках.
— Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья, «Мудрость» по-нашему, — потыкала в поблескивающие квадратики с тетеньками в длинных одеждах угриха Зинаида. Сама она тоже была в длинном платье противного бордового цвета, а из-под подола мелькали пыльные ноги в босоножках. И с красным плебейским лаком на неровных ногтях. — Смотри, девчушечка, как благостно-то тут у нас. Истинно женская обитель. А я-то тебя еще там, на Свири приметила, помнишь?
Еще бы. Но еще Мурка помнила и доверчивого котика с белыми лапками. Поэтому только кивнула, стараясь не смотреть вниз, на ее красный лак.
— Тебе тут хорошо будет, спокойно… Все, что ищешь — найдешь… А ты чего к матери Семирамиде? Знаешь ее? Она сама тебя пригласила?
— Да.
— А парень рыжий с девкой его кем тебе приходятся?
— Друзья.
— Парень-то ничо, не лапал тебя? Ты девственница?
Мурка остановилась и безжалостно и остро, как серая Эля, зыркнула на нее. Угриха вздрогнула, но тут же собралась:
— Девственницы-то тут у нас куда как ценюттца… Девственная душенька твоя — большое сокровище… Да не обижайся, куколка, тебе саму себя-то еще искать и искать. Какая из тебя женшшшина, так, костяк один. Но ничо, мы тебе поможем, на путь истинный наставим, что подскажем, за что накажем — так и пойдешь у нас, как цветочек расцветешь-распустишься, потом спасибо скажешь. А то слезы смотреть, какая ты вся, будто в оковах… Худенькая такая, глянуть не на что… Но ничо-ничо, исправим тебя. У нас тут лекарств много. — Она ткнула наманикюренным пальцем в домик из трех соединенных друг с другом вагончиков. На каждом ногте на руках у нее блестел лак разного цвета. Со стразиками даже. Вся радуга. Только криво наложенная. — Мы тут хорошие деньги зарабатываем. Прямо экологическое химфармпроизводство. И ты потрудишься, нам работницы нужны. Трудницы то есть.
От домика несло какой-то химией. И аптекой. Так обычно и от матери пахло. Но тут воняло еще чем-то пугающим — странный запах и смутно знакомый, почему-то напоминающий зоопарк. Но это пахло не зверями. Сухой запах, страшный. Свело живот. Это ужас, что ли? Что у них там, наркотики?
— Да брось, не бойся, — ухмыльнулась угриха. — Ничо запрещенного. Производство такое… Мать Семирамида сама тебе расскажет-покажет, если доверия заслуживаешь. Не бойся, тебе тут хорошо будет. А мы тебя исправим, вылечим. Ты просто потерялась в большом мире. Мужики тебя обижают, всерьез не принимают. А ты тут у нас под опекой-то как расцветешь… Как наши цветочки, — она алчно протянула руку и сквозь дощечки палисадника сорвала головку крупного пиона; жадно разминая бледные лепестки грязноватыми пальцами с разноцветными ногтями, поднесла к носу: — Ах, как пахнет… Да расслабься ты, куколка, никто тебе зла не желает. Посмотри, как у нас нарядно, красиво. Все с любовью. Мы тут женщинам помогаем. Кого мужики подлые обидели, кого судьба, кто просто хочет себя познать. Женщиной-то настоящей ой как трудно быть. Да даже трудно признать саму эту женственность в себе — сама чувствуешь, верно, деточка? Ну да ничего, ты еще молоденькая совсем. Научим… Постой-ка, обожди минутку, — она поднялась по розовым ступенькам очередного игрушечного домика и постучала в разукрашенную красными и белыми кривоватыми цветочками дверь. — Мать Семирамида? Тут к вам девчушечка приехала…
Она скрылась за убогими цветочками. Через минуту вышла, улыбаясь еще зубастее:
— Ну, входи, миленькая, входи, деточка, правда ждут тебя, оказывается! Так-то просто к матери Семирамиде и не попадешь! А тебе повезло!

Красное платье в пол. Абсолютно красное, алое. И серое лицо, серые глаза, серые распущенные волосы. И алая помада на губах — будто по серому цементу мазнули кровью. Красный лак на ногтях: да мать, какая б ни была, в жизни не одевалась так придурковато!
— Ты что, кардинал тут? — усмехнулась Мурка, входя.
— Доча! — В улыбке у нее тоже было что-то больное, нехорошее. Зубы желтые, на одном справа — заметный кариес. Она здорово постарела, лицо обвисло, по сторонам заострившегося подбородка свисали жалкие бледные брыльки. Сизые мешки под глазами; мерцающий, очень странный взгляд. Брови и ресницы почти вылезли. Она не встала из офисного кресла, только повернулась к Мурке. — Ну надо же! Надумала все-таки?
— А что я должна надумать?
— У нас тут благолепно, самое то для девушки… Рисовать любишь, так тут что — рисуй сколько хочешь, вон, внизу в церкви зал расписывать надо, так любые краски тебе привезем. — Глаза матери, дергаясь, жадно обшаривали Мурку. — А ты похорошела, доча. Пригодишься.
— Для чего?
— Для дела тоже, — мать махнула себе за спину. — Мне нужна помощница.
Там на большом столе у окна мерцал темной, в красных звездочках картинкой монитор, принтер, урча, распечатывал алым курсивом розовые листочки, высились стопочки журналов. Один красно-белый, в сердечках, «Женский звездоворот», другой, поменьше, в кислотных цветах, с какими-то лиловыми монстрами на обложке: «Детский журнал Кадаврик, сказки и раскраски». Чего?! «Кадаврик»?!! У Мурки опять заныл живот.
— Мама, я только приехала посмотреть, как ты тут. И все.
— Ты останешься, — отмахнулась мать.
— Нет.
— Тут для тебя есть все, что нужно.
— Да я не хочу оставаться! У меня своя жизнь!
— Да кто тебя спрашивает? Ты дочь. Моя. Но молодая, пользы своей еще не видишь. Ладно хоть, ума хватило приехать!
Мурка присела на розовую табуретку: и ноги подкосились, и надо сделать вид, что смирилась. Она спросила, только чтоб не молчать:
— Почему такое имя: Семирамида?
— Сильная баба была, — пожала плечами мать. — Из древней истории. Открой гугл, узнаешь.
Вдруг за открытым окном неподалеку старушачий голос позвал:
— …Катерина! А, раба Катерина! Жара-то, а! Пойдем купаться, вода — благодать!
— Иду, раба Варвара, иду! — отозвалась другая старуха. — Купальник найду тока!
— Да на кой тебе купальник-то, дурища, иди так!
Мать поймала Муркин взгляд и усмехнулась. Мурка передернулась и спросила:
— Что это за место вообще? Только не надо мне врать, что это православный монастырь!
— Зачем же врать? Вранье — грех, господь накажет. Нет, конечно, к РПЦ никакого отношения. Боже упаси, как говорится. Официально мы тут зарегистрированы как база отдыха «Цветочек». Знаешь, бывают базы для охотников, для рыбаков? А у нас — только для женщин и девушек. Для матерей с доченьками. Для беременных. Для престарелых. Мир без мужиков. Экологическое поселение. Правда, благодать какая? Цветочки, домики, озеро. Отдыхайте, девочки… Ну, а кому из гостий наших тренинги там или практики всякие, или, кто попроще, молитвочки нужны, так пожалуйста. Часовенки есть, помещения для тренингов есть. Коучи, наставницы опытные. Любой каприз. Бывают ведь бабеночки, что без боженьки своего никуда ни ногой? Ну, мы с ними тоже работаем. Психотерапия. Гомеопатия. Курс инъекций… Монашенок даже на реабилитацию принимаем.
Зрачки у нее то сужались, то расширялись. Мурка все меньше верила, что эта женщина в глупом красном балахоне, туго натянувшемся на разжиревшем — или беременном? — животе — ее мать. Которая раздавала подзатыльники, скандалила с отцом, рассыпала таблетки, швыряла, если что не по ней, кастрюли в стену, все равно, с супом или без. В этой серой старухе в красном словно бы совсем не осталось живой, обычной энергии, но явно чувствовался какой-то ядовитый, напряженный психический процесс. Она сумасшедшая. Еще хуже бабки.
— Мам, папа в больнице с инфарктом.
Мать словно не услышала — вынула из замолкшего принтера стопку листов, подровняла, стала просматривать. Пальцы ее слегка тряслись. Маникюр на белых пальцах был такой же алый, как платье, но не попадал в тон и оттенок.
— Мам, ты слышишь?
— Да ну его. Помрет, туда и дорога. Отродье поганое.
— Мам, я его дочь или нет?
— Не «мамкай». Тебе какая разница? Доча, ну, сама подумай. Что он тебе? Подумаешь, чайная ложка спермы. Тоже мне, заслуга.
— Он меня вырастил.
— Ерунда, — прошипела мать. — Ты — моя. И больше ничья. Будешь слушаться, и все. Так хоть пригодишься.
— Для чего?
— Узнаешь.
— … у тебя до меня были еще дети?
— У меня и после тебя с Васькой дети были. — Она глянула на свой торчащий живот. — И будут. Или не будут. Не твое дело, правда? Ты — всего лишь дочь. Твое дело — слушаться.
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— …А тут у нас клиника. — Мать вела Мурку по территории «Цветочка» и, перейдя от нервной трясучки после приема какой-то таблетки к благодушному состоянию, доброжелательно улыбалась. — Медицинское сопровождение беременности или ее прерывание на любых сроках, как гостья пожелает. Старушек пару раз еще брали на дожитие, но от них, сама понимаешь, кроме денег никакой пользы, так что больше стараемся не брать. Так, на оздоровление принимаем, если бабулька в разуме. Твою-то бабку ни за какие деньги б не взяла. Ведьма. Наконец-то ее прибрала нечистая сила. — Мать подняла голову и лучезарно улыбнулась вечернему солнцу.
— Значит, все-таки она мне бабка, — кивнула Мурка, вспомнив, как несчастная беспомощная старуха брела с палочками через двор. — А почему тогда ни она, ни отец меня своей не признавали?
— Я не хотела, чтоб она твердо знала, что ты их крови, а то б она тебя испортила, обучила б всякой дряни… Я заставила его сомневаться… А свекровь… Ну дура, что. И еще — от жадности, думаю. И меня ненавидела. Не хотела, чтоб дети от меня были ее наследниками. А нам, может, и не надо, правда, доча? — Она повела вокруг рукой. — Посмотри, какое я тебе богатство предлагаю. Это все моя собственность. Умное капиталовложение. Богатею каждый день. На каждой беременной дуре. На каждой отгрузке препаратов. — Глаза ее опять замерцали. — А ты умненькая уродилась, сильная, введу тебя в дело, будешь мне правой рукой, деньги зарабатывать настоящие начнешь. На кой тебе город, художка да мужики? Ты присмотрись, это ж тут у меня — рай! А вот, в подвале церкви, склад…
Жизнь не казалась реальной. Приторно пахло пионами и белым шиповником. Котенку было жарко под муркиной джинсовой курткой, он возился под майкой, ощутимо царапаясь. Мурка выпустила его здесь, в цветочки, в тихий летний вечер — пусть теперь выживает, как знает. Тут спокойно. Вроде бы…
— Какое ж у бабки наследство?
— Да хутор какой-то в Эстонии. Или усадьба. Этот дурак нефтяной, папаша твой, толком не в курсе, но мои люди справки навели — да, бабка владелица. Дом-то сгнил, но там землевладение есть, в глуши тоже, двести тридцать соток. Вот тут освоишься, в дело вникнешь, так, если захочешь, езжай туда, под Тарту, там пансионат построишь. Любой нации надо куда-то девать старух или нежеланных младенцев.
— Это незаконно.
— Умеючи все законно. Отец твой если сейчас ласты склеит — так ты единственная наследница будешь, доча. Поедешь в Эстонию?
— Не знаю.
— Или продать ту землю, а деньги тут вложить, еще где-нибудь совсем в глуши, на Урале… — задумчиво сказала мать, почесывая алым ногтем в серых волосах под накинутым платком. — Что Эстония, маленькая страна, прозрачная, кошку под кустом не зароешь, не то что…
Снаружи послышался шум подъезжающего автомобиля. Муркино сердечко вздрогнуло — Швед выручать приехал?! Но нет, двигатель шумел иначе. Затих. Глухие металлические ворота, пиликая, начали медленно открываться — рвануться, убежать?
— Стой, дура, — велела мать, механически улыбаясь. В ржавом свете вечернего солнца ее лицо еще больше было похоже на крошащийся цемент. — Смотри, что я тебе предлагаю. На отгрузку нашу посмотришь, так может, поумнеешь.
На площадку у ворот въехал чистенький беленький микроавтобус и развернулся задними дверками к церковной двери. Из микроавтобуса вылезла водитель — молодая, но почему-то совсем седая тетка, улыбаясь, полетела к стоящим в тени у церкви Мурке с матерью:
— Доброго здоровья, мать Семирамида! Как ваше ничего?
— Вашими молитвами, Аннушка, и вам не хворать! Все привезли?
— Десяти килограмм глицерина на базе не хватило, не было в наличии, на другую мы не поехали, чтоб время не терять, а то ваш-то товар нежный… На той недельке довезем, да?
— Хорошо, Аннушка, время — деньги; давайте, девочки, разгружайтесь!
— Сейчас-сейчас, мать Семирамида. — Глаза тетки перебегали с матери на Мурку и обратно. — А помощница-то у вас какая новенькая — хорошенькая, просто ой!
— Доченька это ко мне приехала, вот, хочу правую руку себе воспитать, в курс ввожу. Подросла уже, хватит гулять, правда, доча, пора за дело?
Эти слова насчет правой руки услышала пробегавшая мимо с бумагами в руках угриха Зинаида в темном платке. Она сбилась с шага и покосилась на Мурку: в глазах изумление и ненависть. Но она тут же заулыбалась, скаля зубы, побежала дальше:
— Накладные, Аннушка, вот накладные, давай по порядочку!
— Доброго здоровья, сестра Зинаида!! По порядочку, все по порядочку, как вы любите!
За угрихой Зинаидой прибежали еще две крепкие девахи и две жирноватые тетки из тех, что Мурка приметила еще в туристической деревне. Они суетливо принялись разгружать микроавтобус, вытаскивая и унося в холод открытой церкви какие-то пластмассовые и алюминиевые фляги, канистры, бутыли, запаянные жестяные ведра, термоконтейнеры и просто коробки. Осторожно спустили на тележку морозильную камеру и утащили в темень. Угриха сама толкала тележку и шипела на одну из девах:
— Катька, да беги же вперед, кабель разматывай, скорей подключить надо! А вы, трудницы мои милые, вот эти ведерочки подхватывайте скореича и за мной!
Ведерочки были литров по двадцать. Тетки с трудом оторвали их от земли и, пыхтя, дрожа жирком, потащили во тьму.
— Эти тоже на оздоровление?
— Программа снижения веса, косметологических процедур и продвинутых духовных практик «Вечная красота», — не моргнув глазом, ответила мать. Потом усмехнулась: — На самом деле используем их физическую силу, гоняем, кормим тертой морковкой. Продрищутся и похудеют. Ну, и маски со змеиным ядом плюс тренинги сексуального раскрепощения… Видишь, доча, я и не думаю ничего от тебя скрывать. Вникай.
Через несколько минут тетки и девахи приперли из церковной тьмы пластмассовые контейнеры, задвинули их в микроавтобус. Опять побежали в подвал, прикатили другой холодильник, побольше, потом еще два.
— …восковые кружочки с ядом, двадцать килограмм, — отмечала в накладной угриха, бормоча себе под нос, но так, чтоб матери было слышно. Та кивала, слушая ее, а угриха все косилась на Мурку: — …полипептиды замороженные, два литра по сто грамм в упаковке. Випросал в тюбиках по пятьдесят грамм с нижегородской маркировкой, двадцать по сто, загружено… Водный экстракт яда гадюки, в фасовке по десять миллилитров, пять киллограмм брутто. Вытяжка плацентарная замороженная, три килограмма, загружено… Плазма крови, замороженная… Эритроциты человеческие замороженные… Консервы «Нежный крольчонок», двадцать баночек под заказ… «Желчь медвежья карельская», три пузырька по пятьдесят грамм… Яд гадюки очищенный, пять по десять миллилитров, в ампулах, загружено…
Мурку поташнивало. Мать заметила, взяла липкой холодной рукой за запястье, отвела к лавочке у цветника:
— Присядь. Оторопела ты, да, доча? Видишь теперь, бизнес-то какой серьезный?
— Яд гадюки очищенный? — повторила Мурка. — Зачем?
— Гадюк доим, да. В Москву яд поставляем. Пятьдесят миллилитров еженедельно по контракту. Кому и зачем — не наше дело. Экстракт яда много где нужен. В косметологии, в фармацевтике. Артриты лечит, все такое. А тут полно гадюк. Мы их и наловили и доим. Пойдем, хочешь, серпентарий покажу и лабораторию?
— Нет!
Мимо прошли две девчонки лет по десять, в белых косынках и в белых же сарафанчиках, бретельки которых одинаковыми крестиками сходились на загорелых спинках. Каждая несла по розовому надутому кругу для плавания, каждая весело поздоровалась:
— Здравствуйте, мать Семирамида!
— Здравствуйте, девочки! — ответила учительским голосом мать. — Смотрите, на ужин не опоздайте!
Девчонки прошли. Мурка спросила:
— А эти-то вам зачем?
— Пригодятся. Из детского дома взяли, под опеку. В парше привезли, в лишаях — видишь, какие стали? Ухоженные, хорошенькие, попочки кругленькие. Английский учат и химию. Думаю еще штучки три взять, постарше. А то эти маловаты и не выносливы еще. По ночам — сонливые… Но ничего, послушные. Благодарные. Таких большеньких ведь из детдомов уже не берут. Все малышей хотят.
— А вам от младенцев никакой пользы?
— Ну почему ж… Возни только много. — Мать смотрела, как отъезжает загруженный микроавтобус. Тетки и девахи с угрихой поклонились матери и скрылись за углом, говоря про купанье, полотенца и «на ужин пшенка с тыквой и салатики». — Ну так что, доча? Что ты решила? Ты ведь почти все поняла?
— Про твой бизнес? Ты талантливая, ага? Кто только тебе покровительствует?
— Много будешь знать — скоро состаришься.
— Как ты?
— А что я? Просто эта беременность тяжеловато идет. Ничего, скоро избавлюсь, помолодею — не узнаешь.
Вокруг никого не было. С озера доносился плеск и женский смех, а тут было тихо. Одуряюще пахли цветы, но все перебивал тяжелый запах пионов и — какой-то сложной химии — от матери. На Мурку навалилась тяжелая усталость. Как же сбежать отсюда? Надо что-то еще важное, очень важное спросить у матери, только что? Не вспомнить. И она спросила о том, что крутилось в уме весь день после разговора с Митей:
— Помнишь, у бабки в квартире была заколоченная комната?
— Да у нее полно было секретов.
— У тебя тоже.
— Такова женская сущность. У тебя, я думаю, тоже уж поднакопилось? Кто этот парень рыжий и его подружка-красавица?
— Так, друзья.
— Ну, не хочешь рассказывать — не рассказывай, все равно узнаю. А что, говоришь, там у бабки в комнате оказалось?
— Не знаю еще. Сокровища, может?
— Да какие у нее сокровища. Дочь у нее была слабоумная, знаешь? Она это ото всех скрывала, ведь позор. А когда эта девка-даун померла, у бабки совсем голова кувыркнулась… Туда ей, впрочем, и дорога. Хорошо хоть, ты у меня умная уродилась. Не в их гнилую породу.
— Васька тоже был умный. Почему ты его не любила?
— Потому что всего лишь мальчик. Заурядный, обычный. Ну, вырос бы еще один тупой мужик…
— Не все мужики — тупые. А я — девочка. Но ты и меня не любила.
— Знаешь, милая, любовь вся эта — вон, для этих дур озабоченных сказочка. Ты, пока с Васькой нянчилась, столько пользы мне принесла, что теперь я тебе почти доверяю… Почти. Что-то я устала, проводи меня в клинику, — тяжело встала мать. — Я еще таблетку приму… Жара проклятая.
— Бабка тоже от жары умерла.
— Хватит уже про нее. Ненавижу старую ведьму.
— Выходит, любовь — пустой звук, а ненависть — нет?
— Отвяжись и не умничай. — Мать, опираясь на Муркино плечо, тяжело поднялась по розовым ступенькам к белой двери с красным крестиком. — Пить хочу. А ты что все в курточке? Не жарко?
Мать вошла в белую комнату, Мурка — за ней. Увидела голубую бутыль с водой, увидела, как мать наполняет водой высокий стакан, и поняла, что тоже очень давно хочет пить. Мать вынула из шкафчика черный пузырек, вытряхнула таблетку, закинула в рот, запила водой. Серое потное горло ее булькало, глотая. Она сказала:
— Да водички-то попей, дурында. Неужели так боишься?
Мурка взяла стаканчик из пирамидки, попила. Мать села на белую кушетку, вытянула ноги. Привалилась спиной к стене. Оглядела свой обтянутый алым живот:
— Точно, пора это дело заканчивать… Копошится уже, поспел.
Мурку опять пронзил ужас. Через силу она спросила:
— Сколько у тебя всего было детей?
— Какая разница. Знаешь, моя ненаглядная, жизнь детей заключает в себе смерть родителей. Вот и приходится решать, кто кого.
— Ты с ума сошла?
— Если бы. Ты просто еще очень молоденькая, наивная. Понимаешь, давать жизнь — это удел любой самки. А я — не самка. Я — умная женщина, которая способна подняться над своим убогим биологическим уделом, преодолеть его. Ясно? Умная женщина не определяется природой, она сама себя определяет, — говорила серая, почти безжизненная мать в алом платье. — Ну, что ты смотришь такими перепуганными глазенками, глупышка? Успокойся. Все в порядке. Просто тебе еще надо дорасти до моих слов… Ну, Марта!
— Что?
— Знаешь, доча, такое понятие существует в эволюционной теории: «родительский отбор»? Наши предки оставляли жить только красивых младенцев… Остальных убивали. Иногда пожирали даже, чтоб ценный белок не пропадал. А ты, кстати, была красивенькая, когда родилась. Такая беленькая, с серебристыми волосиками… Пожалела тебя, думала, моя будешь, только моя… Потому и отцу твоему врала, что мол, не от него. Даже ведьма та старая поверила… Ах, доча. Ты и сейчас очень красивая. Только истощенная. Ничего, у нас тут экология, молоко, сливки, мясо… Все натуральное. Откормим. И вообще… Тобой надо заняться как следует.
Мурку в шею укусил комар. Она отмахнулась.
А комар все кусал и кусал Мурку в шею. Она не могла его согнать.
Голова почему-то не поворачивалась. Боковым зрением Мурка заметила остро блеснувшую иглу, которую вытащили из ее шеи. Кто сделал укол, она не разглядела. Наверно, угриха, сестра Зинаида… ладно, все равно. Потом глаза закрылись. Но она еще чувствовала, как несколько пар чужих рук поднимают ее, куда-то несут, начинают раздевать. Это тоже совсем все равно… Откуда-то издалека донесся спокойный голос матери:
— Аккуратно с моей дочерью. А ты не бойся, дуреха, вреда мы тебе никакого не причиним. Спи, тебе отдохнуть к ночи нужно… А потом самое интересное. Вот увидишь, как тебе понравится!
Что интересное-то? Но это тоже было все равно…
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— …ты тоже благоволишь к нам, сумрачная Ночь? Ты расправляешь… Это… а, онемевшие крылья души… Истинное небо мы обретаем только в твоих беспредельных глазах, госпожа Ночь…
Какая чушь… Мурка попыталась собрать то, что называла собой, в кулак — ну ладно, в кулачок — воли и прийти уже в себя. Хотя бы открыть глаза. Нет, не открыть. Мрак. Пахло чем-то странным, а еще — дымом и ладаном. Она лежала на животе на чем-то твердом и ледяном, а кто-то гладил и гладил ее по спине и заднице теплыми ладошками. Ладошек точно было больше двух, но сколько точно… Ломило голову. Постепенно она начала понимать, что ее вовсе не гладят, а аккуратно, не пропуская ни сантиметра, чем-то намазывают.
— …Внимайте же все: ныне… вечная женственность снова… в теле нетленном на землю идет… — гудел кто-то, запинаясь, старческим голосом над самым ухом. — …все совместит красота ночная в новой девственности… нашей юной нетленной богини…
Брееееед…. Как болит голова. Как холодно. И не шевельнуться… А может, не надо и пытаться? Пусть думают, что она еще не пришла в себя?
Ее осторожно, даже ласково, перевернули на спину и снова продолжали намазывать — чем-то липким, прохладным и душистым. Пахло пионами и розами.
— Так, девочки, хорошо, — сказала какая-то приторная старуха. — Умнички. Теперь давайте мы ее перенесем, нашу красоту, на место уже и там последние штришки наведем… Маруська, ты доплела веночки? Давай скорей.
Нет, глаза не открыть. Будто заклеены чем-то. Мурку опять подняли и понесли в несколько пар рук. Руки мягкие, женские. Несли минут пять, и по пути кто-то — незаметно для других, наверно, — все гладил и гладил одним пальцем ей под коленкой. Щекотно. Тот же палец, когда ее укладывали на какие-то твердые подушки, провел под правой ягодицей. Старуха зашипела и звонко хлопнула кого-то по руке:
— Ах ты тварь божья! Не смей до времени пакли свои распускать! Смотри, все золотце стерла! Так, где малые? Наташенька, деточка? Неси скорей свое ведерочко с краской, надо красоту подправить! Нет, вот тут, в самой серединке, не мажь… Аккуратнее.
И Мурку опять принялись обмазывать маленькие детские ладошки. Задницу, бедра снаружи и внутри, живот, лобок. Блин, она же совсем голая… Зачем ее мажут какой-то краской? Нет, не шевельнуться никак… Да как же хорошо, что Васьки уже нет на свете, и он не увидит и никогда не узнает, что родная мать делает с его сестрой! На несколько минут сознание ушло, а когда вернулось, она ощутила на голове тугую плотную повязку поперек глаз, а поверх — душистый и колючий ворох пышного венка. Кто-то нежным маленьким пальчиком красил ей губы — и те накрепко склеивались, а потом — все тело ее вздрогнуло, — принялся красить соски. Она попыталась шевельнуться — руки оказались заведены за голову и крепко связаны чем-то мягким. Одна нога уже была тоже привязана к чему-то мягкому, а другую как раз привязывали. Мурка рванулась. Губы, чтоб крикнуть, тоже не разорвать! Старуха над головой захихикала и, наклонившись, обдала кислым дыханием:
— Лежи, дурочка! И не мычи, не телка! Больно не будет! Еще и понравится!
Шлепая босыми ногами, она отошла. В голове стоял туман и не обещал развеяться. Маленькая девчонка прошептала в ухо:
— Ты не бойся! Мы уже такое с Маруськой четыре раза видели! Больно не будет! Всем девушкам сначала страшно, а потом — нравится, и они еще хотят! А еще мы тебя красиво покрасили, красивее всех! Дай-ка я тебя поцелую! Всем нельзя пока тебя трогать, а нам с Маруськой можно, потому что мы сами еще девственницы, и богиня Ночь на нас не сердится!
И маленькие губенки прижались к Муркиному рту.
— Ах вы негодяйки малолетние! — Раздались два звонких шлепка по голым задницам. — А ну подкрасьте все, как было! Скоро начинать! Пионы где?
И Мурке засыпали разведенные ноги и живот кучей прохладных и тяжелых цветочных головок. Голова пошла кругом, а от запаха пионов — затошнило. Блин, как выбираться? Мурка попыталась покрутить запястьями — связано туго, не одолеть. Да какая ж она дура, ведь говорил Митя — не суйся, так ведь нет, сама пришла!! Мамочку повидать захотела! Идиотка! В голове прояснялось: микроавтобус с ядом, клиника, разговор с матерью в жутком розовом домике… Вернуться бы назад во времени, не знать бы ничего, не видеть тех ненастоящих пупсов в болотной яме… Не знать бы, чем тут мать занимается… Так, не ныть, — по краю сознания прошла серая пионерка Эля и мрачно, будто стегнув, взглянула в самую Муркину суть. — Не ныть и думать, как выкрутиться.
— …Наташка, Маруська, а ваши веночки где? А ну быстренько! Ваше счастье, что мать Семирамида задерживается!
— Сейчас, баба Нюра, сейчас! Вот веночки! Наташка, на, надевай… Баба Нюра, а правда тетя Варвара утонула нынче, из озера не выплыла?
— Так бог дал, бог и взял, детоньки! Раба Варвара-то в годах была, не успела еще толком омолодиться-то. Сердце, видать, слабое, а с ядом-то ведь не шутят… Вот ее водяной и утащил. Так все и сказали. А вы видели, как она в воду-то заходила?
— Да она только пришла, как нас с Маруськой ужин накрывать позвали. Мы мало сегодня купались.
— Вы, девчушечки, смотрите, осторожней купайтесь. Опасайтесь водяного-то.
— Водяной — он фольклор, — подрагивая, сказала Наташка и зачем-то придвинулась к Муркиному боку. — И бог — он тоже фольклор, да?
— А сие нам неведомо. Так что на всякий случай не богохульничай, детонька. Наташка, мать твою! А ну, отодвинься от богини, смотри вот, опять позолоту коленкой стерла! Крась давай!!.. Ой. Слышите, девчоночки? Там шумят, что ли?
— Не-е… — неуверенно сказала Маруська. — Поют? Про богиню Ночь? Ну, как положено?
— Орут, — испуганно сказала Наташка. — Про мать Семирамиду, вроде. Плохо слышно.
— И правда, чего-то… Так, девки, — старуха грузно ворохнулась рядом. — Где мой халатик-то? А, вот он. Маруська, подай. Так, я пойду гляну, что там и как, а вы тут сидите и — смотрите мне! Со станка не слезайте, а то пол каменный, стылый. Еще придатки застудите. И богиню не щекотить, ясно вам, оторвы? А то потом спрошу у нее — и если чо, так вас обеих выпорю, ясно?
В голосе старухи звякало беспокойство. Сквозь ее удаляющееся ворчание и тяжелое шлепанье шагов Мурка тоже разобрала какие-то невнятные вопли где-то далеко наверху. Что-то про гадюк и гадин. Мурка снова покрутила запястьями — вроде эти мягкие веревки чуть ослабли. Хоть бы губы расклеить — с девчонками заговорить, уболтать их…
— Орууут, — протянула Наташка снова. — Ругаются. Плачут. Я боюсь. Что делать будем, Маруська?
— Баба Нюра велела не слезать, — шмыгнула носом Маруська. — Холодно.
— Тут всегда холодно. Подвал же… Хорошо хоть, сегодня не в нижнем подвале, а то б мы с тобой дрова замучились им таскать… Зимой-то, помнишь?
— Помню. Смотри, там звезды вверху… Не, отсюда плохо видно… Наташка, слушай, а давай убежим вообще? Надоели мне эти тетки голожопые…
— Тут кормят. И потом, куда мы с тобой? В детдом опять? Я не хочу… И тут в школу ходить не заставляют… Только богу надо молиться.
— Бог — он фольклор, — с тоской сказала Маруська. — Я-то знаю. Он не придет и нас не спасет от этой жизни. И от этих старых дур тоже не спасет. Давай еды наворуем и уйдем… Пока мать Семирамида не начала на нас свои примочки проверять. Убегать надо. Хоть куда-нибудь, а?
— Страшно…Ты думаешь, мне тут не противно? Вон смотри, даже богиня у нас сегодня какая тощая, противная… Не, никто нам не поможет…
— И настоящая мама — это, наверное, тоже фольклор…
— Не ной, Маруська. Ну какой фольклор, что, ты не из бабы выпала, что ли? Только нам с тобой курвы какие-то вместо матерей попались… Ой. Слышишь?
— Сильнее орут, ага, — согласилась Маруська и всхлипнула: — Вроде, что мать Семирамиду гадюка укусила… И еще кого-то… Гадюки сбежали, что ли?
— Да нет, не это слушай… Не как эти дуры наверху кричат. Ну их, пусть хоть все передохнут… Ты тут слушай. Тут. Вверху…Чирикает что-то.
Мурка тоже прислушалась. И это было не чириканье, нет. А щелчки фотографического затвора. И еле слышное гудение маленьких пропеллеров дрона.
— Наташка, смотриииии, — протянула Маруська. — Это такая искусственная ворона, что ли? Какая штука… С огонечками. Давай убежим, а?!
— Поздно, — откуда-то сверху сказал Швед. — А ну сидеть, зассанки, и не шевелиться! Ты, которая справа, венок свой поправь! Сделай красиво!
И фотоаппарат защелкал снова.

Глава 11
Наследство
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Вся голая, лишь в позолоте и альпинистской обвязке, Мурка, дрожа от холода и стыда, стояла на битых, крошащихся кирпичах полуразрушенного барабана одной из главок церкви и крепко держалась за кривую березку, которую еще утром приметила с края леса, когда впервые смотрела на поганый «Цветочек». Сейчас там тоже было на что посмотреть. Далеко внизу полуголое бабье металось между тускло освещенных вагончиков, кто-то визжал: «Гадюки, гадюки, вон поползла», кто-то орал: «Сыворотку, сыворотку скорее», кто-то кого-то, причитая, куда-то волок. А здесь была только ночь и звезды. Пространство воздуха и ландшафта вокруг, очень холодное. Синее пространство внизу, с далекой-далекой травой на самом дне. Ну, и спасители.
— Укус гадюки не смертелен, — сказал Петя, аккуратно, без спешки разматывая трос.
— Это если не в шею или лицо, — ответил Андрюша.
Им обоим надо было смотреть на свое снаряжение, на всякие там веревки и карабины, но их взгляды все время возвращались к липкой позолоченной Мурке. Их самих во тьме, как и Шведа, было почти не различить — черные комбинезоны, черные балаклавы, все пригнано и подогнано, ничего не блестит и не звякает. Это только Мурка стояла и сияла с вышины на всю округу. В свете звезд, ага. И трех пар мужских глаз. А вокруг летал, помаргивая огоньками и зудя, добросовестный дрон.
— Это вы гадюк выпустили? — дребезжа на ночном ветерке, спросила Мурка. Губы еще плохо расклеивались — но тряслись.
— Не, мы на территорию не совались, там камеры, опасно. Так, через забор накидали, — застенчиво сознался Петя. Голос его звучал все-таки нервно. — Часа два все в поле ловили, даже Яна одну поймала. А Дмитрий Гедиминович — пять. Он нас всех и научил. Это не страшно. Ну, почти. На всех — девять штук, ага.
— Митя? Митя научил гадюк ловить?
— А его отец в Средней Азии то ли гюрз ловил, то ли кобр… Это не трудно, если не бздеть…
— Что-то такое он мне рассказывал, — у Мурки сильнее закружилась голова, и она крепче ухватилась за березку. — Ой…
Корни березки зашуршали, заскрипели в битом кирпиче, она пошла вбок — еще чуточку, и… Швед крепко схватил Мурку за бока руками в рубчатых грубоватых перчатках и удержал. А то бы улетела обратно в пионы, на битый кирпич церковного дна.
— Стой, Кошка, не пританцовывай… Ну, мы гадюк туда к бабам и покидали, а гадюки разозлились, наверно, — Швед пытался шутить. — Не столько на то, что их ловят, сколько на то, что кидают. Гадюки ведь не летают, ага?
— Я тоже не летаю, если что. А пора поторопиться. Давайте сматываться, пока веселье у них не закончилось, — велел Андрюша. — Петька, держи художницу… А ты, Швед, давай, первый вниз, встречать будешь… Ага… Приятно иметь дело с опытным человеком. А ты, художница… — Андрюша на миг замер с расширившимися глазами, в которых блестело по золотинке, потом показал Мурке большой палец. — Во! Ох, короче. Уж перфоманс так перфоманс, просто зашибись! Внукам буду рассказывать… Но, ясно, только мальчикам… Давай-ка, я повернусь и встану на колено, а ты лезь ко мне на спину. Петька тебя пристегнет, и мы тихонечко вниз… — Чуть слышно щелкнули карабинчики. — Держись за шею.
Кирпичная стена церкви поплыла вверх. У Мурки закружилась голова. Она пересилила себя, шепотом спросила:
— А потом что? Внизу?
— Потом? Да деру отсюда, и все, — Андрюша слегка прихрюкнул, но не как свинья, а как дельфинчик. Он хороший, Андрюша. — Это ж не наша территория. Нас тут и не было никого никогда, понятно?
— Понятно. А дрон?
— Да то ж Швед и Дмитрий Гедиминович снимают. Швед сказал, для истории… Ты как там, художница, не околела? Тебя трясет, аж коленки по ребрам мне стукают.
— Извини, Андрюша…
— Да ладно, ничего… Что с тобой поделать, если ты из одних костей… Но зато красивая такая, ужас! …Все, сейчас внизу — в траву и уползаем!
— Я не могу в траву! Там гадюки!
— А на стенах — камеры, поняла? Ногами нельзя уходить, засекут!
— Моя золотая задница знаешь как из травы засияет?!
— Все продумано, не бз… Не волнуйся, в смысле. Хотя золотой задницы, конечно, мы не ожидали.
Внизу Швед и Андрюша завернули Мурку в кусок черного брезента и волоком потащили в траву. Передвижение было медленным, со скоростью ползущего богатыря. Но планомерным. Позади невдалеке пыхтел Петя, волоча на себе все тросы обвязки. Мурка ехала, ощущая всем телом каждую кочку, и старалась не думать, для каких целей ее богатыри припасли этот брезент. И новенький он или уже б/у? Голова все кружилась и кружилась. Наконец колонна пластунов перевалила какую-то возвышенность и свернула в лес. Швед вскочил на ноги, подхватил сверток с Муркой и помчался во мрак. Петя с Андрюшей мягко бухали ботинками справа и слева. Да, лучше все-таки живые Петя и Андрюша, чем призрачные Васька справа, Эля слева…
— Меня сейчас вырвет, — предупредила Мурка.
Швед остановился и свесил ее через плечо. Тошнить сразу перестало.
— Ложная тревога, — буркнула Мурка. — Парни, может, я уже сама пойду?
— Ты босиком, а тут сплошные гады, — сказал Швед и оглянулся: — И гадины… Что они тебе вкололи?
— Откуда я знаю… — Мурка положила голову ему на плечо. — Но жутко тошно до сих пор…
Швед похлопал ее по лопаткам. Мурка думала, что он скажет: «Ты дура, я же говорил, чтоб сидела дома», но он сказал:
— Забудешь рано или поздно. Но представляю, как тебе сейчас хреново.
— У нас аптечка в машине, — проворчал Петя. — На все случаи жизни. Щас вколем тебе в золотую попочку успокоительное, и спи себе… Утром и не вспомнишь, как маму звал. Звала. Ой. Прости.
Парни пошли дальше скорым шагом. Андрюша похлопал Мурку по лопаткам:
— Потерпи. Еще метров сто, и все…
— Терплю. И вообще… Потерплю. Не надо мне никакое успокоительное… А ты, Швед… Ты мне еще ответишь за эти снимки!!
— Да, Кошка! — шепотом возмутился Швед. — Да такая ж фактура! Разве я мог упустить! Да это ж нарочно не придумаешь!
На самом деле Швед не упустил и еще кое-чего. Прикосновение его губ до сих пор жгло Мурку внизу. Там, в «самой серединке». Но, наверно, такого ни один нормальный мужик бы не упустил. Еще бы: связанная золотая девственница, да еще вся в пионах… Этот поцелуй ничего бы не значил, наверно. Потому что всего лишь естественная мужская реакция. Если б не слова Шведа потом, когда он отвязывал ей руки, невольно щекоча бородой и заглядывая в глаза: «Ты поняла? Поняла? А дальше — если только сама попросишь! Поняла?» Мурке казалось, что она поняла… Но вспоминала про Янку — и снова ничего не понимала. А у Шведа — какой же он теплый, большой, весь золотой — наверно, вместо крови в жилах течет золотой мед…
— Отрубается, — проворчал Андрюша, поддерживая ей голову. — Замучили девчонку…
— Не-не, все нормально, — Мурка встала на ноги, качнулась и ухватилась за Шведа и за гладкое холодное крыло джипа. — Я стою.
Рядом Петя сгружал снаряжение в багажник, подсвечивая себе тусклым фонариком. Мурка ненароком глянула в этот багажник — и скорей отвела глаза. Меньше знаешь — крепче спишь. А потом ее размотали из шершавого брезента, укутали в теплое одеяло и сунули в руки к Янке на заднее сиденье, Петя прыгнул за руль:
— Все, девки, рвем когти!
Янка прижала Мурку к себе и молча заревела. Мурка тоже ревела. Но молча — у нее не очень получалось. Джип, переваливаясь и подскакивая, мчался по лесной дороге. С переднего сиденья подал голос Митя:
— Ну, девочки. Ну, звездочки мои. Все ж позади уже. Чего ж плакать?
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Мурка проснулась в оранжевом сиянии, как внутри волшебного апельсина. Только пахло не апельсином, а лимончиком — потому что рядом спала Янка, и Мурка всю ночь сквозь сон слышала ее сонное дыхание. И оттого сама могла не просыпаться. А теперь уже утро, и светло. Солнце бьет сквозь оранжевый полог палатки. Снаружи — утро, и новая жизнь… И с ней нужно что-то сделать.
Вчера во мраке ночи они долго мчались по колдобинам сквозь ночные дебри, в зеркале заднего вида то и дело сверкали фары машины Шведа. Потом выехали на нормальную, ровную трассу и понеслись по ней вообще с дикой скоростью. Но Мурке было все равно, куда ее везут. Янка была рядом, и Митя, и Швед, и Петя с Андрюшей…
— В Карелию. Тут рядом. Укроемся и отследим, будут ли нас искать, — сказал Митя. — Это не наезд, конечно, а так, семейное дело, но мало ли кому мы вдруг дорогу перешли. Эта мать Семирамида, оказывается, дама в определенных кругах известная…
А потом Мурка уснула, уткнувшись в Янку. То, как Швед перетаскивал ее потом в палатку, вспоминалось уже словно сон.
Так. Теперь уже утро. Где-то в Карелии. На оранжевом пологе палатки тени древесных веток рисовали волшебные видения, переливались, рассказывали немые стихи из линий и пятен, рифмовали свет и тень. Все равно что мысли в замкнутом сознании — у каждого своя сказка про жизнь.
Мурка перевернулась на бок и уткнулась лбом в плечо Янки. Сестра. Ей ни за что, никогда нельзя рассказывать про «пупсов» в болоте. Да и кому это вообще можно рассказать? Блин. Теперь что, всю жизнь смотреть на Неву и думать, что молекулы воды из того болота текут по речкам и озерам в Свирь, потом в Ладогу, потом — в Неву? И проплывают мимо их трехкомнатного замка? Ффу. Ну так что ж, грунтовые воды из-под кладбищ тоже куда-то стекают. Может, молекулы Васьки тоже уже плывут где-то в Балтийском море.
Янка что-то невнятно пробормотала во сне. Мурка подняла голову и посмотрела в ее лицо: в оранжевом свете Янка выглядела загорелой и совсем молоденькой. Да она и есть молоденькая. Вся жизнь впереди. Надо, чтоб эта жизнь была хорошей. Без склизких пупсов. Поэтому нельзя рассказывать ей о том, что там — в болоте… И самой не надо вспоминать.
Мурка заметила, что на рыжем плече Янки осталось золотое пятно от ее лба. И вообще-то это золото на Янке везде, пятнами. Ну, они ж вцепились тогда друг в друга… Сестра. Странно вообще-то. Но как будто так было всегда. Сестра — и сестра.
Оглядела себя: ох… Густо как покрасили. Золотистая пудра была замешана, похоже, на розовом масле, иначе тут не пропахло бы все этой дрянью… И измазала она здесь почти все маслом и золотом. Одеялу, футболке — хана. И Петиному брезенту, наверное, тоже… Надо как-то отмываться… Скорей.
Она бесшумно расстегнула полог — солнце хлестнуло по глазам и вышибло слезы. Какой огромный настоящий мир! Какие высоченные, в синее небо, сосны! Как пахнет хорошо! Она на четвереньках наполовину вылезла из палатки. Напротив обнаружились еще две палатки побольше, синяя и зеленая. Одна пустая, распахнутая для проветривания, а рядом с другой в раскладном креслице сидел Митя в белой футболочке и спортивных штанах и поверх старенькой книжки смотрел на Мурку. В глазах у него что-то остро сверкнуло, потом стекло по щеке.
— Привет, — прошептала Мурка и сама чуть не заревела. Удержалась и, не в силах просить прощения, спросила о второстепенном: — А где парни?
— На рыбалку уперлись, — усмехнулся Митя. — Тут речка рядом. С форелью. После подвигов им энергию некуда девать. Ох, Малыша. Какая ты… Золотая.
— Временно, — буркнула Мурка и вылезла совсем. От неприлично длинных и неприлично золотых рук и ног по всей полянке заскользили золотые зайчики. — Надо отмываться…
— Мне тоже, — проворчала из палатки Янка и тоже вылезла, теплая и косматенькая. — Я тоже вся в твоем липучем золоте… Привет, Митя. Я тебя люблю. Очень. Тут речка рядом, говоришь?

По темной воде тихой речки поплыли золотые узоры.
— Хохлома, только поганая, — сердито сказала Мурка, оттирая себя. — Вот уж не ожидала, что золотая пудра так крепко прилипает…
— Золотая кошка, — хмыкнула Янка. — Дай на голову буду поливать, быстрее эти перья промоешь… Мурлетка. Мурка моя родная. Марта. Так что? Что мы с… С ней будем делать?
— Не знаю. — Речь, конечно, шла о матери. — Она психическая, точно… Погоди-погоди. А мы ведь докажем кому угодно, что мы — ее дочери? Значит, можем объявить сумасшедшей?
— Наверно, можем… Она опасна, правда?
— Там дети у них живут. Наташка и Маруська. На опеке, сиротки. Нельзя же их там оставлять.
— Ты и их спасти хочешь?
— Хочу. Но вообще-то я совсем не знаю, что дальше делать. Она у себя развела опасный бизнес. Яды, препараты крови, подделки лекарств, незаконное прерывание беременности… А меня там все видели. Если мы вмешаемся — меня сразу найдут. Я боюсь. Надо у Мити спросить. Блин… От меня ему — одни проблемы…
Золотых и белопенных узоров на речке стало так много, что они почти скрыли воду, но течение потихонечку уносило их между мохнатыми от густой высоченной травы берегами — куда-то за поворот. В болото, в грунт… В прошлое. На голое плечо Мурки села стрекоза. Лето… Наверно, все-таки все обойдется. Но как же стыдно, что всем пришлось ее выручать!

Но подпорожские Муркины проблемы Мите решать не пришлось. Шведу позвонил дед Косолапов, которого они с Петей и Андрюшей оставили в качестве секретного агента, и рассказал, что всю ночь, конечно, в «Цветочке» был дурдом. Кто-то из «умалишенного бабья», не веря в Семирамидино химфармпроизводство, вызвал скорую, да не одну, и скорые к утру, но приехали. Врачи поняли, что тетех, пострадавших от укусов гадюк, больше двух десятков, и что дело вообще-то нечисто, если тут везде гадюки и лекарства ящиками без маркировки, а еще полно беременных и сумасшедших. Врачи вызвали МЧС, полицию и остались оказывать помощь на месте. Когда прибыла подмога в лице спасателей и властных структур, началось такое, что дед Косолапов решил — даже и под пологом леса, и в укрытии ему делать нечего. К тому же бинокль «перестал показывать», и дед отправился восвояси. По пути вытащил из болота одну изожранную комарами и гнусом «малолетнюю сироту» в позолоте, а другая сама из кустов вылезла и увязалась, сопли ручьем, веночек набок… Из одежонки на обеих только резиновые сапоги и золотая краска. Не мавки же, в лесу не бросишь. Увел к себе, сдал супруге, а там видно будет. Девки еще малые, ничейные, рассказывают всякие страсти… Одевали всей деревней. В детдом обратно сдавать жалко… Да, а мать Семирамида-то, старшая «Цветочка» — в Подпорожье, в реанимации, прости господи… Да и не одна она в больницу угодила, теперь упырих этих добрым людям вытаскивать с того света, силы тратить и лекарства! Еще дед Косолапов зазывал в гости, обещал баньку и «пуншик», но Швед предпочел приглашение отклонить.

После этого звонка всех накрыло спокойствием. И сонливостью. Петя с Андрюшей, подстелив брезент в намертво приставших пятнах позолоты, развалились на солнышке и уснули между спиннингов и коробок с блеснами и воблерами, как два тюленя; Швед почистил пять выловленных щук и пятнадцать окуней (форелек не попалось ни одной), гордо разложил все на листах лопуха, передал Янке, заполз в палатку и больше оттуда никаких звуков, кроме похрапывания, не доносилось. Рыбу у Янки отнял Митя, и Янка тоже уползла в палатку к Шведу. А Мурка помогла Мите замотать каждую рыбку в фольгу и закопать под прогоревшим кострищем. Хотела еще поговорить с ним, посоветоваться, извиниться в конце концов, пока никто не слышит, но она нечаянно села на надувной матрасик, а потом так же нечаянно прилегла — голубой ветер шумел в верхушках сосен. Хороший ветер, не страшный, летний… Митя накрыл ее одеяльцем, и она уснула.

— Бицепс до конца не разгибаешь… — кого-то учил Швед. — Чувствуй, как подтягиваешь спину… Четче…
Чего? Мурка проснулась окончательно, села. Солнце, жара. Но день клонится к вечеру. В тени на походном столике Янка режет помидоры. Там же — запеченная рыба грудой поблескивающих сквозь сажу оберток из фольги и та изумрудная банка с огурцами. Подальше под большой сосной Андрюша, Петя и Швед развлекаются упражнениями, будто в фитнесе. Митя у костра наливает воду из канистры в большой, бархатный от сажи котелок. Канистра синяя, городская. И правильно, нечего воду из всяких этих речек пить — они текут сквозь болота, а в этих болотах… Мурка крепко зажмурилась. Потом резко выдохнула, вскочила, налетела на Митю, обняла, поцеловала в щеку, выпросила воды в горсточку, умылась и помчалась обниматься с Янкой.
Рыба была вкусной, но костлявой. Умело с ней управлялся только Митя. Щук съели всех, от окуней — только бескостные спинки. Янка безмятежно ухаживала за всеми, узенькой рукой вытаскивала парням из банки хрусткие огурчики. Мурка сидела тихо. Ей хотелось извиниться, но она не знала, как. Митя видел, что она на нерве, и завел разговор о пейзажной живописи, мол, какие вокруг живописные места. Мурка вздохнула:
— Да. Красиво. А нам сколько еще нужно тут в живописном месте находиться? Мы прячемся от хозяев Семирамиды или что делаем?
— Отдыхаем, — сказал Петя.
— Выжидаем, — добавил Андрюша. — Она ж тебя дочерью при всех тех бабах называла? Номер твой у нее в контактах есть? Ну вот. Посмотрим, будут ли тебя искать… Хотя я б с тобой связываться не стал, ох не стал… Ты, художница, вот скажи…Это что ж за припадок глупости такой был? Зачем ты туда пошла, если велено было не соваться?
— Я не знаю, — честно ответила Мурка и съежилась. — Посмотреть.
В тишине чирикали невидимые лесные пичужки, шелестел ветерок в листьях, потрескивали угольки в костре, с речки на пределе слуха доносился плеск на перекатах.
— Мать ведь, — спустя минуту грустно сказал Митя. — Малыша, ты хотела увидеть, мать она тебе все еще или уже — чужой человек?
— Мне уж кажется, она всегда чужая была.
Мурка прислушалась к окаменевшему сердцу. Нет, ничего. Обиды или ненависти — нет, нету. Но и тепла, хотя б из ранних каких воспоминаний — тоже нету. Вспомнить нечего. Все детство: «маа-маа!» — а фиг. Хоть заорись, хоть лопни от крика — ей не до тебя. Ноль, ничего. Нет чувств. Зато и боли тоже нет. Да ее детство было бы в сто раз счастливей, если б такой матери вовсе не было… Она посмотрела на Янку: та глядела невидящим взглядом в лес. Янке и вовсе ничего хорошего о Яковой С. И. не вспомнить. Мурка тоже уставилась в лес. Швед забеспокоился:
— Девки, эй! Не замирайте так! Вы обе у меня теперь, что ли, призраков видите?
— Призраков? — переглянулись Петя с Андрюшей. — Что, правда?
— Не волнуйтесь, их только Мурка видит…
— Да не вижу я никого, — рассердилась Мурка. — Как отрезало! Я нормальная, а не психопатка!
— Да, уж на психопаток мы насмотрелись, — хрюкнул Андрюша. — Хотя нам их и на работе хватает.
— Давайте чай пить, — Петя толкнул его коленом. — Андрюшка, тащи котелок, кипит…
К чаю Янка высыпала на стол между кружек конфеты «Аврора», и Мурка вспомнила, как вчера котенок гонял по полу скомканный фантик от такой конфеты. И это было всего лишь сутки назад. Как он там, интересно? Выжил? Коты вообще-то живучие… Стало тошно. Янка что-то почувствовала, пересела к ней поближе, поменявшись со Шведом, которому вдруг стало нужно обсудить с Петей и Андрюшей содержимое коробочки с блеснами. Янка сунула Мурке в ладони кружку с чаем и строго сказала:
— Держись. Не застревай в том, что случилось. Живи настоящим. И вообще… Зря не тормоши прошлое. Живи дальше.
— Да, — кивнул Митя и подал Мурке ванильный сухарик. — Ох, девчонки мои милые. Живите изо всех сил. Радуйтесь каждой минутке. Ведь вы так молоды, а жизнь… Всякая бывает, но лучше ее ничего на свете нет.
— Живем дальше, — согласилась Янка. — Наследственность — не приговор.
— Играем с этой точки, — кивнула Мурка. — Прорвемся, Митя, правда?
— Ничего ж по-настоящему трагического не случилось, — усмехнулся Митя. — А сегодня! Девчонки, вы только вдумайтесь, какой денек нам сегодня сказочный выпал: лес, речка, лето! Я уж забыл, когда на природе вообще бывал! Сказочный денек!
— Он еще не кончился, — буркнула Мурка.
И тут на пределе слуха запищал чей-то телефон. Пищало из палатки, из сумок.
— А! — догадалась Янка. — Это твой, Мурлетка. Ты ж его в домике оставила.
На экранчике высвечивался чужой номер с непонятным префиксом. Мурка растерянно посмотрела на Митю:
— Брать?
Звонок оборвался. Петя забрал у Мурки телефон, ушел в машину, открыл ноутбук — а через пару минут вернулся:
— Это Подпорожская районная больница.

С острым нарушением мозгового кровообращения Якова Сусанна Ивановна была отправлена из Подпорожья в Волховскую клиническую больницу, а там, не приходя в сознание, скончалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у нее была патологическая многоплодная беременность (врожденные дефекты всех шести плодов, несовместимые с жизнью), страшнейшая интоксикация на почве приема неизвестных препаратов и укуса гадюки, тяжелое поражение паренхимы печени и, собственно, сам мозговой отек. Спасти не смогли. По дороге в Петербург в Волхове Мурка и предъявившая свидетельство о рождении Янка подписали нужные документы, Швед и Митя сходили в ритуальное агентство, оплатили все необходимое, а через день менеджер агентства прислал справку о захоронении и оговоренный фотоотчет: самый дешевый гроб, деревянный крест, земляной холмик. Венков и цветов не надо.
Больница нашла Мурку только по подписанному словом «дочь» номеру в материном телефоне. Ни соответствующие службы, ни хозяева Семирамиды Мурку не искали. Митя сказал, что такие «уважаемые люди» из-за Семирамиды светиться не будут. А что эту бабью «базу отдыха» разогнали, так, может, им и на руку — уж слишком Семирамида развернулась со своей гадючьей фермой. Сами разберутся. И точно, База отдыха «Цветочек» недели две постояла вроде как пустой, но дед Косолапов, у которого бинокль снова «стал показывать», сообщил, что кто-то там потихоньку копошился, что-то жег, что-то увозили — привозили. Потом приехал автобус с рабочими, те снесли забор, закрасили розовое цветом хаки, отстроили несколько пирсов и площадок для мангалов, начали строить баньки-сауны и приколотили на столбе громадную золотую щуку с надписью «Приют рыбака». А потом грузовик привез несколько лодок, и уж начали приезжать рыбаки. Дед познакомился с управляющим, они попили «пуншику», съездили в лодочке вокруг озера по рыбным местам, и дед был нанят сторожем-консультантом. Янка заставила Шведа клятвенно пообещать, что для рыбалки он найдет себе другие озера. В другом районе. В другой области. Или лучше всего — Тихий океан. Тунец, Хемингуэй и все такое.
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Мурка странно быстро забывала пережитое. Как только вернулись в летний душно-звонкий город и окунулись в хлопоты, ей стало казаться, что все, случившееся среди северной природы, сосен до неба, заброшенных деревень, оскверненных церквей, болот и гадюк — было с кем-то другим, не с ней.
И даже Ваську и девочку Элю тоже видел кто-то другой. Не она сама, Марта Катцепрахт, студентка первого курса Академии — третьего августа был приказ о зачислении.
У нее было полно других хлопот и забот. Не до призраков и тоски. Отец поправлялся, и с чувством безвозвратного повзросления его следовало навещать, приносить вкусненькое, не волновать, а подбадривать, по вечерам звонить его жене с отчетом. Та оказалась мила, умна, тактична и, в другом городе с младенцами на руках, была благодарна Мурке, что за супругом есть дочерний присмотр. С отцом отношения складывались совсем новые. Но теплые. Он вызвал нотариуса в палату и подписал доверенность, по которой Мурка могла делать с бабкиной квартирой что угодно, мол, все равно ж надо продавать. И Мурка продала. В тот же день. Работодателям Мити. Теперь неприличному секретному заведению никуда не надо переезжать, и Мурка радовалась, что после занятий в Академии по-прежнему сможет заходить в гости, есть пирожные и рисовать картинки для заработка. Сделку сопровождал сам Митя, и, когда сумма с нужным количеством нулей пришла на отцовский счет, тот так быстро пошел на поправку, что врачи разрешили перевезти его в санаторий под Зеленогорском.
Это оказалось кстати. Потому что нечего было отцу снова заходить в эту квартиру и рисковать здоровьем.

А со всем остальным, кроме заколоченной комнаты, в квартире помогали разбираться все. Петя и Андрюша предложили «зачистить не глядя», но Мурке так жалко было бабку, так стыдно и за себя, и за мать, что она надела респиратор и занялась разбором завалов сама. А Янка пришла помогать. Большую часть тряпья они, конечно, выкинули, но много-много платьев пятидесятых-шестидесятых годов, хорошо сшитых, удивительных, обнаруженных в недрах громадного платяного шкафа — дорого купили винтажные салоны и костюмерный цех киностудии. Киностудия же забрала и сам шкаф, и еще кое-какую мебель, и детскую кроватку с никелированными шариками, и даже довольно облезлый манекен в платье Мальвины, с лица которого Мурка отодрала фотографию девочки-дауна, и аутентичный «советский домашний текстиль» типа ковриков и одеял, и даже неношеную старинную детскую одежду, и ботики, и туфельки. Мурка ужасалась:
— Грязное же все!
— А мы сейчас прямо в химчистку повезем. А вот скажите, там в коридоре сервиз ЛФЗ в коробках, не продаете? А вот тот диванчик кожаный с деревянной спинкой, почем отдадите? А кукольные кроватки? А игрушки советские, куклы и неваляшки?
Пара сервизов ЛФЗ, столовый семидесятых годов, но редкий, и чайный, кобальтовая сетка, нетронутый, в заводской упаковке, как и несколько фарфоровых статуэток, хорошо ушли через Митю в антикварный салон. Старинные елочные игрушки Янка отмыла и разложила по пластиковым контейнерам с отделениями:
— А эту красоту мы никому не отдадим!
Так что через неделю от бабкиной жизни остался только сундук с архивом, два контейнера с елочными игрушками, протестантская старинная библия на немецком языке, голубой плюшевый альбомчик с фотографиями (прости, девочка Эля!) и старинное настольное, с помутневшей амальгамой зеркало размером с книгу, в рамке из эмалированных цветочков — Митя сказал, редкость. В сундуке как раз хватило места на все это, и Петя с Андрюшей, кряхтя, отвезли его в кладовку к Шведу и засунули под альпинистское снаряжение рядом с зимними шинами… Пусть постоит, пока отец не приобретет новую квартиру. Теперь в бывшей бабкиной халупе работали строители, обдирая стены до царского кирпича и снося советские, двадцатых годов, хлипкие перегородки, а Мурка с Янкой и Митя разрабатывали дизайн-проект. Это было весело и интересно.

Но весело и интересно здесь стало лишь потому, что сначала Петя и Андрюша четко и быстро ликвидировали главное проклятие квартиры, которое несколько десятилетий, видимо, находилось в заколоченной комнате. Как только убрали это, дышать стало легче, и можно было уже впустить в квартиру и Янку со Шведом, и покупателей барахла, и строителей… Про это знали только Мурка, Митя и Петя с Андрюшей. Отец тоже знал. Но говорить с ним об этом Мурка не стала: не после инфаркта. Сказала лишь:
— Вывезли, захоронили. Не думай больше об этом.
Она и сама старалась не думать об этом. Получалось. Она надеялась даже, что память постепенно затрет, замажет серой краской то, что ей пришлось увидеть в заколоченной комнате. Ведь закрашивает же она всю эту историю с матерью, то, что случилось далеко в лесах на севере? Только одно слово «гадюка» в голове кровавым цветом вспыхивает.
Нет, конечно, забывать насовсем нельзя. Но и позволять ранить себя этим, уродовать — нельзя тоже.
— Это не твоя жизнь, — сказал Митя. — Это не ты виновата, что люди, натворившие такое, жили отвратительно и ужасно. А твоя задача — не дать никому все тебе испортить. Не для того ты родилась на свет и уцелела, чтоб терзаться чужими грехами.
Рассуждать о чужих грехах сейчас, в квартире, ободранной до перекрытий, продезинфицированной специальной службой, в квартире, где меняли полы и устанавливали стеклопакеты с особенными какими-то стеклами, где возводили новые перегородки, в пространстве, в котором Мурка никак не могла признать ту нору, где пришлось пережить прошлую зиму рядом с этим, не ведая, что оно тут, за стенкой — сейчас умничать было легко. Совсем не страшно.

А вот тогда, собравшись с духом, войти… Хотя и отец уже сказал, что там, а Митя и предупредил осторожно, и теперь держал за одну руку, а Андрюша за другую, а Петя сзади светил мощным фонарем, потому что темно — окно фанерой заколочено… У Мурки внутри все выло от ужаса и скручивалось в холодные узлы. Как это забыть, забыть насовсем?
В узкой и длинной комнате пахло затхлостью, едкой хлоркой и чем-то протухшим и засохшим. Хлоркой был засыпан весь пол, вдоль стен — горками высотой по щиколотку. Но хлорке тоже было, наверно, несколько десятилетий, поэтому для защиты хватало респиратора. Посреди комнаты лежал опрокинутый навзничь одностворчатый платяной шкаф с распахнутой, криво висящей на одной петле дверцей — видно, отец открыл… Нутро шкафа было доверху засыпано пожелтевшей крупной солью. А из соли…
В общем, там лежала мумия деда — так сказал отец накануне. И у отца так посерели губы, когда он говорил это, что Мурка позвала медсестру, а отцу сказала:
— Пап, ничего. Мне ребята уж рассказали. Мы справимся.
Так что теперь пришлось справляться. От мумии было видно немного: правую кисть, смахивающий на кость лоб, черные носки ботинок. Немного все это смахивало на мощи святых, которые выставлены для поклонения в некоторых церквях. Петя, выглядевший так, будто собирался упасть обморок или мучился тошнотой, застегнул строительный одноразовый комбинезон до самого респиратора и, храбрясь, сказал Андрюше:
— Да терпимо… Старичка мы деликатно в контейнер, а соль лопатой в мешки, в коробки.
— Дмитрий Гедиминович, Марта, идите уже отсюда, — сказал Андрюша, натягивая толстые черные резиновые перчатки. — Ты, художница, не трясись. Дедушка как дедушка. Я когда в медицинском учился, в анатомичке и пострашнее кадавров видел… Иссох весь за столько лет, тяжело не будет. Идите. Мы все нормально сделаем.
Утром Мурке на телефон от Пети пришла метка GPS без всяких подписей, только координаты. На сороковом примерно километре от города.
А вслед за меткой раздался звонок Мити:
— Малыша! Ну как ты? Андрюша за тобой едет, собирайся! — Голос Мити звучал свежо, без всяких тревожных нот, не страшно. — Тут еще кое-что ты должна решить. Приезжай одна, дело деликатное. Да, по дороге молока купи, какао потом сварим.
Швед и Янка услышали и про молоко, и про «дело деликатное». Но Митю они уже знали и любили, поэтому Янка просто вытащила из холодильника бутылку молока и сунула ей в руки:
— Будем ждать звонка.
По дороге Андрюша рассказал, что да, деда захоронили в красивом месте, на берегу речки — в природоохранной береговой зоне, где никто ничего перекапывать не будет. А про «дело деликатное» сказал:
— Да нашли мы там еще кое-что… Как соль стали выгребать, так и нашли… Сама увидишь, — и замолк. Только в подъезде сказал: — Я на охрану. — И скрылся за дверью служебной однушки.
Мурка поднялась одна — а у двери квартиры, тоже будто что-то охраняя, ее ждал Петя. Сверху спустился Митя в голубой жилетке поверх белоснежной рубашки; нарядный, но мрачный — и почему-то с упаковкой синих латексных перчаток в руках:
— Осторожность не помешает.
В квартире, тогда еще заваленной бабкиным хламом, чисто было только в бывшей Муркиной комнатенке. И там на хлипком кухонном столике, который она зимой использовала как письменный, стояли три советских ящика из-под патронов — такие она видела в фильмах про войну. Большие ящики, грязно-зеленые, крепкие. И две алюминиевые почерневшие кастрюли на три и на пять литров, через ручки тщательно замотанные проволокой, и коричневый, весь оббитый эмалированный трехлитровый бидончик. Под всем этим грузом столик едва стоял.
— Это выглядит как-то зловеще, — Мурку слегка затрясло. — Что, все это вот так и лежало? В соли? Под ним?
— Странная, конечно, женщина была Эльза Ивановна… Но аккуратная. Основательно к делу подошла. — Митя протянул Мурке пару перчаток: — Голыми руками ничего не трогай. Лучше даже вторую пару поверх надень.
— Наследство, видать, — хмыкнул Петя и поднял с пола новенький красный гвоздодер, принесенный еще Муркиным отцом. — Клад какой. Ну что, вскрываем?
— Я боюсь. Но вскрываем.
Петя осторожно и быстро вскрыл первый патронный ящик, без стука прислонил крышку к стене. Содержимое ящика было накрыто куском брезента с рваными краями. Митя кивнул Мурке:
— Открывай. Ваша ведь собственность.
Мурка — не сразу ухватив краешек брезента трясущимися пальцами — отогнула жесткую ткань: ой. Сначала ей показалось, что это какие-то тусклые золотые насекомые, какие-то почерневшие червяки, зеленые и красные жуки… Но это были украшения. Золото. Цепочки, колье, кольца и прочее. В основном простенькие, советские. Она взяла один браслетик с синим прозрачным камешком — и тут же бросила. Ее охватил ужас.
Это не могло принадлежать одной семье. Это что-то очень преступное. Это…
— Блокадное золото, — с ужасом сказал Митя.
— …Не надо, — хрипло сказала Мурка. — Мне — не надо! Митя, Митенька, куда ж это все теперь деть! Мне не надо!
— Да ты погоди… — Митя медленно, как во сне, вытащил кулон с большим зеленым камнем. — А вот это — дореволюционное явно изделие, диких денег стоит…
— Мне не надо!
— А папа что скажет?
— Папа и без этого золота человек! Не надо ему! И мне — не надо! И бабке — бабке-то ведь тоже было не надо!
— Не рискнула продавать, — пожал плечами Петя. — Или в самом деле, может, не надо ей было такого золота… Я б тоже не взял. Эх… А старикан, видать, та еще мразь… А мы с Андрюхой-то со всем уважением…
— Мы не знаем наверняка, — Митя приобнял дрожащую Мурку. — Он это собирал, не он… Нам не узнать. Малыша, ты не пори горячку. Это большие тут деньги лежат, — он покачал кулоном. — Вот это надо на международный аукцион выставить, точно. И это, — он ткнул в браслетик. — Деньги.
— Я бы сдал государству, честно, — буркнул Петя, разматывая проволоку, прижимавшую крышку на коричневом бидончике. Размотал, открыл. И побелел как мел: — Блин… Люди, да разве ж так можно…
Бидончик был полон каких-то золотых непонятных штучек, то по одной, то слепленных по несколько. Мурка с недоумением посмотрела на Митю:
— Это что?
— Зубы золотые, коронки, — Митя отвернулся. — Петя, закрой!
Петя закрыл бидончик. И даже снова примотал проволокой оббитую крышку. Митя сказал:
— Сдадим. Этот ужас — точно сдадим.
Петя спросил:
— Только что мы скажем? Где нашли?
— Полы меняли и нашли, — ответил Митя. — Но как сдавать, если нам светиться нельзя? Так что, Малыша, тебе придется. Или отцу твоему… Или просто закопать на Пискаревском кладбище, что ли… Петя, давай вскрывай следующий. А сдать… Ну, что-то сдадим, да… Но сначала осмотрим. Изучим, — из следующего ящика он вытащил что-то очень похожее на яйцо Фаберже. — А вот это, Малыша, стоит тридцать таких квартир, как эта…
— Не надо мне, — упрямо сказала Мурка. — Забирай себе, если хочешь… А! Я придумала. Помните, дед Косолапов девок малолетних, которые с гадючьей фермы сбежали, подобрал? Они ж там бедные все… Давайте этих девчонок, Наташку и Маруську, на обеспечение возьмем, что ли… Вырастим. Так хоть будет по-человечески, правда?

Но Митя сказал, что все должен решать ее отец. Поэтому наутро они с Митей, Шведом и Янкой поехали в Сестрорецк, там в санатории взяли папу на прогулку и поехали дальше вдоль залива в ресторанчик. Мурка была рада видеть отца. Родной, живой, завтра выписывают. Когда на днях она спросила, чего он вдруг решил найти ее и вернуть в родные дочери, он замялся, но сказал, что, когда после похорон летел в Нижневартовск, перебирал все в голове — и вдруг понял, что девку такую молоденькую, почти свою, выгонять совсем одну в жизнь в наше время — подло. И вспоминал, как она ушла молча, гордая такая, номер заблокировала… А глаза-то у нее тогда в подъезде не гордые вовсе были, а детские, Васькины. И вот эти Васькины глаза ему все это время покоя и не давали. Ну, и сразу, как работа пустила, на самолет и в Питер. Разыскивать. Стыдно было, конечно, к парням этим из охраны обращаться, но чего уж… Фотография? Какая фотография?
Он правда ничего не знал про девочку Элю из плюшевого голубого альбомчика. Мурка не сразу решилась ему показать фотку маленькой бабки. Ушла. Но подумала, подумала — и вечером переслала ему на телефон. Сразу пришел сигнал «просмотрено». И только минут через десять сообщение: «Ну, значит, я все правильно сделал».
Да, правильно. Он хороший, папа. Родной. Может быть даже, когда-нибудь потом, когда у него сердце совсем окрепнет, можно будет показать ему фотки Васьки — из зеленого солнечного рая. И все рисунки про Ваську. И даже тот «Васькин мультфильм», который еще весной они с Янкой и Шведом придумали сделать из этих рисунков. Швед уже первый эпизод слепил… Папе нужен такой мультфильм. Очень. Она еще подумала про новеньких папиных младенцев в Нижневартовске: они ведь тоже должны знать, какой у них был братик?
Сегодня папа оказался еще заметнее похудевшим, подтянутым, бодрым. Успешный европеец, а не папа, который когда-то потихоньку от матери ел слипшиеся пельмешки из Васькиной жестянки. Как же ему хорошо без Яковой С. И.! Без нее всем хорошо. Даже гадюкам. Ползают себе в траве вдоль озера, а не в виварии валяются…
Папа сиял: завтра выписка, да еще приехали дочь и хорошие люди. Швед и Янка ему нравились просто так, как ее друзья, а в Мите под мягкой интеллигентностью он чуял мощнейшую житейскую и финансовую хватку и потому уважал, как делового человека и спасителя дочери. Эти люди — и дочь — помогли ему оставить все проблемы в прошлом и решить вопрос с квартирой. Впереди — счастливые годы, и папа строил планы. Еще в машине завел с Муркой воспитательную беседу о будущем: мол, бизнес, нефть, топливные терминалы, ты умная, хваткая, зачем тебе эта книжная графика на твой железный характер, ты ж моя дочь, давай быстро в Горный, или вон в Нефтяной техникум, закончишь — возьму к себе, правой рукой будешь!
Мурка долго это терпеть не стала:
— Нет уж, спасибо. Мне вон мамаша ровно то же самое предлагала. И бизнес, и в правые руки. Так что, пап, я как-нибудь сама.
— Да с голоду пропадешь на своих картиночках!
— Не пропала же зимой.
А Митя добавил:
— За те картиночки, что Марта рисует за полчаса-час, ей платят от трех до десяти тысяч. А если маслом или под заказ… Не пропадет, словом. Такой уж талант. И сила жизни. Так что нет, господин Катцепрахт, ваша дочь давно уже не беспомощный подросток.
— У меня своя жизнь, пап, — мягко добавила Мурка. — Если у меня есть возможность делать то, что хочу я — это я и буду делать. Потому что жизнь одна и короткая.
— Но реальность…
— У каждого своя. Не беспокойся. «Книжная графика» — понятие растяжимое. Вот научусь и буду свои пространства создавать. Иммерсивные среды, например. И виртуальную реальность под заказ людям придумывать. Любую. Так что… Я выживу.
— Ну… Что ж. Да, ты сильная.
Она подумала, а стоит ли подделывать воспоминания и создавать реальность прошлого, где Васька жив, а бабка — не ведьма, как по правде, а добрая и пирожки печет, картинки с Красной Шапочкой вышивает, и папа с мамой… Ой, нет. Мать переделывать — никакой виртуальной силы не хватит. Ее — забыть. Мурка оглядела всех любимых своих людей. А кому из них — какую реальность? А они вообще такой свой виртуальный мир захотят ли? Они ведь сильные. Они каждый свою реальность создают. Да такую, что если собрать лишь те следы в Интернете, что они уже оставили, и сгенерировать бота — внуки обалдеют. Мурка решила, что для себя будет «делать жизнь» под не выдуманную виртуальную реальность. А чтоб все по правде. Чтоб, когда будет сто лет, войти туда и прожить все заново. Ну, ладно уж, и внукам показать. А начало будет… Начало будет про широкие серые северные реки и про золото детской глупости, которое смываешь с себя в тихой темной речушке, и оно ненужными узорами уплывает за поворот, в прошлое… Безвозвратно.
Потом был обед на открытой террасе над заливом, солнце сверкало на столовых приборах и прозрачных бокалах, на голубой глади залива. Шуршали волны, орали чайки, слабенько-слабенько, но пахло морем. Папа пообедал, слегка успокоился, любовался водной ширью, потом стал выяснять, планирует ли дочь пойти учиться в автошколу, есть ли у нее загранпаспорт, и куда бы она хотела поехать. Мурка сказала:
— Я пока вот вдоль моря погулять хочу… Мы вот с Янкой и Шведом прямо сейчас пойдем погуляем, пофотографируем, ага? А к тебе, пап, у Дмитрия Гедиминовича есть серьезный разговор. Это ведь ты ж прямой бабкин наследник, не я. Ты и решай.
— Чего решай?
— Это очень серьезно, господин Катцепрахт, — волнуясь, сказал Митя. — Мы бы могли утаить, но тут имеет место очень весомая этическая составляющая…
Дальше Мурка не слушала. С моря тянул ветерок. Пахло камнями и водорослями. Берег здесь был каменистый сплошь, будто какие-то древние великаны замостили из громадных булыжников дорогу между землей с соснами и водой с рыбами. Дорога вела куда-то в будущее. Переступать с валуна на валун было занятно и весело, так что Мурка минутами даже забывала про блокадное золото. Камни были похожи на события в жизни: перескакиваешь с одного на другое, а житейское море плещется и норовит облить ледяной водичкой. Мурка надеялась, что отец, взрослый и сильный, примет еще одно правильное решение. Но ее это не касается. Ей — ничего не надо из тех страшных ящиков.
— Может, правда куда-нибудь к теплому синему морю слетаем? — спросила Янка.
— Может, и слетаем, раз хочешь, — странно сказал Швед и спросил у Мурки: — Папа-то когда домой в Нижневартовск?
— Через два дня, во вторник. Я ему уже билет забронировала. А что?
— Да мне тут Ангакок письмо прислал. Тебя с поступлением поздравляет.
— …Откуда он знает?!
— Шаман ведь, — пожал плечами Швед. — Кошка, ты слушай… Он тебя в гости приглашает, пока еще до первого сентября время есть. Пишет, что в Нижневартовске встретит. А там — на вертолет и в тундру. Поедешь?

1 Что за хорошенький маленький художник! Настоящий маленький ангел! Какой прекрасный рисунок! Как хорошо ты умеешь рисовать, милая девочка! Сколько ты хочешь за свой рисунок? (Англ.)

2 Мисс, где находится замок задушенного царя? (Англ.)

3 Дорогая Эльза, мы поздравляем тебя с 1 Мая. (Нем.)

4 Проклятая ведьма (нем.).

5 Дорогая Эльза, сердечно поздравляю, вы умерли. (Нем.)

6 Русские пироги! Пожалуйста, покупайте настоящие русские пироги! (Англ.)

7 …С картофелем, с рыбой, с ягодами! (Англ.)

8 Россия любит тебя. (Англ.)

9 Русские пироги! Русские пироги! (Англ.)
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